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[image: bin00000004.png]ражничали накануне изрядно, хотя не до умоисступления. Только Борис Щенятев, из пеших стрельцов, по обыкновению захмелев сверх меры, под утро уже стал лаять его, крича непотребное: Лобановых-де по Москве развелось, что псов бездомных, — кинь палку через тын и зашибёшь Лобанова. Этакого поношения было уж не стерпеть, Андрей за ворот кафтана выволок обидчика на двор и многажды кунал в кадь с дождевою водой, — покуда тот, вдоволь нахлебавшись, не протрезвел и не повинился как должно. Обиды на скудоумного он не затаил: что с него взять. Сдуру чего не вякнешь, да ещё в подпитии! Эко вызмеился — Лобановых на Москве много... Щенятевых неужто меньше? Да и чем гордиться, сам-то небось не из тех, не из княжат, какой-нибудь худородный побег, ещё неведомо, отколь такое выползло...

    Андрей и сам подивился, с чего это вспомнилась вчерашняя дурь. На душе было легко, ехал не спеша, щурясь от солнца и придерживая аргамака. На Тверской людно — ещё кого стопчешь, не приведи Бог. До чего ж здешний народ охоч до зрелищ: скоморохи ли козла с медведем стравили, татя ли кнутом дерут, посольство ли едет — всё увидеть надо. Особенно любопытно на иноземцев поглядеть... хотя мало ли тут ихнего брата, да и что в них такого? Люди как люди. Одеты, конечно, диковинно. Нынешние вот, что прислал ливонский гермейстер (небось опять о пленниках юрьевских приехали хлопотать), — у этих одежда попроще, без особой пышности — плащи с латинскими крыжами[1] остроконечными, зато воинский доспех хорош, ничего не скажешь...

    Да и мы, чай, не обсевки! Андрей погладил резную, в крупной бирюзе, рукоять сабли — дорогой, взятой тому восемь лет ещё под Астраханью — и, потрепав по конской гриве, игриво подмигнул встречной молодке. Хотя тут же, получше её разглядев, устыдился: больно нарумянена да насурмлена, не хватало ещё среди бела дня перемигиваться с лиходельницей[2].

    Бориска, тот, пожалуй, от зависти на него ярится — что ездовой, не пеший. А самому кто помешал в ездовые верстаться? Конечно, у нас служба вроде бы и полегче. Хотя как когда! Нынче-то ладно всё сошло, а бывает по-всякому, в ответе же за всё он — сотник. С простого стрельца какой спрос?

    Вечереть уже начинало, солнце клонилось за купола храма Успения, к самой кровле Большого дворца. Скоро и к вечерне ударят, а народ, гляди, не расходится по домам. Ну да завтра воскресенье, только и дел, что обедню отстоять... Шум стоял как на ярмарке, купцы — лавки уж скоро запирать — пуще зазывали покупателей: успеть бы ещё чего продать, скоморохи бабам на потеху горланили охальное, взревывал медведь, громыхали накры[3], гудели дудки, что-то своё лихо высвистывала сопель. Не в пример иным московским улицам, Тверская вымощена гладко обтёсанными и плотно уложенными одна к одной еловыми плахами, но уж несколько дней стояло вёдро, было сухо, и густая пыль висела в воздухе, золотясь от косых солнечных лучей.

    Гордо подбоченясь, покачиваясь в седле, сотник пробирался сквозь толпу, поглядывая по сторонам, негромко покрикивая: «Посторонись, эй!» или «Остерегись, дядя, стопчу!» Были тут и конные, но не густо, и жёнка какая-то ехала на лёгкой таратайке, запряжённой маленькой каурой лошадкой, — молодая жёнка, видать со спины, ишь стройна, что твой стебелёк... Заинтересовавшись, Андрей тронул шпорами аргамака, поравнялся с двуколкой и, оглянувшись будто невзначай, обмер.

    ...Он после и сам не мог понять, от чего обмер, вроде бы и не с чего было обмирать вот так, с первого-то взгляда. Испокон веку славится Москва пригожими девами, а эта и не была как будто такой уж невиданной раскрасавицей — в Ливонии и иных краях повидал сотник Андрей Лобанов и попригожей. А вот милее не встречалось, оттого и замерло ретивое. На голове у ней был обычный девичий венчик, оставляющий напоказ золотисто-русые волосы, а глаза удивили цветом — не серые али голубые, как обычно в наших краях, а тёмно-карие, в масть соболиным бровям. В остальном же — москвичка как москвичка, румяна да круглолика, и носику б не мешало чуть подлиннее вырасти. Ну да уж какой есть! Купецкая дочь, похоже; одета богато, в обшитой золотым позументом душегреечке бархатной цвета смарагда, однако не боярышня — те так вольно не ездят, без нянюшек да холопей.

    — Не боязно ли, девица-красавица? — спросил он с улыбкой, осадив коня поближе, и заломил шапку, слегка поклонившись.

    — Чего бояться-то, — отозвалась она певуче и искоса стрельнула глазами. — Не ночь на дворе... да и ездец рядом вон какой — при сабле. Неужто не оборонишь?

    Он не нашёлся что ответить, даже заробел маленько — ну бойка!

    — Так мы вроде не уговаривались, а ты вон как — без провожатых. А ну как лихие люди умыкнут?

    — Тятенька откупит. — Она тоже улыбнулась и снова ожгла его быстрым взглядом.

    — Оно конечно... А ты чья ж будешь?

    — Ишь любопытный какой! Много знать хочешь, стрелец. Ай состариться невтерпёж? Успеешь ещё, да тебе, чай, не так долго и осталось...

    Этого уж снести было нельзя, он прикусил губу и рванул левый повод, отворачивая послушного аргамака.

    — Больно языката, как я погляжу! — крикнул гневно. — Я-то тя не обидел, невежа!

    — Сам таков! — пронзительно закричала она ему вслед. — Научись сперва с девицами разговаривать, а уж после знакомься!

    Здесь, недалеко уж от Неглинки, где Тверская круто спускается к Китай-городу, было посвободнее, и он пришпорил коня, донельзя огорчённый тем, что девица-красавица оказалась сущей язвой. Позади оглушительно ударили в литавры, а потом послышался вдруг взрыв шума и гвалт, он обернулся — каурая кобылка летела по серёдке улицы, дробно молотя копытами по плахам мостового настила и кидая таратайку со стороны на сторону. Упущенные вожжи мотались по воздуху, а сама девица — видно было — едва удерживалась на сиденье, вцепившись в закраины кузовка. Прохожие разбегались в стороны, визжали бабы, с кудахтаньем сыпались куры из опрокинутой корзины, двое мужичков попытались словить ошалевшую кобылёнку, но не преуспели, будучи явно в подпитии. Не на шутку испугавшись, — вот-вот убьётся насмерть, экая дурёха, чего браться, коли не умеешь! — Андрей вздёрнул коня на дыбы, одновременно разворачивая назад, и бросил навстречу и наперерез. Соскочив с седла в тот самый миг, как лошади должны были столкнуться, он ухитрился поймать каурку за узду и осадил, задирая ей голову. Лошадь, уже вся в мыле, мелко дрожала, он успокаивающе потрепал её по холке, подобрал вожжи и сделал шаг к таратайке, чтобы отдать их горе-вознице, которая — теперь уже ни кровинки в лице — смотрела на него круглыми глазами; и тут кобыла опять рванула, поддав задом, да так, что он, с намотанными на руку вожжами, зацепился каблуком за выступающий торец плахи и упал прямо под колесо. Андрея ударило сразу в грудь и в голову, показалось даже, будто что хрустнуло, и последним, что он услышал, был истошный девичий визг откуда-то сверху.
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В году от сотворения мира семь тысяч восемнадцатом, по латынскому же еретическому счислению одна тысяча пятьсот десятом, прославленный фряжский зодчий Алевиз завершал в московском кремле возведение храма во имя Михаила Архангела — великокняжеской, а позже и царской усыпальницы. Однажды, обходя работы, он увидел в углу мальчонку-подносчика, который, пренебрёгши прямым своим делом, ладил какую-то словно бы игрушку. Мастер хотел было поучить нерадивого тростью, но, подойдя ближе, изумился: из досочек, кругляшей и бечёвки паренёк сладил некое устройство, при помощи коего одним пальцем легко поднимал цельную шестивершковую плинфу на высоту верстака. Устройство было знакомое, подобные давно употреблялись в западных странах, но на Москве их не было, здешние строители привычно обходились более простой «векшей». Будучи спрошен, откуда сие, мальчонка виновато шмыгнул носом и ответствовал: «Не прогневайся, господине, сам измыслил...»

    Возвращаясь по окончании работ на родину, Алевиз испросил разрешения великого князя взять с собой несколько русских посмышлёнее, дабы сделать из них наипаче добрых мастеров. Добрые мастера были Василию Иоанновичу нужны позарез — строение на Москве предполагалось большое, а выписывать строителей из чужих краёв казне выходило накладно. И согласие на вывоз подданных великого государя было дано.

    Так Михалко попал в Италию, откуда воротился спустя десяток лет уже зрелым мужем — одетый по-иноземному и бритый, как нехристь. Впрочем, всё устроилось: платье Михалко сменил, оброс бородой, как положено на Руси, а вскоре и женился. Соседи, однако, продолжали дразнить его фрязином; под этим же уличным прозванием и был он занесён в писцовую книгу.

    Недолго спустя после женитьбы явился к нему дворцовый служитель с повелением предстать пред государем. Михалко предстал, великий князь был не в духе, хмуро поглядел на коленопреклонённого мастера:

    — Пошто, смерд, медлил на Москву воротиться?

    — Учился я, государь, хотел как лучше... чтобы честью послужить твоему Величеству.

    — Ну и чему выучился?

    — Строительному делу, государь, на то и взят был. Мурованью кирпичному, каменосечной хитрости, знаю, как свод исчислить, какой камень к чему годится... много чего. Ещё махины разные розмысливать умею.

    — Какие ещё махины? Замок хитрый сладить можешь?

    — Так, государь. Замок, он тоже махина. Такой слажу, что ни един тать не отомкнёт!

    — Ну ин ладно. Понадобишься — кликнем, а покудова стройся, обзаводись, детей рожай. Оружейному делу тоже обучили тя?

    — Нет, государь, того не было.

    — Ступай! Родится сын — оружейником пущай будет, оружейники свои державе тоже потребны.

    Так по государеву слову и вышло. Спустя полвека Никита Михайлов сын Фрязин был уже хорошо известен московским служивым людям как один из лучших оружейного дела мастеров, нередко исполнявший заказы для царского двора. По отцовскому примеру он, испросивши на то государева соизволения, побывал в чужих краях — недолго, но с пользой. До Медиолана, где учился отец, не доехал, но в немецких землях и королевстве французском кое-чему поучился, присовокупив увиденное к унаследованному таланту. Фрязинские самострелы с особым устройством взвода пробивали дубовую доску такой толщины, что не всякая и пищаль возьмёт, а сработанные им колесцовые замки к пистолям и фузеям были безотказны в любую погоду. Грозный для других, царь Иоанн Васильевич был неизменно милостив к своему розмыслу[4] — особенно после Казанского похода, где Никита ладил к пушечным станкам новые винтовые упоры, много ускорявшие наводку и делавшие её более точной. Да и раньше того не бывал мастер обойдён государевой милостью.

    В тот год, как Иоанн Васильевич, присовокупивши к великокняжеским и прочим титулам первый и самоглавнейший — царь всея Руси, — взял в жёны юную Захарьину и пол-Москвы сгорело от великих пожаров, радость пополам с бедою пришла и в дом Фрязиных: декабрём, едва успели снова отстроиться на пепелище, родилась у них третья дочь (первые две не выжили), а хозяйку Господь прибрал. Случилось это под самое Рождество, а в канун поминовения мученицы Анастасии Узорешительницы надо было Никите отнести готовую работу — ларец с хитрым запором, заказанный государем в подарок царице к её тезоименитству. Пощёлкав малым, в полмизинца, ключиком и с удовольствием послушав тонкий, отчётистый звон пружинок, молодой царь светло поглядел на мастера:

    — Спаси Бог, Никитушка, снова ты нам угодил. А сам-то чего невесел?

    — Горе у меня, великий государь. Радоваться бы — дочку Бог послал, дак... хозяйка приказала долго жить...

    — Родами, што ль, померла?

    Никита только покивал, не в силах ответить, с трудом вымолвил:

    — Вишь, как оно получилось — завтра и похороны у меня, и крестины...

    — Завтра, говоришь?

    — Так, великий государь. Осьмой день потому. Поп молвил: не окрестишь на осьмой день, жди сорокового. Оно б и можно, да боязно — а ну как помрёт дитё некрещёным...

    — Завтра... Анастасией, выходит, нарекут?

    — Должно, так... Дозволь, великий государь, пойду я!

    — Погоди, успеешь. — Царь помолчал, концом трости коснулся Михайлова плеча. — Ты, это... о крестинах не хлопочи. Не до них тебе сейчас, без тебя дочь окрестим. Зря, што ль, выпало ей быть с моей голубицей тёзкою. Я мамку пришлю, она и обратно привезёт. Кормилицу приискал ли?

    — Есть кормилица...

    — То добро. Сильвестр окрестит, а я буду восприемником. Чего глаза-то выпучил?

    Никита бухнулся царю в ноги:

    — Помилуй, великий государь, за что мне, худородному, честь эдакая!

    — Оно и добро, что худородный, мало мне родовитых? Кругом эти боярские выблядки, аспиды ненасытные, мучители... Ты знаешь ли, как они меня малолетнего — великого князя! — голодом морили? Как Шуйские-тати казну грабили?! Князь Иван при мне на отцову постель ноги клал, пёсий сын!! Ты...

    Царь задохнулся, хватаясь за шитый жемчугом ворот, юношеское лицо его исказилось, в углах губ показалась пена. Никита смотрел на него, не смея ни приблизиться, ни сказать слова в утешение, — ему было страшно. Опомнится великий государь — что подумает? Перед кем обиды свои раскрывал, самым больным, сокровенным делился? Ох, быть беде.

    Иоанн, впрочем, пришёл в себя, успокоился, стал жадно пить из серебряного ковша, проливая на рубаху.

    — Ступай, ладно, — махнул он рукой. — Плату в приказе выдадут, велю, чтоб не медлили. А мамку пришлю, как сказал...

    Никита, возвращаясь из кремля, не знал, что и думать, чего желать — чтобы и в самом деле стала дочка царёвой крестницей или чтобы опомнился государь, забыл о несуразной своей прихоти ...

    Ан нет же, не забыл! Назавтра, вернувшись с погоста, Никита нашёл младенца уже дома; кормилица Онуфревна с трепетом показала ему свивальник тончайшего полотна, в котором привезли новокрещёную, и подарки — веницейский дукат «на счастье» и золотой же нательный крестик. Никита не удержался от мысли, что кум мог бы оказаться и пощедрее.

    — Неприметно возили? — спросил он хмуро.

    — Неприметно, батюшка, — успокоила Онуфревна. — Возок крытый, простой, никто и не сказал бы откудова...

    — И ладно. Ты, того, чтоб ни слова живой душе, поняла?

    Он и впрямь боялся, чтобы не узнал кто из соседей, где — и кем! — крещена его Настя. Одни не поверят, подумают — похвальбы ради выдумал невесть что; а поверят, так и того хуже — завидовать станут, а нету у человека хуже врага, нежели завистник. Даже если ты сроду ему никакого зла не делал.

    Эти опасения скоро забылись, зато позже пришли другие. Сам государь о крестнице своей более не вспоминал, и на первых порах это, бывало, нет-нет и царапнет лёгкой обидой: мог бы и вспомнить, коли сам предложил такое. Слаб человек, и, чтобы возгордиться, ему много ли надо; вот и Никиту Фрязина одолевали порой тщеславные не по чину мечтания: подрастёт-де Настя, возьмут её «наверх», к царицыному двору, а там же, глядишь, и жених сыщется... Позднее от эдаких замыслов впору было только крестным знамением обороняться — чур меня, чур, спаси и сохрани! Тринадцатый год шёл оружейниковой дочке, когда отдала Богу светлую свою душу государыня царица Анастасия Романовна, и вместе с нею отлетело что-то доброе от Московской державы. Злопамятный и жестокий от природы, в отрочестве потехи ради лютовавший над челядью и бессловесными тварями, Иоанн снова осатанел после смерти любимой жены, — та, похоже, одним своим присутствием проливала мир в его сердце.

    Были и другие добрые советники в те времена — много радевший о просвещении митрополит Макарий, царский духовник Сильвестр, окольничий Алексей Адашев. Теперь не стало никого. Едва выждав год, государь женился вторично. Сей раз выбор его пал на дикую, бешеного нрава черкешенку Марию Темрюковну, и та словно навела на супруга какую-то порчу: двор стал быстро превращаться в сущий вертеп. Пьянство, забавы самые зверские, гнусное распутство вплоть до содомского греха, коему первый пример подавал сам царь с женоподобным выродком Федькой Басмановым, — богобоязненные москвичи смотрели на всё это с ужасом, иноземцы же с брезгливым любопытством и презрением, злопыхательски объясняя дикие дворцовые нравы безнравственностью и дикостью русского народа в целом.

    Никиту Фрязина теперь в дрожь бросало от одной мысли, что «наверху» могут вспомнить о царёвой крестнице и вытребовать её в сенные девушки к непотребной черкесской ведьме. Много повоевавший на своём веку, под Казанью не кланявшийся татарским стрелам и ядрам, он обмирал всякий раз, будучи зван во дворец. Звали же частенько — заказы, как назло, сыпались один за другим, царём пуще прежнего овладевала болезненная подозрительность и недоверие к окружающим, и он старался понадёжнее прятать от мнимых или действительных боярских соглядатаев свои бумаги, требуя оснащать сундуки и ларцы всё более сложными и хитроумными запорными устройствами.

    А Настя росла и хорошела. Слава Богу, она и знать не знала о своём страшном крёстном, беречь от неё эту тайну Никита наказал няньке Онуфревне так же крепко, как некогда — от соседей.

    — Смотри, старая, — погрозил он ей однажды, — проведает про то Настёна — я те голову отверчу.

    — Да что ты, батюшка, Бог с тобой, нешто я вовсе из ума выжила! А ить спросить может, кто ейный божатушко, пошто в дому не бывает, гостинцев не шлёт. Чего сказать-то тогда?

    — А ничо не говори. Съехал, скажи, с Москвы давно уж, а куда — неведомо...

    Скорее бы уж замуж девку сбыть, думал он, хотя представить себе это было нелегко — остаться вдруг одному. Души в Насте не чаял, хотя того старался не показывать, дабы не избаловалась сверх меры. Хотя куда уж боле! Балованной росла дщерь — теперь как ни таись за показной суровостью, а всё равно отцовских чувств не скроешь. Она и поняла сызмальства, что ей всё с рук сойдёт, чего бы ни натворила.
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В эту субботу под вечер Никита Фрязин возвращался от кузнеца, которому носил закалить несколько готовых пружин: сам в тонком искусстве закалки был не силён и, случалось, ошибался. Что ж, каждому своё! Пружины кузнец закалил на славу, тут же испытали их и на сгиб, и на излом, и Никита не отказался от приглашения отобедать. За обедом вместе с кузнечихой незаметно усидели втроём сулею крепкого мёду, и шёл теперь оружейник в весёлом расположении духа, сбив шапку набекрень и выпевая себе под нос «Богородице Дево, радуйся». Настя, поди, уже дома — с утра отпросилась погулять с подружками, поглядеть на проезд ливонских послов. А чего ими, нехристями, любоваться? Ладно, дело молодое, успеет ещё в четырёх стенах насидеться, как станет мужней женой...

    Он уже подходил к своему переулку, как услышал голос, истошно окликавший его по имени. Фрязин оглянулся — соседский мужичонка со всего духу пылил лаптями, спотыкаясь и путаясь в полах однорядки.

    — Бяда, Михалыч! — крикнул, подбегая. — Ой, бяда! Дочка твоя стрельца насмерть зашибла, уже везут!

    Хмель вмиг улетучился, хотя Никита и не поверил услышанному — мелет такое, сам небось допился до зелёных чертей...

    — Ты чего ревёшь несуразное, — спросил он ослабшим вдруг голосом, — спьяну, што ль, приснилось...

    — Какое приснилось, Михалыч, тверёзый я ноне, вот те крест! Убила, говорю, лошадка-то ейная на Тверской спужалась да понесла, где спуск к Неглинке, там ить круто книзу, она и запузырила, а стрелец ездовой тут случись — догнал, хотел, видно, остановить, так ему бы её с седла поймать, а он сдуру и спешись — так кобылёнка его и сшибла к едрёной матери, прям под колесо! Во бяда-то...

    Дальше Никита не слушал. Добежав до угла, он увидел ворота своего двора настежь, кучу любопытных, незнакомого вороного коня — рослого кабардинца, как определил он с первого взгляда, хорошо разбираясь в лошадях. Настину упряжку как раз вводили в ворота, держа с обеих сторон под уздцы, сама виновница шла следом, рыдая в голос, утешаемая жёнками, а на двуколке полулежал кто-то в стрелецком, брусничного цвета, кафтане, схватившись за голову. Живой, слава Те Господи.

    Хозяин подоспел, когда пострадавший уже слез на землю и рукавом утирал со лба кровь. Размазавши её по лицу и окровавив даже усы и коротко подстриженную русую бороду, он сделался страшен — Настя, узрев его в таком виде, заголосила ещё пуще.

    — Цыть, дура! — прикрикнул отец. — Онуфревна, уведи, чтоб духу её тут не было! Да сама не зашиблась ли, упаси Господь?

    Настя отрицательно замотала головой и дала себя увести. Стрельцу принесли бадейку воды, он стал мыться, покряхтывая, но кровь не унималась.

    — Голова цела ли? — спросил уже успокоенно Никита, всматриваясь в нечаянного гостя.

    — Цела, что ей сделается... Рассадил порядком, вот и хлещет. Вели, хозяин, паутины добыть погуще да тряпицу дай какую ни есть...

    Никита послал работника в амбар добывать паутину, велел принесть чистой ветошки. Перевязанный, стрелец поклонился:

    — Ну, спаси Бог, поеду я. Скажи хоть, как тебя звать-то, за кого свечку поставить — что не дал кровью истечь, — добавил он с белозубой улыбкой.

    — Фрязины мы, — со сдержанным достоинством отозвался Никита. — Слыхал, может.

    — Фрязин, оружейник? Как не слыхать, не ты ли нонешним летом полковнику нашему самострел ладил?

    — Я много чего ладил, и не только полковникам.

    — По батюшке-то как звать?

    — Никита Михайлов сын.

    — Спаси Бог, Никита Михалыч, — повторил стрелец. — А я Лобанов Андрей, сотник Кашкаровского приказа. Дочке, слышь, не давай каурую запрягать — лошадёнка видная, да с норовом, ненадёжная...

    Морщась, он потрогал голову и пошёл к своему коню, но вдруг замер и, пошатываясь, привалился к стене.

    — Да куды тебе ехать, — с досадой проговорил Никита. — Эй, отведите-ка сотника в повалушку, что с работной рядом, пущай отлежится...

    Велев ещё расседлать и поставить в конюшню сотникова аргамака, он ушёл ко всенощной, не заглянув в светёлку к Насте, дабы прочувствовала, что гневен. После службы, выйдя на паперть, не удержался — пожаловался попу на свои огорчения.

    — Разбаловал ты чадо, Михалыч, а сие — грех. За чадо ты в ответе перед Господом, — наставительно сказал поп.

    — Да что ты мне, батька, пустое долдонишь, — в сердцах огрызнулся Никита. — Сам, што ль, того не понимаю? Посоветуй лучше, как с этаким чадом управиться, я уж и так в строгости держу.

    — Знаю я твою «строгость». А управиться просто: потачки не давай. Сказано убо: язви дщерь в юности, да не уязвит тя в старости.

    — Легко сказать, «язви», — пробормотал Фрязин. — Такую уязвишь, чёрт ли с ней сладит.

    — Кого в храме Божием поминаешь, кощунник! — прикрикнул на него поп, огрев по лбу тяжёлым, литой меди, наперсным крестом. — Да ещё под праздник, пёсий ты сын!

    — Прости, он же и попутал... — виновато отозвался Никита, потирая лоб.

    Придя домой, велел собирать ужинать и кликнуть дочь. Та вошла с виноватым видом, приласкалась несмело.

    — Буде ластиться-то, — сказал он сурово. — Чует кошка, чьё мясо съела... Сотник живой ещё?

    — Живой, тятенька, спит вроде.

    — Пущай спит, будить не надо. Теперь вот что, Настасья. Я тебе сколь раз говорил — каурую в упряжку не брать?

    — Да выезжала я на ней и ране, ничего не приключалось. Ныне-то ведь как вышло? Скоморохов этих с литаврами нечистик принёс, а тут ещё и поводырь, — они в литавры как бухнут, миша как заревёт — испугалась Зорька, ещё б не испугаться! А я, как назло, вожжи ещё упустила.

    — Да что вожжи! Голова твоя где была — в толпищу такую лезть? Одно дело — в поле прокатиться, где тихо, дак не в толпу же! Зорька кобыла норовистая, пужливая, и сотник этот то же сказал, — с первого взгляда увидел, что с норовом. В общем, Настасья, такое дело: будешь и дале своевольничать — пеняй на себя, велю Онуфревне маленько посечь тебя вицами. Берёз на дворе довольно.

    — Меня-то за что? — изумлённо спросила дщерь. — Зорьку пусть и секут, не я стрельца зашибла! Тять, а тять?

    — Ну, чего тебе?

    — А стрелец пригожий, правда?

    Отец не нашёлся что сказать, только крякнул.

    — Тятенька, как звать-то его, не сказал?

    — Тебе это ненадобно, — сказал отец твёрдо. — Теперь припоминаю — видал я его раз-другой в кремле, он там караулы обходил. Лобанов Андрюшка, Кашкаровского полку сотник. Любопытно, из боярских ли детей аль дворянин? Хотя теперь всё едино, службой всех поравняли...

    — Андрюшка, — мечтательно проговорила дщерь, щурясь на огонь свечи.

    Отужинав, Никита отправился к себе в работную, чтобы перед сном отдохнуть за любимым делом, забыть о дневных хлопотах и досадах. По пути заглянул в каморку — Лобанов спал, дышал ровно.

    «Оклемается, бес этакой», — успокоенно подумал, без стука затворяя за собой дверь.

    Подогнав на место принесённую нынче от кузнеца пружину, он уже собирал инструмент, как на дворе залаяли псы, стукнула калитка. Никита спустился в подклеть, вышел на крыльцо — там стоял знакомый ему дворцовый служитель в чёрном, с орлом на груди, кафтане.

    — Здрав буди, Михалыч, — сказал он. — Велено тебе сей ночью из дому не отлучаться.

    — Чо так? Наверх, што ль, позовут?

    — Того не ведаю, — ответил гонец. — Мне что велено сказать, я и сказываю, а догадки строить... Может, и позовут, коли наказано дома быть неотлучно.
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Андрей проснулся от остервенелого лая собак и не сразу сообразил, где находится и что с ним. Потом вспомнил всё сразу: летящую вниз к Неглинному мосту караковую лошадку, девицу в зелёной душегрейке, оказавшуюся дочерью оружейника, вспомнился и сам Фрязин.

    «Выходит, я у него остался», — подумал он; дальнейшее было смутно — вроде ведь собрался уже уезжать, как перевязали... Он потрогал повязку — голова болела, но уже не так сильно, и вздохнуть было больно. Рёбра-то целы? Он помял грудь — целы, похоже. Лампадки в покое не было, лишь слюдяное оконце слабо светилось лунным светом. Собак внизу уняли, потом мимо двери прошли двое, негромко стукнула дверь, и за стенкой послышались голоса.

    — ...Опасно, великий государь, лучше б... — говоривший, похоже сам оружейник, оборвал фразу, словно испугавшись сказанного.

    Да и не диво испугаться! Пьян, что ли, подумал с изумлением Андрей, а ну как донесут, что называл кого-то «великим государем», — за меньшее ломали на дыбе...

    — Да что там, — перебил другой голос, — опасно, не опасно... Мне опасаться нечего, не один ехал, да и кто узнает. Во дворце боле надо опасаться, сам знаешь... По всем углам крамола сидит — высматривают, вынюхивают! Я в своей опочивальне слова лишнего опасаюсь молвить, а ну как подслушают? Мне это иудино племя до конца не искоренить, десять голов срубишь — ан двадцать выросло...

    Теперь уже Андрею пришёл черёд испугаться до обмирания, потому что и этого второго собеседника узнал по голосу — низкому, хрипловатому, временами словно клокочущему едва сдерживаемой яростью. Царь — здесь, в работной у оружейника?!

    — А дело у меня тайное, — продолжал Иоанн, помолчав недолго, — тебе же, Никита, верю, как самому себе, потому и пришёл сюда скрытно. Про подземелье под кремлём ведаешь ли?

    — Слыхал, великий государь, — отозвался Фрязин. — Самому видать не приходилось, но слыхал, будто есть такое.

    — То-то и оно, «слыхал». И ты слыхал, и другие слыхали. А может, и побывали уже! Тем подземельем можно пройти от Середней палаты к Свибловой башне и к Боравинской, оттоль же выбраться в Занеглименье. Вход в подземелье — из моего тайного покоя, устроен давно, ещё Алевизом. За столько-то времени как было про него не дознаться? Чует сердце — дознались, аспиды, про всё дознались! Посему, Никита, велю я тот старый вход замуровать али того лучше — сделать за ним ловушку, колодец с железными рожнами: не зная, ступишь, ан люк под тобою и провалился. И аминь! А новый вход сделать там же, только поодаль, и дверь штоб была тайная же, невидная. Придумаешь там, как её сокрыть...

    Сотника Лобанова прошибло холодным потом. Фрязин, выходит, не предупредил царя, что рядом посторонний? Теперь одна надежда, что не вспомнит или побоится сознаться в оплошности...

    — Да ты слушаешь ли? Чего в лице-то изменился, аль худо тебе?

    — Прости, великий государь, слушаю, как не слушать. Лихоманка нынче прихватила, — должно, простыл маленько... А дверь тайную — это можно, и тягу вывести на сторону, неприметно. Потянешь, она и отворится...

    Никиту и впрямь начинало уже трясти как в лихоманке, мало что зубами не стучал. Ну как проснётся этот бес за стенкой, заворочается, закашляет? Обоим тогда конец: одному — что подслушивал, а другому — что дал подслушать, укрыл вора в своём дому, утаил от великого государя...

    Государь меж тем продолжал увлечённо говорить о задуманном им тайном выходе из своих покоев к подземелью.

    — Понеже изменою окружён паче прежнего, не могу жить безопасно даже среди своих ближних, — говорил он, сам распаляясь от своих слов. — Я ли Курбского не ласкал, не осыпал милостями? А Черкасские? А Вишневецкий? Да эти-то воры — ладно, они не таясь съехали к Жигимонту, открытый враг не столь опасен, как потаённый... Курбский, ехидна злоязычная... письмо ещё мне имел наглость написать — из-за рубежа лается, исчадие сатаны, словно пёс из подворотни! Так про него мне хоть ведомо, чего ждать можно. А остальные изменники — тут, на Москве, не в Вильне, а? Их как распознаю? Мало ли гистория повествует о цареубийцах, кои до последнего часа таились под личиной покорности. Когда древле преславного кесаря Иулия злодеи поразили кинжалами в сенате римском, не он ли воскликнул в горести: «И ты, Брутус!» — понеже сей был его любимцем и, сказывают, через кесаря даже усыновлён... Кому поверю, кого смогу без опаски прижать к сердцу? Сильвестра, попа, почитал яко отца родного, Адашева Алёшку мнил другом! Испить подай, Никита.

    — Квасу дозволь, великий государь?

    — И то...

    Никита нетвёрдой рукой нацедил ковшик. Испив, царь заговорил снова:

    — Иной раз мыслю — не придётся ли ещё в чужих краях, у иноземного какого государя, убежища искать, защиты от боярской измены. Того дня и задумал тайный ход учинить, мало ли! Одному тебе верю, мастер... — С этими словами Иоанн встал и накинул на голову глубокий, скрывающий пол-лица куколь. — Ладно, пойду я. Главное знаешь, о прочем потолкуем на месте. Лекаря не прислать ли?

    — Благодарствую, великий государь, не надо, бабка травами отпоит, ей не впервой...

    — Полегшает — приходи тогда, Елисея спросишь, он тебя проведёт. Ежели кто иной пытать станет, пошто пришёл, скажешь обычное — зван-де замки ладить...

    Никита с шандалом в руке пошёл впереди, царь спустился следом. Четверо приезжавших с Иоанном стражников ждали на дворе за закрытыми воротами, не спешиваясь. Все, как и царь, одетые чернецами, на вороных конях, они едва угадывались в неверном свете бегущей сквозь редкие облака луны. Оставив свечу за порогом, Фрязин проводил царя через двор, хотел подержать стремя, но его опередили.

    — Отворяй, Онисим, — кликнул он негромко.

    Створка ворот приоткрылась без скрипа, и пятерых вершников поглотила тьма — только глухо постукивали копыта, да псы продолжали заливаться лаем им вслед, от двора ко двору. Как и не было ничего, будто приснилось...

    Снова поднявшись наверх, Фрязин постоял у двери в камору, напряжённо прислушиваясь. Прислушивался и Андрей, сразу насторожившись, когда осторожные шаги стихли за дверью. На миг помыслилось даже — не зарежет ли, дабы обезопаситься? Нет, дверь с тонким просветом у притолоки оставалась неподвижной, потом половицы снова негромко скрипнули — стоявший под дверью удалялся.

    Утром, когда он наконец проснулся после крепкого сна, Фрязина с дочкой дома не было — ушли к заутрене. Работник подал умыться, принёс сотового мёду, свежеиспечённый калач и кувшин тёплого ещё молока. Завтракая, Андрей порасспрашивал о хозяевах и узнал, что хозяева хорошие, не обижают. Сам — строг, но без строгости с нашим братом нельзя, и ежели взыскивает, то по справедливости, не облыжно. А девица нравная, балованная до невозможности, — известно, одна выращена, без сестёр-братьев, как тут не избаловаться .

    — Замуж пора, вот и бесится, — заметил Андрей, отхлёбывая из крынки. — Не сосватали ещё?

    — Вроде не слыхать. Да то дела хозяйские, нам что... Сам-то тож невесть за кого не отдаст, ещё подумает.

    — Что, аль приданого много даёт?

    — Да уж не обидит, мыслю. Тут другое — ты не гляди, что он из посадских. В большой силе человек, с самим царём, бают, говорит, как вот мы с тобой...

    Кабы так, подумал Андрей, вспомнив подслушанный ночью разговор, и опять его пробрало страхом, как ознобом. Что если надумает оружейник повиниться? «Прости, государь, скажет, был в ту ночь в доме сторонний человек — совсем у меня память отшибло. А теперь опасаюсь, не мог ли чего услышать, стенки-то в работной не рубленые...» Да нет, не повинится, теперь уж поздно.

    Позавтракав, пошёл проведать своего аргамака — конь мирно хрупал овсом, вычищенный до шёлкового блеска. Хозяйство у оружейника и впрямь, видать по всему, велось исправно. Он вывел Орлика из конюшни, стал седлать и оглянулся поспешно, услыхав скрип и стук отворившейся калитки. Во двор вошли Фрязин с дочкою и низенькая толстая старуха в шитой бисером кике, видать нянька. Поздоровались и девицу тут же увели. Проходя мимо, она на миг подняла ресницы, и Андрея снова, как и вчера, обожгло.

    — Как спалось, гостюшко? — спросил Фрязин, глядя на него пытливо. — Шум не разбудил ли?

    — Какой шум? Вроде не слыхать было ничего, — беззаботным тоном отозвался Андрей и похлопал аргамака по шее.

    — Да я, вишь, в ночь работал, заказ срочный приспел, так... сам понимаешь, то подпилок уронишь, то клещи со стола загремят. Сон, значит, у тебя крепкий!

    — Не жалуюсь, Никита Михалыч, спать я горазд. Только головой до подушки, и как в омут.

    — То добро, — повеселевшим голосом сказал оружейник. — Отца-то как зовут?

    — Звали Романом.

    — Давно ли похоронил?

    — Тому шестнадцать годов — в пожаре оба сгинули, и отец и мать. Когда царь женился, помнишь?

    — Как такое позабыть! — покачал головой Фрязин. — Народу в том пожаре погибло — не счесть... Обедать останешься, Андрей Романыч?

    — Прости, недосуг. Может, в другой раз пригласишь — не откажусь, а сейчас... Дозволь только с ней попрощаться.

    — Это с кем же? — прикинулся Фрязин.

    — С дочерью твоей, с кем ещё.

    Фрязин нахмурился, помолчав, потом кликнул работника, подметавшего и без того чистый двор:

    — Тимошка! Скажи там Онуфревне, чтоб Настю вниз позвала...

    Та не спешила — появилась, когда уже Орлик был засёдлан, и подошла к отцу, не глядя на Андрея.

    — Звал, тятенька?

    — Попрощайся с гостем. Да повинись за вчерашнее, по твоей милости человек мало не убился!

    Настя, не поднимая глаз, в пояс поклонилась Андрею:

    — Прости, сударь, за мою девичью дурь. Не взыщи, я не хотела...

    — Помилуй, Настасья Никитишна, за что мне тебя прощать — лошадь виновна, да и то не диво, что испугалась, с шумом всем этим. Вон, Орлик мой — конь ратный, привычный — и то вчера всё ушами прял...

    К Фрязину подошёл работник:

    — Слышь, Михалыч, там железо привезли, что заказывал, полосовое. Сам поглядишь аль мне принять?

    Никита поколебался, глянул на дочку, на сотника, словно решая, можно ли оставить их вдвоём. Потом махнул рукой и пошёл прочь. Настя, не поднимая глаз, спросила негромко:

    — Ты с нами отобедаешь?

    — Спаси Бог, недосуг мне нынче, Настасья Никитишна.

    Она, легко вздохнув, взмахнула ресницами, смотрела на него уже не таясь. И вдруг прыснула еле сдерживаемым смехом, прижав к губам пальцы:

    — Ох ты ж и потешный в этой тряпице — ровно турок в тятиной книжке...

    — Какой турок?

    — А в книжке иноземной нарисован, у него на голове так же вот накручено!

    — С тобой поведёшься, ещё не так изукрасишься, — засмеялся и Андрей. — Оповести, как снова кататься-то поедешь, а?

    — Да теперь, чай, тятенька не скоро отпустит. Разве что к зиме, на масленой...

   [image: chapter_end]


    
[image: before_title]

     5

    

    [image: after_title]


Жил Андрей возле Андроникова монастыря на берегу Яузы, в доме дальнего родича, боярина Ховрина. Сам Ховрин был не из родовитых, года три как овдовел и теперь находился при войске в Ливонии; обе его дочери были давно замужем, и дом вела престарелая ключница. Увидев Андрея, она широко перекрестилась:

    — Ну, слава те Господи, живой вернулся! А мы уж с Юсупкой твоим не знали, что и думать, — хоть по скудельням ходи да расспрашивай божедомов, может, уже сволокли... А чтой-то с головой у тебя?

    — Пустое, Федотовна. Вечор пошумели маленько, о притолоку и зашибся...

    Федотовна поверила, не усомнившись и не удивившись. Подобное нередко случалось и с Афанасием Ховриным, невоздержанным в винопийстве и порою тоже возвращавшимся домой в слегка повреждённом виде. А вот обмануть Юсупку оказалось труднее: старичок был не так прост. Давно в этом убедившись, сотник Лобанов втайне побаивался своего то ли слуги, то ли наставника, а более всего — дядьки. Непростого этого старичка Андрей — тогда ещё будучи пятидесятником — добыл себе в первом астраханском походе, вместе с бесценной харалужной саблей. Гнались за изменником Ямгурчеем до самого Азова, но настигли лишь часть его двора и гарем; разгорячённые погоней, казаки князя Пронского с досады на неудачу порубили немало ханской челяди, но одного Андрей отбил, пожалев, — тот был стар и явно немощен, а скорее таковым прикинулся. Не зря говорят, что доброе дело всегда себя оправдывает: уж как радовался Андрей взятой в бою сабле, а вышло, что спасённый старичок ещё большая ценность. Сперва оказалось, что он толмач и говорит по-русски, а на обратном пути Андрей занедужил, испив дурной воды, и басурман в два дня излечил его отваром из трав, собственноручно собранных там же в степи. И стало так: о чём басурмана ни спроси — всё знает. Великой мудрости оказался дед, даром что мал ростом и плюгав.

    Как его звать, никто не ведал и по сей день. Взятый в полон, на вопрос об имени он гортанно и с придыханиями произнёс нечто столь долгое и неудобосказуемое, что Андрей только плюнул да рукой махнул. Правильно поняв, старичок сказал, что имя это и в самом деле трудно для языка урусов, но можно звать проще — ибн-Юсуфом, ибо так звали его почтенного отца. И стал он просто Юсупкой, но потом Андрей из уважения к возрасту и великой мудрости начал звать его по батюшке.

    Помимо благодарности за спасение там, в ногайской степи, Юсупыч скоро привязался к своему новому хозяину как к родному сыну и стал всё чаще донимать советами да запретами — того избегай, того пасись, этого лучше не делать... Андрея это порой выводило из себя, он грозился при первой оказии отправить Юсупыча с каким-нибудь торговым караваном в Крым, в Кафу или куда подальше — лишь бы избавиться от докучной басурманской опеки. И сам понимал, что никогда этого не сделает. Окрестить бы нехристя, думал он иногда, так нет же, и слышать не хочет. Оно понятно, от отцовской веры отказаться — это те не шапку сменить...

    Толмачом Юсупыч был отменным: языков знал множество, кроме своих басурманских — татарского, перского да арапского. Во время ливонского похода перетолмачивал в Лаисе и Вендене показания пленных немцев, это Андрей слышал своими ушами и потому не сомневался, что так же легко мог бы Юсупыч говорить и с французами, и с италийцами. Во всяком случае, язык староиталийский, сиречь латынь, он знал отменно, наизусть читал ихние старинные вирши и всё порывался научить этой премудрости и Андрея.

    — У вас, в христианских землях, — внушал он, — латынь так же потребна для общения людям просвещённым, как правоверным необходим арабский. В какую бы страну ни привёл тебя доблестный путь воина, на латынском языке ты всегда сможешь побеседовать с мудрым о возвышенных материях.

    На это Андрей обычно отвечал, что о возвышенных материях говорить непривычен даже на своём родном языке, а из мудрых он пока знает одного лишь своего прецептора, и с него довольно. Однако сотню, не меньше, латинских слов он, чтобы не обижать Юсупыча, всё-таки запомнил и иной раз даже употреблял их, желая старичка задобрить.

    Знание столь великого множества языков было одной из причин тайных опасений, которые внушал ему крючконосый дядька. Андрей помнил о чуде с огненными языками, которые в Духов день сошли на апостолов, после чего тем стала понятна речь всех народов; но коль скоро на нехристя Святой Дух сойти явно не мог, оставалось лишь гадать, кем и откуда послан Юсупычу этот дар.

    Сам Юсупыч объяснял это просто: много-де странствовал по разным землям и не был ленив к познанию. По его словам выходило, что родился он в Гишпании, откуда незадолго перед тем изгнали халифа, а оставшихся его подданных стали силком обращать в христианство, почему многие и бежали через море, в Магриб. Бежали и его родители, когда он был ещё отроком. Почтенный отец хотел передать сыну своё торговое дело, но тот, по младости лет одолеваемый честолюбивыми мечтаниями, ушёл из дому, едва достигнув юношеского возраста, и скоро оказался гребцом на венецианской галере. На одной скамье с ним, прикованный к тому же веслу, сидел некий франк; за год Юсупыч научил соседа говорить по-гишпански, а сам стал бойко говорить на языке франков, благо много слов оказалось похожих, явно произросших из единого корня. Когда веницейская галера была захвачена турецкой, он сумел уговорить франка принять ислам; и тот согласился — как оказалось, только для виду, дабы не быть снова приковану к веслу. Вместе они побывали в Стамбуле, в Греции, в Италии. Там нечестивый франк снова объявил себя христианином, а своего приятеля пристроил в услужение и обучение к некоему учёному мужу. Пробыв у него несколько лет и одолев семь свободных искусств, Юсупыч перебрался в земли германского императора, а оттуда — с ганзейскими купцами — в Московию. Но его тянуло к единоверцам, и поэтому он очутился в Казани, а потом и в Астрахани — поближе к Азову и вожделенным берегам Понта. Он тогда ещё не оставлял надежды рано или поздно вернуться в Магриб.

    Сейчас Юсупыч сидел в своём углу, зябко завернувшись в зипун, и глянул на вошедшего Андрея круглым глазом, сердито. Глаз этот и крючковатый большой нос делали его похожим на редкостную птицу папугу, каких порой держат на потеху в богатых домах, только маленько облезлую, без алого иль зелёного оперения.

    — Аве домине центурион, — проскрипел он. — Как сие перетолмачишь?

    — «Здрав буди, господине сотник». Здрав буди и ты, Юсупыч. Опять за латынь взялся?

    — Едино дабы удостовериться, что у твоего великолепия ещё не отшибло память. Почто голова перевязана?

    — Зашиб по пьяному делу, пустяк.

    — Подойди, я буду глядеть.

    Андрей вздохнул и подошёл, не пререкаясь. Пререкаться с Юсупычем было что воду в ступе толочь. Дед выбрался из зипуна, стал разматывать повязку, сердито бормоча непонятное.

    — Как случилось? — спросил он, неожиданно сильными пальцами осторожно ощупывая голову вокруг ссадины.

    — Лошадь сшибла...

    — До того упился, что уже на коне не смог усидеть?

    — Да не мой то был конь! Понесла чужая лошадь, я сдержать хотел.

    — И вы, неразумный народ, ещё дивитесь, почему Коран заказал правоверным пить вино! Не будь ты пьян, не свершил бы столь неразумного поступка.

    — Не был я пьян, Юсупыч, не был, напраслину на себя возвёл.

    — Глупость того паче. Никто в здравом уме не станет на пути взбесившегося коня.

    — Да там, видишь, девица была. Ну, в повозке этой. Так я и помыслил — убьётся, жалко.

    — «Жалко», — передразнил Юсупыч. — Откуда ведомо, что сие был бы урон? Я видывал девиц, от убиения которых произошло бы великое облегчение для многих.

    — Бывает, — согласился Андрей, бросив на полати саблю и расстёгивая кафтан. — А ну-ка глянь ещё и тут — мозжит чего-то. У, синяк какой натянуло!

    — Здесь тоже наложить повязку, сейчас достану бальзам. Что до девицы, которую ты кинулся спасать, то скажу ещё раз — сие было неразумно. Если течение её жизни иссякло и Аллаху угодно его остановить — это произойдёт если не сегодня, то завтра...

    — Типун тебе на язык, старый балаболка!

    — ...если же нет, твоё вмешательство было напрасным, ибо ей ничто не грозило и опасность была лишь кажущейся.

    — Выходит, и я тебя тогда под Азовом зря отбивал у казаков. Если Аллаху не угодно было, чтобы тебе снесли башку, то её бы и не снесли и моё вмешательство было напрасным?

    — Сыне, Аллаху было угодно, чтобы именно ты стал моим спасителем, и ты будешь стократ за это вознаграждён. Теперь сыми рубаху и ложись, я тебя разотру...

    Растерев и перевязав ему грудь, Юсупыч помог одеться и спросил:

    — Девица, я так понимаю, оказалась достойна твоего внимания? Впрочем, излишне это спрашивать. Но она ведь низкого звания?

    — Почему ты так решил?

    — Достойнейший, мне ведомы здешние обычаи. Дочери бояр не выезжают без охраны и сопровождения.

    — Она дочь искусного ремесленника, оружейного мастера, — с досадой сказал Андрей. — Не считаю это низким званием.

    Юсупыч воздел руки:

    — Аллах свидетель, я тоже! Изготовление оружия — благородное дело, в Гишпании этим могут заниматься даже идальгос. Только оружие и птичьи клетки, все прочие ремесла им настрого заказаны. Но он хоть богат, твой мастер?

    — Мыслю, не беден...

    — Это хорошо. Это поистине хорошо! Скажи, ты намерен когда-нибудь жениться? Ты ведь уже не юноша. Когда твоя почтенная матерь осчастливила Москву твоим рождением?

    — Году в сорок четвёртом, — подумав, ответил Андрей. — В семь тыщ сорок четвёртом, так выходит. Казань в шестидесятом брали? Я шестнадцатилетним туда пошёл.

    — Да, тогда тебе уже двадцать восемь. Будь ты правоверным, у тебя давно было бы четыре жены и вдвое больше наложниц, здесь же ты не имеешь ни одной...

    — Ладно, дед, с этим уж я как-нибудь без тебя разберусь.

    — К тому времени ты будешь подобен старому петуху, способному лишь кукарекать... Прости, достойнейший, я запамятовал!

    — Что такое?

    — Утром приходили из Постельного приказа — боярин Годунов паки желает тебя видеть, но только у себя дома. Почему он к тебе столь милостив?

    — Мне почём знать, Юсупыч. Дело боярское. Мало ли что им в голову придёт...
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Постельничий Димитрий Иванович Годунов был человеком потаённым. Никто не ведал, каким образом худородный вяземский помещик попал ко двору, в Постельный приказ, куда попасть было не так просто. Ещё труднее было понять, как после внезапной смерти приказного дьяка Наумова сумел он без промедления занять его место — одно из важнейших при дворе, ибо постельничий не только ведает повседневным бытоустройством царской семьи, но и отвечает за её охрану, будучи начальником внутренней дворцовой стражи. Спать постельничему положено в царской опочивальне, и ему доверена «малая печать» для скрепления скорых и тайных дел.

    Из-за печати этой Годунов едва не попал однажды в большую беду. Один из ближних к нему людей был замечен в сношениях с литовскими лазутчиками, но его медлили брать, дабы узнать поболе. Медлили, медлили, да и промедлили: вор исчез, похитив малую государеву печать. Убедившись в пропаже, постельничий чуть ума не лишился от страха; по счастью, следивший за утеклецом верно угадал, куда тот должен был направиться со своей добычей. Годунов пришёл к стрелецкому голове Кашкарову, с коим был в дальнем родстве, и, не объясняя, в чём дело, попросил указать надёжного человека, способного исполнить тайное поручение. Полковник, мало подумав, назвал одного из своих сотников, Андрея Лобанова; два дня спустя, едва передвигая ноги и по самую шапку забрызганный грязью, сотник вошёл в столовую палату, где ужинал Димитрий Иванович, и достал из-за пазухи знакомую сафьяновую кису. Распутав завязки трясущимися руками, постельничий вытащил печать и, удостоверившись, что цела, обессиленно опустился на лавку и осенил себя крестным знамением...

    С той поры Лобанов был нередко зван в годуновские палаты, Димитрий Иванович не то чтобы чувствовал себя в неоплатном долгу — возвращённая печать была щедро оплачена серебряными ефимками, — просто в его отношении к людям дальновидный расчёт всегда брал верх над чувствами, а расторопный сотник мог пригодиться и в будущем.

    Расчёт примешивался даже в отношениях с родственниками, хотя вообще он был человек скорее отзывчивый. Когда умер вдовый брат Фёдор, Димитрий, не раздумывая, забрал к себе в Москву сирот — двенадцатилетнего Бориса и семилетнюю Аришу. Это уж потом начали складываться в его хитромудрой голове разные честолюбивые планы относительно обоих.

    Главным правилом его жизни было — окружать себя нужными и полезными людьми и чтобы те нужные и полезные люди не оставались бы рядом, но, напротив, расходились подальше и поглубже, расширяя поле его наблюдений. Годунов хотел знать всё — и обо всех. Достоверные ли сведения, неясные слухи или просто сплетни всё могло пригодиться рано или поздно.

    Вот и сегодня, щедро подливая Андрею отменной — не иначе, из царских погребов — мальвазии, Димитрий Иванович исподволь и ненавязчиво расспрашивал о том и о другом: какие новости в полку, как прошла вчерашняя встреча орденского посольства, не рассказывали ли чего люди из посольской охраны.

    — А чего мне с ними разговаривать? Так, словцом перекинулся с капитаном рейтаров... язык не забыл ли, думаю. Нет, вроде помнится.

    — У Юсупки своего немецкому-то обучился?

    — У него, — кивнул Андрей. — Хотя и допрежь того знал маленько, ещё от матушки-покойницы.

    — Она что ж, из тех краёв была?

    — Подале откуда-то, я уж и не припомню, говорила вроде... не, не припомню. Язык у них как бы и на наш смахивает, и на ляцкий, но по-немецки там тож говорят. Она и стала меня учить — я мальчонкой ещё был, не хотел, а матушка своё: учи, дескать, пригодится. А пошто он мне? В Ливонии Юсупыч толмачил когда надо. Я, бывало, слушаю да угадываю, так ли понял. Он после по-русски перескажет, я и вижу, где ошибся, а где верно угадал.

    — Да, языки чужие знать — оно пользительно, верно родительница тебе наказывала. Так с посольством этим всё, говоришь, чином обошлось?

    — Чего ж было не обойтись? Честь честью проводили от заставы до подворья, там уж другая стража стояла.

    — Да, сотня у тебя справная, молодцы, службу знают... А чтой-то, Андрей Романыч, мне говорили, будто тебя на Тверской вечор лошадью зашибло?

    — Было маленько, — признал Андрей, дивясь осведомлённости хозяина. Уже доложили, уже прознал, ну ловок боярин!

    — Вроде бы дочка Никиты Фрязина ехала, государева розмысла? Ох, Фрязин, Фрязин. — Годунов, качая головой, подлил гостю ещё. — Великий искусник и умелец, да только поменьше б якшался с иноземцами на Кукуе, поменьше перенимал бы ихний обычай. Где то видано — девке одной по улицам раскатывать... Оно конешно, не боярышня, посадские-то не в пример больше воли дают жёнкам своим и девкам, а всё одно не гоже... И ты, значит, в его дому ночевал?

    — Да вот так вышло. В голову-то мне порядком-таки садануло, я и сомлел, вспомнить стыдно. А он говорит: куда, мол, тебе ехать, отоспись сперва...

    — Это он верно сказал, до дому тебе оттудова путь не близкий. Только не очень-то и отоспишься, ежели в голове ломота. Мне голову часто ломит, хотя и не от ушибов — Бог миловал, так иной раз приходится и отвару макового испить, не то так до утра с боку на бок и проворочаешься — вроде и в сон клонит, и не заснуть толком... Не слыхал, случаем, никто к Фрязину ночью не приезжал?

    — Ночью-то? Да нет вроде. Ныне в утро железо привезли, он ходил принимать. А ночью не слыхать было.

    — Ну ин ладно. Говорили мне, вроде возле Бронной вершников каких-то видали, так подумалось, может, к нему кто пожаловал...

    — Нет, не слыхать было. — Андрей взял орех, двумя пальцами сломал скорлупу и стал прилежно выколупывать ядро. — Да и спал я крепко, проснулся, а хозяева уж к заутрене ушли. Кто нынче не спал, так это мой Юсупыч. Всё гадал, куда это я подевался. Пришёл, а он сердитый сидит, страсть.

    — Прилепился к тебе арап. Кстати, Андрей Романыч, я чего спросить хотел. Ты бы позволил ему — не в ущерб твоей службе — маленько понаставлять племянника моего? Парнишке тринадцатый год пошёл, а учен мало, у кого было учиться — жили в глуши. Ум же у Бориски от природы востёр, ой востёр! И пытлив зело, всё-то ему знать надо. А Юсупка твой и в языках сведом, и по свету пошатался изрядно, может рассказать, какие где живут люди, где каков уклад, обычай...

    — Это он силён, — согласился Андрей. — Как начнёт — заслушаешься, никаких сказок не надобно.

    — То-то и оно. Приходил бы в незанятое время позаниматься с отроком, это и ему самому, мыслю, было бы не в тягость. Старому человеку лестно поучать едва начинающего жить, да и не только старому. Ты вот, к примеру, тоже мог бы про свои ратные дела Бориске поведать, из пистоли научить стрелять — он уж давно просился, у меня, говорит, рука твёрдая...

    — Отец что ж, не успел научить?

    — Так ведь покойник не служилый был, самого не обучили огнестрельному делу. Он, вишь, ещё в детстве окривел, а без правого глаза не постреляешь...

    — Ну, это конешно! А про тебя, Димитрий Иванович, обратное я слыхал — постельничий-де изрядный стрелок, вроде и великий государь тебя хвалил на охоте.

    — Было такое, было. Косулю гнали, она выскочи из кустов, а я её из самопала свалил — никто и прицелиться не успел. Да то не моя заслуга, случай такой вышел. Знаешь небось сам, как оно бывает, — не хочешь, а попадёшь.

    — Случай случаем, а и поймать его надобно уменье. Чего ж сам-то, Димитрий Иванович, племянника не обучаешь?

    — Да недосуг всё, — как-то уклончиво сказал Годунов, подвигая гостю торель с винной ягодой. Помолчав, добавил: — Тут и другое ещё — опасаюсь, признаться...

    — Поучить стрельбе? Чего же тут опасаться?

    Годунов ещё помолчал, усмехнулся:

    — Ладно, Андрей Романыч, тебе скажу. Может, пустое это, однако никому ране не сказывал. Племяш ещё в зыбке был, забрела в дом ворожея, а брат покойный её и спроси, как-де у сына жизнь пойдёт. И та поглядела на младенца, пошептала, бобы из торбочки раскинула, а после и говорит: «Станет твой сын большим боярином, не могу даже молвить, сколь большим, мне отсюдова не видать. Только пущай Димитрия опасается, через Димитрия большая беда на него придёт». Брат осерчал на её, едва не велел батогами гнать со двора. Оно и верно — мы с ним, грех жаловаться, всегда дружно жили, делить было нечего... Поместьице, правда, одно на двоих, да моих деток Бог прибирал, не жили они у нас, так я племяннику от души радовался, брат это знал. Какая же от меня беда могла быть Бориске?

    — Никакой, понятно. Чего ворожей-то слушать, они те наплетут!

    — Так-то оно так, а иной раз и боязно. К примеру, стану я его огнестрельному бою учить, а пистоль в руках и разорви, вот те и выйдет по её слову — беда через Димитрия. Того для опасаюсь брать Бориску на стрельбище... Вот ещё вспомнил, как стали говорить про огнестрельный бой...

    — Слушаю, боярин.

    — Да не боярин я, Андрей Романыч, ведомо ж тебе, не удостоен я боярского сана!

    — Ну не по сану, так по должности.

    — Спаси Бог, должность и впрямь хлопотная, не всякому и боярину по плечу... Я вот чего хотел сказать! Ты с Фрязиным-то, с Никиткой, постарался бы поближе сойтись. Человек он нужный и в силе, не гляди, что худородный. В большой милости у великого государя, чуешь?

    — Слыхал про то, — кивнул Андрей. — Мастер изрядный, оттого и милостив к нему Иван Васильевич.

    — Я и говорю, такому человеку войти в доверие — ох как может пригодиться... Мало ли что? Все мы ходим под Богом и великим государем, а время нынче беспокойное, того и гляди...

    — Что? — спросил Андрей, подождав.

    — Да мало ли... Я вот чего подумал: есть у меня хитрая пистоль немецкой работы, шестизарядная, да маленько попорчена. Ты бы зашёл к Фрязину на досуге, показал бы ту пистоль — нельзя ли, мол, починить. Мыслю, не откажет, а? Первое, ты у него девку вроде бы спас, стало быть, он в долгу у тебя...

    — Полноте, Димитрий Иванович, какой долг?

    — Большой, ох большой! Он от своей Настасьи без ума, только не хватает списать на парсуну и свечки перед ней ставить. Ну, оно понятно — единая дочь, досталась дорого: жена померла родами, а он, видать, любил жёнку-то, коли так и не женился вдругорядь. Иль не хотел, чтобы дочь росла при мачехе? Всё едино — должник он твой, это первое. А второе — любо ему ладить разную хитрую механику, сам загорится, как увидит.

    — И то, — согласился Андрей.

    По правде сказать, ему и самому нынче не раз подумалось, с каким бы делом приехать как бы невзначай к оружейнику. В гости вроде не зван. Сегодня приглашали отобедать — сдуру не остался, а впредь разговору не было... Пистоль же — это дело другое, по этакому поводу в любой день не зазорно прийти. Только вот как подгадать, чтобы и её увидеть? Нетто в воскресенье, как будут от обедни возвращаться...
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Говорят, нельзя ни по какому поводу ложно ссылаться на хворь, ежели её нет. Не было, мол, так будет. В ту ночь, слушая раскрывающего свои тайные замыслы царя и вспомнив вдруг о присутствии за стенкой постороннего человека, Никита Фрязин от испуга переменился в лице; Иоанн же, наблюдательный как многие подозрительные от природы люди, не преминул это заметить и тотчас спросил, что с ним. Объяснить пришлось первым, что пришло в голову: приступом лихоманки. Днём позже лихоманка его и свалила — чтобы не лгал вдругорядь. А может, и впрямь простыл, когда вышел в одной рубахе на двор проводить гостя. Ночь была знобкая и с ветерком.

    Здоровья он был крепкого, и обычно в таких случаях сразу помогало испытанное старое средство — испить ковш водки с чесноком и пропариться в мыльне. На сей раз, однако, не помогло, и пришлось Онуфревне пользовать его своими зельями. Два дня пил Никита горькие травные отвары и покорно давал растирать себя мазями из медвежьего, барсучьего, гусиного и Бог весть ещё какого жиру. На третий день стало лучше — отпустило в груди и перестало кидать из жара в озноб.

    Ещё слабый после непривычно долгого лежания, но уже чувствуя себя здоровым, он прошёл в работную и занялся делом. Услышав, что отец встал, прибежала Настя — раскрасневшаяся от работы, в простом крашенинном сарафане: нынче с самого утра на дворе рубили капусту для засола.

    — Тять, не рано ли поднялся? — спросила она, грызя морковку. — Полежал бы ещё денёк, всей работы не переделаешь.

    — То-то что не переделаешь, потому и баклуши бить некогда... Огурцы в погреб скатили?

    — Вроде бы скатывали, слыхала. Морковки не хочешь?

    — «Вроде бы», — проворчал Никита, отмахиваясь от протянутой морковки. — Должна была сама доглядеть, не всё Онуфревне поручать, она уж стара, куды ей. О прошлом годе скатывали — две бочки упустили, одна расселась. Гоже ли такое?

    — Не гоже, — согласилась Настя. — Тять, так мне Зорьку не брать теперь?

    — И думать не моги. Куды навострилась-то? Я сказал — со двора теперь ни шагу.

    — А с мамушкой? Мне бы в торговые ряды — позументу надо купить...

    — Пошли там кого ни есть, скажешь чего — купят. Отойди в сторонку, Настёна, ты мне свет застишь.

    — Купят, купят! — закричала Настя и топнула ногой. — Да не то купят, что мне надобно!

    — Пошто на отца топаешь, — он повысил голос, — вот я те топну! Псы вон разбрехались — поди глянь, кого там принесло...

    Настя вышла. Немного времени спустя послышался за дверью какой-то шум, свара, приглушённые голоса, потом Никита, изумлённо прислушавшись, различил голос дочери:

    — ...ты руки-то не распускай, ирод, ишь разлакомился, сквернавец! Я вот тяте сейчас скажу — да он те башку проломит, шпынь ты бесстыжий! Тять! А тять!

    Никита, вскочив, рывком распахнул дверь и увидел рядом с дочерью незнакомца в немецком платье. Впрочем, незнакомцем тот показался лишь на первый взгляд — в сенцах было полутемно; вглядевшись, Фрязин узнал в пришедшем государева лекаря.

    — Тять, немчин там к тебе, а только чего он охальничает, да я ему, окаянному...

    — Ступай, Настя. — Он распахнул дверь шире и посторонился, пропуская гостя. — Здрав буди, господин Бомелий. С чем пожаловал?

    — Посылан есть от его царского маестету проведать, недужен ли, — ответил лекарь, произнося русские слова уверенно, но с несвычным русскому слуху выговором.

    — Был недужен, нынче полегче стало. Скажи великому государю, что завтра приду, Бог даст. А как приду, буду бить челом, чтобы тебя, Елисея Бомелия, боле ко мне ни с каким делом не присылал бы.

    — Как сие понимать?

    — А так вот и понимай. Ты в честный дом пришёл аль в кабак? Коли отец с матерью вежеству тя не научили, так гляди, как бы другой кто не поучил. По нонешним-то твоим годам оно позорнее будет!

    Лицо лекаря исказила злобная усмешка.

    — Ты смел, майстер, с царским дохтуром так не говорят, — сказал он вкрадчиво.

    — А это уж кому как нравится. Ты же запомни, что я тебе говорю! Только вот то, что от великого государя послан, не то работникам велел бы тебя, охальника и невежу, пинками со двора выбить!

    — Ты вовсе дикий варвар, коли молвишь подобное мужу не подлого роду, но имперскому шляхтичу. За бесчестье дорого расплачиваются, майстер Фрязин. — В словах лекаря была уже неприкрытая угроза.

    — Это ты-то про бесчестье поминаешь? — Никита рассмеялся. — И язык ведь, глянь, не запнулся! Истинно бесстыжий, верно тебя дочь моя припечатала, вернее не скажешь. Ты когда на Москву-то приехал — тому года три-четыре? А я, вишь, незадолго пред тем был в ваших имперских краях. Ведом ли тебе такой город, Любек?

    Бомелий, уже направляясь к двери, замер, словно упёршись в стену.

    — Любек? — переспросил он, медленно оборачиваясь. — Так, Любек мне ведом. Богатый город, торговый, ганзеатический. Для чего ты спрашиваешь меня про Любек?

    — Для того, что рассказывали мне там на постоялом дворе про некоего лекаря, что был выставлен на рыночной площади у позорного столба. Он, вишь, племяннику одному подсобил дядю на тот свет спровадить — тот богат был, вдов да бездетен, так вьюноша на наследство и польстился. Да дело-то раскрылось, племянничек угодил на плаху, а против лекаря, что зельем его снабдил, улик прямых не нашлось, он и выкрутился. У позорного столба постоял и изгнали его из города — вот те и вся кара. А куда после тот лекарь подался, про то мне не говорили. Может, ты лучше знаешь, ась?

    — Послушай-ка, майстер, — негромко сказал Бомелий. — У тебя хорошо подвешен язык, и ты хорошо рассказываешь сказки, это любопытно послушать. Жаль, что мне теперь недосуг. Однако дам совет, и тебе надобно о-о-очень крепко его запомнить: когда язык делается слишком длинный, его у к... как это, укрощают, да? Укорачивают, так будет правильно. Это не трудно сделать, майстер, совсем простая операция — чик, и готово. Короткий язык теряет элоквенцию, сиречь красноречие. Помни это, майстер Фрязин. А дочери твоей скажи, что я виноват — принял её за служанку...

    С тем и вышел, притворив за собою дверь. Никита постоял, сжимая и разжимая кулаки, потом усмехнулся и покрутил головой.

    — Ну, погань, — произнёс он вслух, — всё-таки последнее слово за собой оставил, собачий сын! Как только Иван Васильич эдакую тварь подле себя терпит...

    Наутро, когда пришёл во дворец, встретил его тот же Елисей — как ни в чём не бывало, словно и не было вчерашней размолвки, провёл в государев тайный покой, где уже муроли[5] завершали кладку круглого колодца с кирпичной же — винтом — лестницей вниз. Мало погодя подошёл и царь. Они прикинули место для будущей двери, Никита обмерил стены, записал цифирь в памятную книжку, предложил сделать заодно и второй вход — через пол, а ляду[6] подъёмную устроить на пружинах или, того надёжней, с противовесом. Царю понравилось и это.

    — Приступай к работе, Никита, — сказал на прощание, — торопить не стану, обмысли всё как лучше, но и медлить не надобно, понеже число врагов моих кровожаждущих не убывает, но множится ото дня на день...

    Проходя мостками к Фроловской башне, Никита всё раздумывал — верно ли сделал, умолчав про вчерашнее Бомелиево охальство и не попросивши боле к нему иноземного шпыня не присылать. Решил, что верно: просьба была бы дерзкой, и хотя государь к нему благоволит, мог и разгневаться. Жаловаться ж на то, что лекарь с Настей обошёлся не честно, — и того глупее. Сам ведь боишься, чтобы, Боже упаси, не вспомнил куманёк про свою крестницу...

    А чуть было не пожаловался, так и вертелось на языке! Истинно: язык мой — враг мой... Никита похваливал себя за сегодняшнее разумное поведение пред государем — хватило ума промолчать, не дать волю обиде, — но на сердце было всё же беспокойно, что-то саднило. Не сдержался вчера, дал языку волю! Ох, не надо было про Любек...

    Он даже остановился и, глянув налево, покрестился на маковки Вознесенского монастыря. Пронеси, Господи, и угораздило же дразнить этакого змея... издавна ведь ведомо: гада либо дави сразу, либо обходи стороной, не то ужалит. Ну чего высунулся? До вчерашнего дня он ведь и не знал толком, точно ли про Елисея слышал тогда в Любеке; да, вроде так называли его там, в корчме, — Бомель, Вомель, поди разберись с этими иноземными прозваньями; и сказали там же, будто бы по изгнании из города подался злодей к московитам. Да к нам мало ли кто подаётся! Это уже после, когда увидел во дворце нового царского лекаря из немцев, то при виде такой богомерзкой рожи — глаза холодные, злые и рот с куриную гузку — сразу подумалось: э, да уж не тот ли это любекский отравитель?

    Тогда подумалось и сразу забылось. Какое ему дело, кто да откуда? Лекарь и лекарь, это дело царёво — смотреть, кого ко двору берёшь, кому доверяешь свою жизнь. И вот только вчера оказалось, что с догадкой своей попал в точку. Не будь Елисей тем злодеем — не выдал бы себя тем, что так взъярился. Посмеялся бы: мелешь, дескать, пустое! Он-то, Никита, прямо его не назвал? Вот и вышло — на воре шапка горит...

    Да, зря вылез он с этим делом, ох зря! Ничего не добился, а врага нажил. Вот уж истинно — нечистый попутал...

    Выйдя из кремля Фроловскими воротами, он задержался на мосту, постоял, поплёвывая через перила. Вода во рву была мутная, смрадная гнильём, от Неглинки к Москве-реке медленно плыл мусор, всякая выбрасываемая из торговых рядов дрянь, рыбья требуха, обрывки рогожи, проплыл облезлый труп кошки. Кошка-то ладно, сюда и тела казнённых, бывало, скидывали, кого не велено было хоронить по-христиански. Вспомнились немецкие города — суровые, сплошь каменные, без черёмухового да яблоневого цвета, в которых по весне тонет Москва, без благовония липы, без сирени; но верно и то, что такого вот там не увидишь — чтобы в ров у королевского замка валили Бог весть что.

    Никита сошёл с моста, пошёл прямиком через площадь — мимо нового храма Покрова, вознёсшего над пыльным, галдящим торжищем дивное соцветие куполов — витых, гладких, грановитых, иной шатром, иной луковкой, горящих на солнце алыми, зелёными, золотистыми, лазоревыми изразцами. И в который раз подивился, как это всё уживается одно с другим...
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Вернувшись с дворцового приёма и не откладывая на завтра (дабы ничего не забыть) сделав записи в дорожном дневнике, посол велел пригласить Лурцинга. Тот явился незамедлительно, со своей объёмистой кожаной сумкой для бумаг. Решил, видимо, что вызван по какому-либо неотложному делу.

    — Нет, нет, любезный Иоахим, — успокоил его фон Беверн, — кому же придёт в голову работать после такого обеда. Я просто хотел — если вас не слишком утомило московитское гостеприимство — обменяться некоторыми впечатлениями с человеком, уже побывавшим здесь с другими нашими посольствами... да и просто побеседовать. Или вы собирались отдохнуть?

    — Отдохнуть? От чего, господин барон? Разве что от изобилия блюд и напитков, но я воздержан в том и другом. Впрочем, будучи старым юристом, — Лурцинг улыбнулся и поднял палец, — я находчив по части разного рода хитростей и уловок. Можно, чтобы не обидеть хозяев, успешно диссимулировать, изображая собою обжору и петуха, как называют здесь поклонников Бахуса.

    — Их называют петухами? — удивлённо спросил посол. — Странно... разве петух имеет какое-то отношение к Бахусу?

    — Никакого, но почему-то по-русски петух есть синоним пьяницы. Так что я старательно изображал собой эту птицу, хотя и не мог избежать обязательных возлияний за здоровье коронованных властителей обеих сторон. И ел в меру сил. Не правда ли, фазаньи потроха были хороши? Русские, впрочем, не изобретательны по части соусов — их приправы однообразны.

    — А я, признаться, отяжелел. — Посол помассировал себе живот. — Завидую людям, у которых хватает силы воли отказаться от редкостного угощения... в этом я слаб. Не хочу сказать, что так уж силён в другом, в частности в искусстве дипломатическом. Это ведь искусство, дорогой доктор? Или наука? Как вы считаете?

    Лурцинг помолчал, откинувшись в кресле, сцепив перед грудью кисти рук и быстро вращая большими пальцами — одним вокруг другого.

    — Господин барон задал непростой вопрос, — сказал он, подняв одну бровь. — Думаю, дипломатия есть нечто среднее. Её можно назвать наукой, ибо дипломату надо чрезвычайно много знать, а следовательно, и многому учиться. Он изучает историю той страны, где ему надлежит представлять интересы своего потентата. Он должен иметь некоторое общее представление о её географии, торговле и естественных произведениях, и, наконец, самое главное — он должен хорошо представлять себе, как в былые времена велись сношения меж разными державами. Полезно держать в памяти как можно более прецедентов, применимых к тому или иному вопросу, и в этом смысле дипломатию можно считать наукой, господин барон. В то же время она, несомненно, искусство, поскольку требует от человека не только знаний, но ещё и своего рода... вдохновения, назовём это так. Наука однозначна, она не даёт разных ответов на один и тот же вопрос: квадратный корень из двадцати пяти всегда будет пять — не шесть и не четыре. В дипломатии же решение задачи зависит от ловкости и сообразительности того, кому поручено её решить. А этому не научишься, если нет природного дара, так же как нельзя научиться сочинять музыку или играть на органе, не имея музыкального слуха.

    — Вы правы, наверное. — Комтур[7] фон Беверн задумчиво покивал. — Я, к сожалению, не обладаю ни тем, ни другим... Никогда не понимал ничего в музыке и ещё меньше понимаю в дипломатии...

    — Господин барон мог отказаться от этой миссии, — заметил юрист.

    — Да, конечно... и не думаю, чтобы гроссмейстер так уж настаивал бы на моей кандидатуре. У ордена достаточно служителей, более привычных к такому роду поручениям. Но, видите ли, нас с беднягой Фюрстенбергом связывает давняя дружба... Я не простил бы себе, если бы не воспользовался возможностью хотя бы попытаться содействовать его освобождению. Хотя, с другой стороны... мне уже в пути пришло в голову, что вместо меня могли послать более искусного дипломата. Не исключено, что в конечном счёте я окажу Вильгельму медвежью услугу.

    — Пусть это соображение не беспокоит господина барона. Не в обиду вам будь сказано, успех той или иной миссии не всегда зависит от личности того, кому номинально она поручена. Во главе посольства нередко ставят человека, выбранного не по его способностям и навыку дипломата, но единственно по знатности, по благородству происхождения, по близости ко двору — этим как бы воздаётся почёт государю той земли, куда направляется посольство. Московиты особенно мнительны и щепетильны в этих вопросах. К примеру, их нобили — бояре — почитают величайшим для себя оскорблением, если низший по древности рода сядет в совете ближе к царю, нежели он...

    — Я слышал об этом. Не знаю только, можно ли бояр считать нобилями... в нашем понимании. Люди, подолгу здесь жившие, говорили мне, что у московитов просто нет нобилей как сословия, поскольку князь так же бесправен перед царём, как и последний мужик.

    — Да, русские заимствовали эту систему от монголов. Князь, если пишет царю, обязан подписаться «твой раб такой-то», причём имя всегда приводится в уничижительном диминутиве: «Петрушка» вместо «Пётр», «Афонька» вместо «Афанасий»... По-видимому, каждый московит находит какое-то извращённое удовольствие в подчёркивании своего рабского состояния.

    — Странный народ...

    — Странный, — согласился юрист. — Но с ними можно вести дела. Касательно перспектив успеха вашей миссии, я хотел сказать, что вообще успех любых переговоров обычно определяется иными факторами. Здесь происходит двойное делегирование полномочий: оба государя доверяют решить вопрос — один своему послу, другой своему канцлеру, те же в свою очередь поручают основную работу своим юристам, референдариям и так далее. Поэтому пусть господина барона не тревожит мысль о недостатке опыта.

    — Я понимаю: у вас он есть.

    Доктор Лурцинг скромно прикрыл глаза.

    — И что он вам подсказывает? — продолжал фон Беверн. — Вы думаете, Иоанн освободит магистра?

    — Я бы не возлагал на это больших надежд. Дьяк, с которым мне удалось побеседовать после вручения верительной грамоты и посланий, говорит, что его царское величество крайне раздосадован тем, что кайзер[8] передаёт своё послание через служителей ордена, а не направил своего посла. Это, господин барон, как раз о том, насколько здесь щепетильны в таких вопросах.

    — Мелочно щепетильны, — буркнул посол.

    — Согласен, но... — Лурцинг сожалеюще развёл руками. — Русские говорят: в чужой монастырь не приходи со своим уставом. Впрочем, всё ещё может повернуться по-другому. Иоанн непредсказуем — магистра он держит в почётном плену, мало чем утесняя, ландмаршала же, приняв сразу по пленении милостиво, затем велел обезглавить...

    — Я думаю, несчастный Филипп сам навлёк на себя царский гнев, — помолчав, сказал посол. — Он был истинный рыцарь, человек редкого в наше время прямодушия. Возможно, во время аудиенции что-нибудь им сказанное задело Иоанна, и этого было достаточно, чтобы благородного пленника казнили без суда, как проворовавшегося кнехта.

    — Вполне возможно. Поэтому я и говорю — никогда не знаешь, чего ждать от этого властелина. Он, несомненно, тонкий политик... хотя и в своём варварском духе. Скорее всего условием освобождения магистра он поставит участие нашего ордена в войне против короля Зигмунда.

    — «Нашего ордена»... — Комтур фон Беверн горько усмехнулся и, тяжело поднявшись из кресла, прошёлся по палате. — Нашего ордена, Иоахим, не существует уже три года, и мы, ливонское рыцарство, теперь непонятно что... некий придаток ордена Тевтонского, тоже доживающего в Пруссии свой век. Три с половиной столетия, триста пятьдесят лет славы и побед во имя Господа, ради утверждения христианства в диком языческом краю, — и где это всё? Последний магистр великого братства меченосцев стал смехотворным герцогом Курляндским, вассалом польского короля... поистине так проходит слава мира сего, всё становится прахом. И я скажу вам со всей откровенностью, мой дорогой доктор Лурцинг, что теперь меня в конечном счёте не так уж волнует вопрос, вернётся ли из московского плена Вильгельм фон Фюрстенберг или окончит свои дни на чужбине... не видя воочию всего того, что творится на развалинах некогда могучего орденского государства. Говорят, Иоанн пожаловал ему небольшое владение...

    — Да, в Любиме — меж Ярославлем и Вологдой, полтораста вёрст от Москвы[9].

    — Что ж, он сможет вести там более или менее достойный образ жизни... по крайней мере не в темнице. Возможно, так оно и лучше.

    — Позволю себе заметить... — Юрист замялся. — Господин барон сам себе противоречит... вы сказали, что именно ради освобождения магистра согласились принять на себя эту миссию...

    — Да. Да! Я так сказал, дорогой Иоахим. Но видимо, пришло время открыть вам и другую — важнейшую для меня — причину моего согласия. Если я не сделал этого раньше, то лишь потому, что это... как бы сказать... дело сугубо семейного свойства, и я надеялся разрешить его без посторонней помощи. Теперь же вижу, что без вашей, любезный Иоахим, мне не обойтись.

    — Я польщён тем, что господин барон счёл возможным сделать меня своим конфидентом.

    — Да, мне придётся просить вас о посильном содействии. Вкратце дело сводится к следующему. Младшая из моих сестёр была некогда взята фрейлиной к богемскому двору и там вышла замуж за богемского же дворянина... небогатого, но хорошего рода. Я не называю имён, теперь они уже не имеют значения — вы поймёте почему. Брак был бездетным и недолгим, зять пал в злосчастной битве при Мохаче, рядом с королём Людвигом.

    — Давняя история, — пробормотал Лурцинг.

    — Да, без малого сорок лет. Сестра была очень молода, и по прошествии двух-трёх лет родственники стали принуждать её к новому замужеству... ей нежелательному. Я сам был тогда мальчишкой, и, естественно, в подробности меня не посвящали, но там были замешаны имущественные интересы, так что... ну вы понимаете. Короче, Анне это надоело, и она сбежала.

    — Сбежала?

    — Именно так. Сбежала! И знаете с кем? С одним московитом из посольства великого князя Василия. Этот человек захворал, когда посольство остановилось в замке переночевать, и его оставили до выздоровления, чтобы забрать на обратном пути. Сестра сбежала с ним, переодевшись татарским конником, — так, во всяком случае, показал один из слуг.

    — И что же, её не догнали?

    — Помилуйте, Иоахим, несанкционированное задержание иностранного посольства, проверка его людей...

    — Да, да, конечно, я сказал глупость.

    — Вероятно, санкцию можно было бы получить, но это был бы скандал, огласка! Нет, шума поднимать не стали. Сестра так и исчезла, в семье считалось, что московиты её убили. Но вскоре после смерти великого князя один купец привёз из Москвы письмо — Анна сообщала, что замужем и имеет сына, а ещё двое детей прожили недолго. Это было единственное от неё известие за все годы.

    — Я понимаю. И вы думаете, что есть надежда... Я хочу сказать — господин барон рассчитывает найти...

    — Сестру? О нет. Нет, это едва ли возможно, столько лет прошло... да и зачем? Мне, уважаемый, хотелось бы найти своего племянника.

    Лурцинг помолчал, вздохнул:

    — Теперь и я спрошу — зачем?

    — Не знаю, — пожал плечами комтур. — Пожалуй, просто старческая причуда.

    — Даже если бы его нашли... Иоанн, как, несомненно, известно господину барону, не разрешает своим подданным уезжать за рубеж. Здесь это считается государственной изменой.

    — Знаю, знаю, но я и не думал куда-то его увозить. Мне просто хотелось бы его увидеть... и я рассчитываю на ваше содействие в поисках.

    — Всегда к услугам господина барона. — Лурцинг слегка поклонился.

    — Вы понимаете, что я сам не могу приехать в это немецкое поселение — как оно называется, Кукук?

    — Кукуй, с вашего позволения.

    — Кукуй, да. Но вы, думаю, можете делать это, не привлекая внимания. Надо просто пообщаться со старожилами, — как знать, вдруг кто-то что-то вспомнит. Приехав сюда, Анна могла искать себе прислугу из немцев или приглашать немецкого врача... коль скоро были дети и умерли, — вероятно, они болели? Словом, подумайте. Называть её имя бесполезно, она неизбежно должна была переменить вероисповедание, выходя замуж за русского, а при этом ведь, насколько я знаю, меняют и имя?

    — Да, таков их обычай.

    — Поэтому забудьте Анну фон Красниц, урождённую Беверн. Особенно нежелательно упоминать моё имя. Спрашивайте просто про немку, около тридцатого года приехавшую с московским посольством из Богемии... хотя она там долго так прожила, что могла называть себя и чешкой.

    — Это несущественно, господин барон. Хорошо, я постараюсь узнать всё, что смогу...

    Когда Лурцинг ушёл, комтур долго стоял перед окном, постукивая пальцами по тонким слюдяным пластинам, в которых изгибались отражения горящих свечей. Он мельком подумал, что надо бы купить здесь слюды, чтобы дома заменить ею — хотя бы в одном-двух окнах — это отвратительное стекло, мутное, тяжёлое и пропускающее куда меньше света; тут у московитов можно поучиться: слюда много легче и чище, а дневной свет даже в пасмурную погоду приобретает, проходя через слюду, тёплый желтоватый оттенок, как бы отблеск солнца... Впрочем, если сын Анны не отыщется, заботы о доме можно оставить — ни к чему. Всё достанется отродью этого иуды Готхольда. Барон отодвинул раму, снова подивившись её лёгкости, — застеклённую в свинцовом переплёте пришлось бы тащить двумя руками. Конечно, и появление племянника в конечном счёте может ничего не изменить — крючкотворы найдут тысячи доводов против признания его прав; но ведь любому доводу можно противопоставить не менее весомый контраргумент, и чем бы тяжба ни кончилась, крови иуде Готхольду она попортит. А это уже немало!

    В открытое окно щедрым потоком вливался свежий ночной воздух, мелкий дождь едва слышно шелестел в листве растущей перед окном липы. Вот воздух в Москве хороший, подумал комтур, и это даже удивительно при такой грязи и убожестве на улицах. И дышится в деревянном доме куда легче, нежели в каменном, даже с закрытыми окнами. Он вдохнул полной грудью — уже пахло близкой осенью, увяданием, палым листом — и со страхом подумал, что если переговоры затянутся (московиты в этом большие мастера), то обратный путь придётся проделать уже зимой, а морозы здесь не то что в близкой к морю Ливонии. Герберштейн, возвращаясь из Москвы, едва не отморозил себе нос. Только этого не хватало!
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Алоиз ван Боммель, он же Элизий Бомелиус, алхимик, астролог и лекарь, выходец из Нидерландов, получивший степень доктора медицины в Кембридже и после многих странствий по имперским и иным землям осевший наконец в Москве, был изрядно закалён превратностями судьбы и не боялся ни Бога, ни черта. Людей он боялся ещё меньше, потому что хорошо знал им цену и, как правило, умел легко делать их послушными исполнителями своих замыслов.

    Поэтому ему самому казалось необъяснимым то тревожное чувство, что овладевало им в последние дни, — стоило лишь вспомнить стычку с наглым ремесленником и его скрытые (а пожалуй, не такие уж и скрытые) угрозы. Впрочем, объяснение было, и оно заключалось в том, что Никита в фаворе у царя. Если бы не это, наглеца можно было бы стереть в порошок, хотя и стирать не надо было бы: его болтовня — начни он даже болтать о любекском деле во всех московских кабаках — не представляла бы для него, Бомелиуса, ровно никакой опасности.

    О нём наверняка уже болтали. Немцев в Москве немало, приезжают купцы из Ростока, Любека, Гамбурга, а удивительная карьера «царского лекаря» наверняка не раз бывала предметом обсуждения. Не исключено, что кое-кто мог при этом многозначительно сказать: «A-а, да уж не тот ли это аптекарь...»

    Это его не беспокоило. Сплетни иноземцев до царя не доходят, а если бы что и дошло, то легко можно объяснить — клевещут, дескать, из зависти. Вот если оружейник решит вдруг поделиться с Иоанном своими воспоминаниями, это уже опасно. Правда, Иоанн и сам не раз поручал ему изготовить тот или иной яд и оставался доволен; но одно дело — выполнить царский заказ и совсем другое — делать то же самое по собственному почину и в корыстных целях. Этого царь может не простить даже задним числом. Бомелиус прекрасно понимал, что служит тирану, причём тирану душевнобольному, — уж в этих-то симптомах он, как врач, разбирался. Понимал он и то, что постоянно ходит по лезвию ножа, ибо никто не может предсказать, как такой тиран себя поведёт при внезапном изменении обстоятельств. Если, скажем, полное доверие к нему, Бомелиусу, даст хотя бы малую — в волос — трещинку.

    Может быть, конечно, полного доверия никогда и не было: Иоанн болезненно недоверчив к своему окружению, почему бы он стал делать исключение для иноземца? Тогда любое разоблачение, касающееся его прошлого, будет воспринято спокойно: мало ли чем занимался раньше, лишь бы мне продолжал служить честно и беспорочно.

    Нет, куда хуже, если доверие было безоговорочным, — утрату такого не прощают.

    Лучше всего было бы рассказать о любекском деле самому, преподав его в выгодном свете, но теперь уже поздно. Если он расскажет, а оружейник тоже решит развязать язык, Иоанн без труда угадает причину запоздалой откровенности: решил, дескать, опередить. В самом деле, почему — ежели невиновен и оклеветан — почему молчал раньше? Нет, теперь признаваться поздно.

    Проще убрать оружейника, но это просто лишь на первый взгляд. Чтобы отравить, надо иметь своего человека в доме Фрязина. Подослать убийцу на улице — но как с ним договориться? В Венеции это действительно просто, там только намекни, и тебе пришлют на дом надёжного браво, который сделает дело быстро и без следов. А к кому он может обратиться здесь, в Москве? Город кишит головорезами, «висельной дичью», как называют это французы, но никто не примет подобного поручения от иноземца, тем более от него, известного колдуна и чернокнижника. А если и примет — в конце концов, это вопрос вознаграждения, — то наверняка побежит пропивать заработанное в ближайшем кабаке и сразу будет замечен царскими «истцами» — сыщиками. Иоанн, конечно же, не оставит без строжайшего розыска убийство своего доверенного механикуса...

    Нет, об этом и думать нечего. Здесь вздёргивают на дыбу по малейшему подозрению, а на дыбе и под кнутом язык развязывается скоро. Сохрани Бог! Надо искать что-то другое. Но что, что?

    Бомелиус проклинал минуту, когда встретил в сенях оружейникову дочку и оказал ей внимание, приняв за служанку. Проклятая девка... будь она одета сообразно своему положению, он бы ограничился поклоном, на черта она ему сдалась, лупоглазая дура. И не было бы никакой ссоры с её отцом. А с другой стороны, не будь ссоры, он не узнал бы, что оружейнику известно про Любек. Теперь же знает и может заблаговременно себя обезопасить. Но как, как?

    Девка, чёртова девка. Придумать что-то, чтобы через неё получить власть над отцом... Точнее, поставить его в зависимость от себя. Тогда он будет молчать, не посмеет даже заикнуться о том, что знает...

    В длинном чёрном одеянии мага, сцепив руки за спиной, доктор Бомелиус расхаживал быстрыми шагами по низкому сводчатому покою, рассеянно поглядывая на полки, уставленные тиглями и ретортами, на разбросанные по столу астрономические инструменты, на свисающие с потолка чучела крокодила и иных редкостных гадов. В открытом очаге жарко пылали дрова, но тепло чувствовалось лишь вблизи, а чуть подальше прохватывало ознобом от каменных стен и пола. Бомелиус сам выбрал это помещение для своего лабораториума в отдалённой части дворца, почти заброшенной и пользующейся дурной славой, — челядь, во всяком случае, избегала появляться в этом крыле здания без нужды, а с тех пор, как здесь обосновался колдун, и подавно. Самого колдуна это вполне устраивало, лишние соглядатаи были ни к чему.

    Он не доверял дворцовой челяди, а своих слуг у него не было. Был некогда один — надёжный, преданный как пёс, — но вскоре по приезде в Москву бесследно пропал. Мог, конечно, и сбежать, хотя маловероятно. Куда, зачем? Скорее всего зарезали грабители, здесь это не редкость. Вот проклятого оружейника не зарежут...

    Да, будь здесь старый верный Питер, как всё было бы просто. А этим подлым московитам довериться нельзя, никому из них. Глупые, тупые дикари, ни один не способен даже понять собственной выгоды. Неужели оружейнику невдомёк, что разумнее было придержать язык, нежели ссориться с царским лекарем. Обиделся за дочку, старый дурак; подумаешь, потискали девку — убудет её от этого?

    А девка хороша... он ещё подумал: смотри ты, каких аппетитных служаночек выбирает себе этот механикус. Это кстати. Это очень кстати! Будь она дурнушкой, использовать её в его целях было бы затруднительнее, атак... Да, тут есть возможности, надо только очень тщательно всё обдумать.

    Заинтересовать ею Иоанна? Это нетрудно сделать, тиран по натуре порочен не менее Тиберия или Родриго Борджиа и, как они, необуздан в удовлетворении своих похотей. А если девка окажется в царской постели...

    Да, вот именно. Что тогда? Поставленный перед фактом, оружейник может повести себя по-разному. Он может взбунтоваться и погибнуть, — на это едва ли можно рассчитывать всерьёз. Даже в западных странах ремесленник — пусть и большой мастер своего дела — не отважится на бунт против короля ради чести дочери. Может быть, дворянин, да и то не всякий; отец фаворитки скорее воспользуется выгодами нового положения. А тем более здесь, где московиты почитают своего царя как наместника Бога на земле. Во всём христианском мире нет народа более раболепного, более приниженного перед верховной властью. Некоторые бояре, правда, проявляли строптивость, но таких сразу укорачивали на голову; а простолюдин механикус? Нет, нет, так прямо ничего не выйдет, надо измыслить более хитрый ход. Думай, Алоиз, думай...

    Назавтра была среда — день, когда Бомелиус по заведённому обычаю докладывал Иоанну результаты недельных наблюдений за планетами и созвездиями. Успокоив царя тем, что никаких бед на ближайшее время светила не предвещают, астролог замялся и изобразил нерешительность.

    — Ну, что там ещё? — спросил Иоанн.

    — Не знаю, должен ли я говорить великому государю...

    — Знамо, должен! Что у тебя ещё? — нетерпеливо повторил Иоанн свой вопрос.

    — Есть способ... к которому мы редко прибегаем по причине его сложности, он... как бы это объяснить в тонкостях... боюсь, что великому государю много останется непонятным, это способ математический, путём особого рода вычислений на армиллярной сфере…

    — В тонкостях не надо, пошто они! — Иоанн повысил голос. — Ты, Елисей, дело говори, голову не морочь, довольно мне её иные морочат... не знаешь, кому верить.

    — Осмелюсь ли я надеяться, что великий государь не включает своего покорного слугу в число этих «иных»?

    — Тебе верю, только не испытывай моего терпения. Про способ твой в тонкостях мне знать ни к чему, а если что сведал сим путём, то говори!

    — Многое пока неясно, государь. Этот способ позволяет в некоторой степени определить воздействие... как это сказать... взаимное воздействие между различными персонами. Ежели, к примеру, моя судьба как-то незримо связана с судьбой другой персоны, то её можно вычислить, узнать...

    — Судьбу?

    Бомелиус покачал головой, предостерегающе поднял палец:

    — Нет, нет, не судьбу. Персону! Впрочем... да, отчасти и судьбу. Великий государь угадал верно, ибо, узнав персону, можно понять и то, что её с нами связывает и что сулит таковая связь в будущем. А значит, ждать ли от таковой связанной с нами персоны добра либо зла. Великий государь помнит, что мне случалось доводить на воров, злоумышлявших измену или иное какое воровство...

    — Того не забыл, инако чего для держал бы тя в числе верных?

    Бомелиус молча поклонился, выражая благодарность, и продолжал:

    — Метод, о коем говорю, позволяет вычислить не только вероятного злоумышленника, но и, напротив, персону благорасположенную, связь с коей может принести великую пользу. Это, великий государь, раскрывается не сразу. Вычисления при помощи сего артефакта, — он торжественным жестом указал на стоящее посреди стола с астрономическими инструментами подобие сквозного глобуса, сложенного из множества перекрещивающихся под разными углами тонких медных обручей с нанесёнными на них знаками зодиака и символами планет, — именуемого сферой армиллярной, гораздо трудны и не сразу раскрывают искомое. Я теперь в затруднении: цифирь указывает на присутствие подле великого государя некоего человека...

    — Опять злоумышленника?

    — Нет, указания на злой умысел отсутствуют. Человек не знатный, однако странно то, что всё указывает на близость его к великому государю... не имеющему от сего человека тайн.

    — Чего ж тут странного? Из знатных-то мало кто у меня в доверии, да и что мне в знатности? Передо мной все едины — что смерд, что удельный князь. Только того и разницы, что смерд противу меня умышлять не станет. «Не знатный»! Вон, Малюта не знатный, а отцу родному глотку зубами перервёт, дабы мне угодить... Так, может, это на него указует твоя сфера?

    — Нет, не похоже, — осторожно ответил Бомелий, подумав. — Скуратов из боярских детей, воинское сословие... нет, там другое. Указано скорее на купца... или, может быть, ремесленника. Не понял я, чем сия персона занимается, но делает это гораздо искусно. И что ещё странно... указание как бы двоится, не говоря ясно, муж это или женщина.

    — Как сие может быть? — удивился Иоанн.

    — Так бывает, великий государь. К примеру, ежели супруги долго живут в согласии, то души их как бы прорастают одна в другую, сливаясь воедино...

    — Ересь глаголешь, — строго прервал царь. — Сказано убо: «Да будет плоть едина», но не душа. Как это — едина душа?

    — Не в том смысле, государь. Когда умирает один из супругов, его душа отлетает, другая же остаётся в земном бытии, сего никто не оспаривает. Но при жизни связаны они столь тесно, что в рассуждении астральном одна нередко как бы замещает другую. И то бывает не только меж супругами, но также у родителей с детьми. Мать или отец не чуют ли сердцем, если с любимым чадом беда? Сие и есть признак слияния душ. Оттого мне и непонятно пока, что за персону указуют расчёты, ибо сие может быть как муж либо жена, так сын либо мать. Или же отец либо дочь.

    — Так потрудись ещё, дабы стало понятно!

    — Великий государь может не сомневаться в моём тщании.

   [image: chapter_end]
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Андрей боролся с собой, не зная, что делать. Его и тянуло навестить Фрязиных, и в то же время что-то останавливало — словно предчувствие, что ничего доброго из этого не выйдет. Собственно, сам Фрязин интереса не представлял — оружейник как оружейник, а что искусный и что у государя в милости, так ему-то не всё ли равно. Это вон боярин Годунов сразу навострил уши! А если бы дознался про тот приезд Иоанна Васильевича да про тайные подземелья... Всё-таки учуял что-то, старый хитрован, если уговаривает войти к мастеру в доверие. Войти-то можно, отчего не войти — ежели пустят. Никита Михалыч, похоже, и сам не лыком шит.

    Что неудержимо тянуло к фрязинскому двору, так это память о тех немногих словах, коими успел перекинуться с Настей, о её заливистом — словно колокольчик — смехе, о быстрых, бьющих без промаха взорах из-под ресниц. Так бы и сидел рядом, не отходя. Только дальше-то что? Жениться на ней, что ли? Эта мысль — жениться — до сих пор не приходила в голову сотнику Лобанову, а если иногда и наведывалась, то он отмахивался от неё как от нелепицы. Куда ему обзаводиться семьёй!

    Юсупыч, мудрый старик, тоже говаривал ему, что с этим торопиться не след. Потом, позже — да, может быть; но, вообще, женитьба — дело сомнительное и опасное. На вопрос, бывал ли он женат сам, арап принимался сердито бормотать себе под нос, пофыркивая, как рассерженный кот. Воспоминания о семейной жизни, похоже, старика не согревали.

    Нынче Андрей снова спросил Юсупыча, много ли тот имел жён и верно ли, что ихний мухамедский закон дозволяет брать по нескольку зараз — хоть дюжину, хоть десять дюжин.

    — Благодарение Аллаху, нет, — ответил тот, — четырёх более чем достаточно.

    — Как это четырёх? Ты ж сам состоял при том гареме Ямгурчеевом, что мы имали под Азовом. Там сколь жёнок тех было — не мене сотни!

    — Сказываю тебе, у хана было четыре жены, прочие же — наложницы, — раздражённо объяснил Юсупыч.

    — Ну, хрен редьки не слаще. А с наложницей, значит, дозволяется иметь блуд при живой жене?

    — При четырёх!

    — Ишь ты, — Андрей усмехнулся, покрутил головой, — ловки вы, как я погляжу, устраиваться с этим делом... Оно конешно, удобно... хотя и грешно. А на том свете не спросится?

    — О чём спрашиваешь, безрассудный? Кто может знать, что будет на том свете? Потерпи немного, сам узришь.

    — Типун тебе на язык, мне спешить некуда. Ты, чай, скорее это узришь, а, Юсупыч?

    — Сие не нам решать!

    — Понятно, не нам. Мне вон кобылёнка та загвоздила б копытом по башке, и кончено — отдал бы Богу душу посреди родной Москвы, не надо ни татар, ни ливонцев.

    — Особенно утешительно было бы тебе думать, испуская дух, что помираешь ради спасения распутницы.

    — Ну, ты, старый! — Андрей грохнул по столу кулаком. — Ты ври, да не завирайся! Какая она те распутница?

    — Гнев не есть свидетельство правоты. Хотя признаю, что выразился неосмотрительно, — вкрадчиво сказал Юсупыч, поглаживая бородёнку. — Ты не так изволил понять, о великодушный! Истинный смысл моих слов в том, что женщины — порождение Иблиса — вообще распутны по своей природе, распутны и лживы. Хотя и среди них, никто сего отрицать не может, изредка встречаются жемчужины добродетели. Но они редки, клянусь бородой пророка, чрезвычайно редки! Некий юноша пришёл к мудрецу и спросил, разумно ли поступает, собравшись жениться. Мудрый велел ему прийти за ответом на следующий день, а сам послал слугу наловить змей — одного ужа и полсотни гадюк. Слуга принёс змей в кожаном мешке, и когда юноша пришёл за ответом, мудрец протянул ему мешок и, сказав, что внутри, предложил не глядя запустить туда руку и достать ужа. «Помилуй, — возопил юноша, — как же я угадаю?» — «Тогда не женись», — сказал мудрый.

    — Оно конешно, — подумав, сказал Андрей. — Верно говорят: все девки хороши, отколь же берутся злые жёнки? Да только, Юсупыч, коли все были б такие разумные, так и роду человеческого давно уж не стало бы. Зачем же тогда Господь заповедал: плодитеся, мол, и размножайтесь? Ваш — как ты его там зовёшь, не хочу повторять на ночь глядя — тоже небось не претит детей-то рожать. А бабу, говоришь, нечистик породил?

    — Да, тут есть контроверза, — согласился Юсупыч. — Для продолжения рода жениться необходимо, ты прав. Но, Аллах, как сие тягомотно!

    — Да тебе и не предлагают, чего вздыхаешь. — Андрей зачерпнул из братины, налил себе и Юсупычу.

    Фряжских вин старик не пил, соблюдал запрет, водку находил слишком крепкой, зато к медам пристрастился. Особенно любил ставленный вишнёвый — про этот напиток в Коране не говорилось.

    — Ты мне аки сын, могу ли взирать равнодушно на твои безумства?

    — Нет пока никаких безумств, — с досадой сказал Андрей. — Начал бы безумствовать, так не сидел бы тут с тобой, не слушал твоего карканья...

    Вечером он твёрдо решил пренебречь советом Годунова и не ездить больше к оружейнику, а наутро — благо день был свободный от караульной службы — собрался и поехал.

    Фрязин, извещённый работником, встретил его на нижних ступенях крыльца, оказывая вежество как уважаемому гостю, осведомился о здоровье.

    — Жив, спаси Бог, — ответил Андрей. — А ты как, Никита Михалыч?

    — А что мне сдеется. Проходи, Андрей Романыч, гостем будешь. Время-то к обеду, может, останешься сей раз?

    — Отчего ж не остаться, коли хозяин приглашает. Благодарствую, Никита Михалыч. — Андрей склонил голову. — Настасья Никитишна здорова ли?

    — Сам увидишь, — ответил Фрязин и, заметив удивление в глазах гостя, продолжал: — Мы ведь, господине, народ простой, посадской... да и обед не званый, так что за стол садимся вместе. Это бояре пущай жён да дочерей взаперти держат... у нас по-другому.

    — Оно и лучше, — согласился Андрей, сразу почувствовав какое-то странное облегчение, будто до сей минуты всё сомневался, надо ли было приезжать, а тут вдруг разом осенило — да, надо было, хорошо что приехал. — Я уж тогда... как впервой довелось увидеть Настасью Никитишну... подумал, что, верно, не из боярышень девица-то, если так вольно ездит.

    — Нет, не из боярышень, упаси Бог, — усмехнулся Фрязин. — А ты пистоль немецкую, что ли, принёс?

    — Пистоль? — изумился Андрей. — Да, только... откуда те про неё ведомо?

    — А я, вишь, постельничего Годунова днями повстречал, а он говорит: есть-де у сотника Лобанова хитрая пистоль немецкой работы, да он её изломал, и я дал совет, чтоб к тебе снёс, так ты уж не откажи, глянь там, в чём беда...

    — Да, он... говорил мне, верно. Принёс и пистоль, только думаю, — может, не надо было, ты, чай, и так без работы не сидишь?

    — Не сижу, верно. Ну, пойдём ко мне, гляну на твою цацку, что там за чудо такое...

    В работной Фрязин подошёл к непривычно большому окну, перед которым ещё висел налитый водой стеклянный шар, и стал разглядывать протянутое гостем оружие.

    — Да-а, — сказал он, — изрядно сработано... Видал я у них такие — в баварской, помню, земле. Они их «револьверными» зовут... Оно конешно, сподручно — сразу, вишь, шесть зарядов, и знай только бочонок прокручивай. Ан его-то и не прокрутить...

    — В том и поломка, — сказал Андрей.

    — Ну какая это поломка. Бывает, раздует ствол — вот это уж беда... коли трубка была худо прокована, аль трещину какую недоглядели, так Боже упаси при заряжании пороху пересыпать сверх меры. А иной и пересыплет, чтобы, значит, бой был дальше. Дуракам-то закон не писан. Ладно, налажу я твою пистоль, пущай полежит покамест, мешкать не стану.

    — Да мне, Никита Михалыч, не к спеху.

    — Тебе не к спеху, а у царя свои расчёты — а ну как опять воевать кого пойдёт, крымцев там, литовцев... В походе пистоль-то пригодится.

    — Покуда литовцы с крымцами нас воюют, не мы их, — заметил Андрей. — Вон как под Оршей получилось: князь Пётр Шуйский, Плещеев с Охлябиным, князья Палецкие, пять тысяч войска, конница, огневой наряд — всё сгинуло в одночасье, попались как слепые кутята! — Он скрипнул зубами, 0 маху ударив кулаком по стене.

    — Слыхал я, будто Курбский там был с Радзивиллом? Этот воевать свычен, — сказал Фрязин.

    — Кто, Радзивилл?

    — Тот тоже... а я про Курбского говорю, про твоего тёзку. Он ведь, как Полоцк ходили брать, был воеводой сторожевого полка?

    — Да, впереди шёл, — неохотно сказал Андрей.

    Ему не хотелось говорить о князе Курбском, измена прославленного полководца до сих пор язвила его, словно отравленная заноза. Он ни разу и словом не перекинулся с самим князем; но с той поры, как впервые — мальчишкой — увидел его в казанском походе, Курбский был для него примером истинного воина — бесстрашного, умного, умеющего не только лихо рубиться, но и водить за собой тысячные рати. Весть о том, что Курбский — всесильный наместник Ливонии — прельстился литовским золотом и порушил крестное целование, воровски перебежав к Жигимонту, была для него как удар по голове. Сперва даже не поверил, думал — облыжно говорят или перепутали с кем иным. К польскому королю последнее время съезжали многие (кому удавалось), но чтобы Курбский?

    — И чего ему не хватало, — продолжал Фрязин, как бы раздумывая вслух, — может, обиделся, что в Юрьев на воеводство посадили... Адашева-то, помнится, тож туда сослали, как царь на него опалился. Может, и князь Андрей чего чуял...

    — Да нет, говорят, в милости пребывал.

    — Царская милость, она, знаешь... больно уж переменчива. На пиру-то в Грановитой, как войско вернулось из Литвы, Курбского не было... Не позвали, мыслишь, аль сам не пришёл?

    — Сам не прийти не мог...

    — Вот то-то.

    — Ладно, не хочу я про него, — сказал Андрей, — изменил так изменил, ему перед Богом ответ держать.

    — И то. Сказано: не судите, да не судимы будете. Нам в этих делах не разобраться...

    За спиной у Андрея лязгнула дверная щеколда, скрипнули петли, опахнуло прохладным — из сеней — воздухом.

    — Тятенька, обе-е-едать, — звонко пропел голос, который так часто звучал в его ушах последние две недели. Он быстро обернулся, она ахнула и вскинула ладошку к губам, заливаясь нежным румянцем. — Ой, Господи...

    Андрей, тоже чувствуя, что щекам становится жарко, поклонился в пояс, коснувшись пальцами половицы:

    — Здравствуй, Настасья Никитишна, прости, коли напугал.

    — Да нет... чего пугаться-то, — шепнула она одним дыханием. — Здрав и ты будь, Андрей... Романович...

    — Срамишь меня, Настёна, — сказал Фрязин, — гость в дому, а ты вламываешься, будто со своими девками в салки играешь.

    — А мне не довели, — она покраснела ещё пуще, — думала, один ты...

    — Такая вот у меня, Андрей Романович, дщерь невежа, учишь её, учишь, а всё без толку. Ну то пошли за стол... глянь там, Настя, чтоб рушник при рукомойнике был чистый...

    Фрязины обедали по-простому: за столом кроме хозяина с дочкой было ещё четверо — мамка или ключница, которую Андрей видел уже в прошлый раз, и ещё трое — приказчики, то ли старшие работники. День был постный, стряпуха принесла в деревянном корытце холодного налима отварного, блюдо квашеной капусты. Мужчины выпили по чарке, закусили круто посоленным хлебом. После налима подали обжигающую уху, прямо из печи, да ещё щедро сдобренную чесноком и красным перцем. Андрей сидел справа от хозяина, первым за длинной стороной стола, слева — напротив него — то же место занимала Настя, сидела не поднимая глаз от тарелки. Разговоров за столом не было, обменивались только редкими словами — просьбами передать солонку, уксус. После ухи ели карасей, пряженных в сметане (пост, видно, соблюдался у Фрязиных не слишком сурово), потом подали грушевый взвар. Когда вставали из-за стола, в горницу заглянул дворник, сказал, что пришёл кузнец и спрашивает хозяина. Фрязин вышел, ушли и остальные обедавшие, Настя с Онуфревной стали собирать посуду.

    — Отнеси сама, мамушка, — сказала Настя замирающим голосом, — чтой-то мне худо...

    — Да Господь с тобой, — старуха перепугалась, — уж не расхворалась ли!

    — Нет... с чего хворать, так чего-то... вроде в жар бросает. Мне бы клюквенного морсу с ледника — страсть хочется, ты бы сходила принесла?

    Старуха поспешно заковыляла к двери, Андрей в нерешительности стоял у стола, не зная, выйти тоже или дожидаться хозяина здесь.

    — Я... пойду, наверное, — сказал он, — тебе, вишь, неможется, так уж не до гостей...

    — Что ты! — отозвалась она с неожиданной живостью. — Сиди, коли пришёл. А я думала...

    — Что думала, Настасья Никитишна? — спросил он, не дождавшись продолжения.

    — Думала, не придёшь больше, — шепнула она, не поднимая глаз и водя пальцем по узорам синей камчатной скатерти. — Думала, скушно тебе со мной, Андрей... Романович.

    — Где ж скушно-то. — Он рассмеялся. — Не до скуки тут, коли чуть голову не прошибли!

    — А и ехал бы тогда своей дорогой, может, и без тебя Зорьку б словили. Я, што ль, просила тебя под колёса кидаться! Небось ни одной девицы на улице не пропускаешь?

    — Да где мне, — сказал Андрей. — Я, Настасья Никитишна, с девицами... необходительный.

    — Что так? — спросила она лукаво, коротко взмахнув ресницами.

    — А некогда было... обходительности учиться. Я ведь больше уж десяти лет в походах всё да в походах. Да, двенадцать лет — с Казани.

    — Страшно, поди, на войне-то?

    — Да обыкновенно. — Он пожал плечами. — Бывает и страшно, не без того. А куда денешься!

    В казанском походе я новиком был, мальчишкой ещё совсем... Там, на первый приступ когда шли, там... страшно было. По сей день помнится. Да и теперь... вот Полоцк брали тою зимой... тоже лютое было дело. Или когда громили Ливонию, тому шесть лет... не приведи Господь увидеть, что там делалось. Татарву на них напустили, Шигалеевых сыроядцев, так уж они себя показали...

    — А теперь никуда тебя не ушлют? — В голосе Насти послышалось беспокойство, и это было ему отрадно.

    — Кто ж его знает. — Он улыбнулся. — Вроде пока замирились... конечно, надолго ли? Послы вот приехали, значит, договориться хотят. А там как Бог даст. Ты что же, вовсе со двора боле не выезжаешь?

    — Ой, что ты, тятя не велит. А знаешь, тебе коли случится быть неподалёку в погожий день... а то ведь, глядишь, и дожди скоро начнутся... ты как-нибудь с той стороны подъезжай, где сад. У меня там качели, а тын невысокий — твоему коню как раз будет по холку... Повидаться можно... поговорить. А то сиди тут одна, будто в темнице! Нет, правда... чего смеёшься? К подружкам и то не выйти...
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К Воздвижению муровальные работы в тайных государевых покоях были завершены. Столяры навесили двери и крышку подземной ляды, Никита поставил запоры и потайные тяги, коими их отпирать. Осталось приладить замки — чтобы нельзя было открыть, даже если кто невзначай и обнаружит отпорный рычаг. Иоанн, осмотрев всё, остался, по обыкновению, доволен.

    — С замками надо решить, государь, — сказал Никита. — Две двери здесь, да третья на выходе. Как делать прикажешь — три разных ключа аль один на все три?

    — Мыслю, три разных лучше?

    — Вот не знаю. Оно вроде надёжнее, да только...

    — Ну, говори!

    — К каждому ключу должен быть запасной, и те оба надо иметь при себе, на случай если один обронишь да утеряешь. Выходит, шесть ключей, а ну как в спешке да в темноте с ними разбираться — какой куда? Так что, может, сделаем так, чтобы единым ключом любую дверь отомкнуть...

    Государь подумал:

    — Верно говоришь. Делай единый на все, только запасных чтоб два было, не един. Мало ли...

    — Тогда, государь, погляди вот этот. — Никита достал из сумы бережно завёрнутый в промасленную кожу врезной замок с торчащим ключом. — Сделал на пробу, понравится — ещё два сработаю.

    Иоанн пощёлкал ключом, вынул из скважины и осмотрел бородку, хитроумно прорезанную сквозными пазами.

    — Изрядно, изрядно… Одно скажу, Никита, — больно уж велик да тяжёл ключ-то. Поменьше нельзя сделать?

    — Поменьше... — Никита почесал в затылке. — Оно бы и можно... да бородку, вишь, трогать бы не хотелось — тогда всё внутри перелаживать придётся, а там чем дробнее, тем сумнительнее, как ни хитри. А можно что сделать, государь, — стебель укоротить, кольцо вовсе убрать, стебель же распилю вот тут да на вертлюжец поставлю... Тогда, вишь, откинул его на сторону — вот эдак — и поворачивай. Он и короче станет, и легше.

    — То так и делай, — одобрил Иоанн. — Три чтоб было — один при себе, два в запасе...

    На обратном пути Никита зашёл получить деньги за сданную скобяную работу — восемь рублей три алтына; казначей долго искал в платёжной росписи, поверх очков поглядывая на него, будто сомневаясь — не тать ли; потом, раскладывая кучками по сорок, отсчитывал лёгкие серебряные копейки, видом и размером подобные лузге от тыквенных семечек; ссыпав в кошель, не отдал — держал в кулаке, пока Никита старательно выводил подпись. На крыльце приказной избы его окликнули.

    — Чего тебе? — спросил Никита подбежавшего ярыжку.

    — Боярин Годунов велел спытать, досужей ли ты, Никита Фрязин, зайти к нему для малого разговора.

    — Зайду, коли боярин кличет. Тут уж, досужен аль не досужен, кобениться не станешь! Веди, показывай путь...

    Постельничий принял его в богато убранной небольшой горнице с затянутыми узорчатой тканью стенами, где не было никакой утвари, кроме лавки у одной стены и малого столика у другой, между окошек. Полавочник и наоконники были расшиты цветными птицами и травами, на выложенной рыбьим зубом столешнице стояли золочёные часы, пол покрывал багряный шамаханский ковёр. Муравленая печь в углу блестела зелёными изразцами.

    — Я, Никитушко, чего хотел спросить, — сказал Годунов, — ты часовое дело знаешь ли?

    — Так смотря каки часы, боярин. Эти, што ль, неисправны?

    — Нет, а есть у меня зепные[10], тож аглицкой работы. И стали те часы гораздо вперёд забегать противу иных, так я подумал, может, ты глянешь?

    Никита развёл руками:

    — Уволь, боярин, зепные чинить пасусь — уж больно мелкая работа. Эти б я поглядел, тут проще, а зепные... не, не обессудь. А ты б их немчину Ягану показал, ну, который государевы часы обихаживает. Тот сильный мастер!

    — Яган, говоришь? И то! Ну, спаси Бог, что надоумил, так, пожалуй, и сделаю.

    — Коли они б медлили, оно проще было. Может, в том всё и дело, что почистить надо да смазать, — объяснил Фрязин. — А как вперёд бегут, то хуже. Оно оттого бывает, что оси износятся и у колёс ход станет посвободней, а то наладить не просто.

    — Добро, немцу отдам, ты прав... Да, а сотник тот — приходил ли к тебе с пистолью?

    — Приходил, боярин, только изладить я её не поспел ещё. Там и работы-то вроде не много, а всё руки не доходят.

    — Ладно, спешить некуда. Познакомился, значит, с Андрюшкой Лобановым... Я его тож хорошо знаю, и люб он мне — без криводушия малый, а ныне таких немного. Лживый пошёл народ, двоеличный... Кстати, Никитушко, я чего ещё хотел спросить: у тебя с государевым лекарем, Елисеем этим, не было ли какой брани?

    Никита, сразу насторожившись, недоумённо пожал плечами:

    — Не припомню... пошто мне с ним браниться? Дорожки наши, слава Богу, не пересекаются, и делить вроде бы нечего.

    — Оно так, да только я тут днями один разговор случайно услышал — мимо проходил... и так понял, что про тебя шла речь. С кем Елисей был, того не видел, а сказал он, что-де мастер тот, может, и преискусный розмысл, но только держаться от него надо подале: продаст, мол, ни за грош, такая, дескать, у него душа — влезет в доверие да и продаст... Вот такую я слышал его речь и мыслю, что слова те были про тебя... понеже иных розмыслов тут нет.

    — Может, и про меня. Да мне-то что, боярин... собака лает, ветер разносит. А кому он то говорил, не сведал?

    — За дверью неприкрытой был разговор, заглядывать я не стал.

    — А и ни к чему, пущай его. Мне-то что, — повторил Никита деланно беззаботным тоном, хотя на душе у него стало тревожно. Вот оно — чуял ведь, что гнуснец в долгу не останется...

    — Оно конешно, — согласился Годунов, — пущай лает. Однако человек он опасный, того для и почёл нужным тебе сказать.

    — Благодарствую, боярин, впредь буду остерегаться.

    — Впредь? Допрежь, выходит, не стерёгся...

    — Да оно ведь как... я уж и забыл, а теперь припомнилось: верно, был случай. Повздорили по-пустому, а я и расскажи ему про то давнее любекское дело...

    — Мне про «любекское дело» не ведомо, тем боле давнее.

    Никита, вздохнув, начал рассказывать. Годунов сидел на лавке с ним рядом, как с равным, хотя и поодаль. Слушал внимательно, прикрыв глаза, перебирал чётки в унизанных перстнями пальцах. Когда Фрязин кончил рассказ, он ещё некоторое время молчал, глядя на большой, мерцающий жемчужным окладом образ Божией Матери Одигитрии в красном углу.

    — Кому ещё про то говорил? — спросил он.

    — Окстись, боярин, и в мыслях не было!

    — И не надо. Дело давнее, к тому ж и сумнительное — он ли, не он...

    — Был бы не он, так небось не всполошился бы.

    — Верно, — кивнул Годунов. — Я тож мыслю, что он, однако ворошить это ни к чему. Что с Елисеем не удержался — то худо, нажил себе врага.

    — Я уж, боярин, и так сам себя корю — пошто не смолчал.

    — Да, истинно: язык мой — враг мой. Ну да что теперь, после драки кулаками не машут. Ведомый враг не столь опасен, как неведомый, так что остерегайся впредь и — буде вновь сойдёшься с Елисеем — постарайся уж быть с ним пообходительнее.

    — А что он мне может сделать? Дорогу перед государем перебежать — так ведь я, боярин, чинов да почестей не ищу, а работы на мой век хватит. Мне всё едино — у государя ли в опочивальне замок приладить аль у купца в лавке... в лавке-то оно и повольготнее — во дворце больно уж глаз много, за каждым твоим шагом приглядывать...

    — Оно так, только ты не больно тешь себя тем, что «мне, дескать, Елисей ничего не сделает». Сделать он может много чего, это крепко держи в уме. И вот ещё что... Сказал тебе, чтобы ты про то дело с опойным зельем не сказывал, а теперь иначе мыслю. Поведай про то Андрею Лобанову.

    Фрязин изумился:

    — Ему-то пошто, боярин?

    — А чтоб тоже стерёгся. Мыслишь, Елисею неведомо, что он к тебе в дом зачастил?

    — Ну уж и зачастил...

    — Да зачастил, чего отпираться. Я так мыслю, приглянулась ему твоя дочка, а? Что ж, чем не жених. Ну, то сами решать будете, а только лучше ему сказать... раз уж он не вовсе для тебя чужой. Ты в шахматы играть обучен ли?

    — Не горазд, боярин. Игрывал, да поп стал притеснять — грех, говорит, бесовская то игра...

    Годунов улыбнулся, встал. Поспешно вскочил и Никита.

    — Ну, раз игрывал, то должен знать, как иной раз бьют по коню, чтобы добраться до ладьи... коли та стала помехой. Вот и смекай!

    Фрязин ушёл, Годунов погрел ладони о печные изразцы, поправил огонёк в зелёного стекла лампаде перед иконой Путеводительницы, потом вернулся к лавке и лёг. Спину ломило, — верно, к дождю. Экая всё же орясина этот Никита — руки золотые, а умом Господь обделил... хотя в своём деле и мозговит, скудоумному не измыслить всех тех хитростей механических. В ином же — дурак дураком. Ну кто его за язык тянул лаяться с этой заморской образиной... Заварил кашу, а расхлёбывать теперь иным.

    Ему и расхлёбывать, Димитрию Годунову, а боле некому! Оставлять же того дела нельзя. Оно и можно б — дескать, моя хата с краю, — да не выйдет. Будешь потом локти себе кусать, ежели отстраниться, дать Елисею исполнить задуманное. Что он задумал — пока неведомо, но задумка уже есть, можно не сомневаться. Разговор за приоткрытой дверью Годунов и впрямь слышал, и разговор тот был с государем, правда не совсем такой, как он пересказал Никите, хотя смысл был тот же: в мастере-де есть что-то неявное, чего он — Бомелий — пока разгадать не может, и посему лучше бы... Что он хотел посоветовать, осталось тоже неявным, царь гневно оборвал лекаря и велел ему замолчать. Годунов, однако, хорошо знал, что лекарь так просто от своих замыслов не отступается. Не вышло с одного разу — выйдет с десятого. А надо, чтобы не вышло. Что бы ни задумал Бомелий против этого дуболома Никиты Фрязина, тому нельзя дать свершиться.

    Здесь, как это обычно и бывало у Димитрия Ивановича, расчёт переплетался с чувствами иного рода. Постельничий никогда не забывал о собственной выгоде, делал всё, чтобы упрочить своё положение при государе, для чего лучшим способом полагал окружить себя нужными людьми; но этих нужных людей предпочитал удерживать добром, а не страхом иль подкупом. И ещё такое было у него правило: однажды помог тебе человек — пусть знает, что и ты не откажешь ему в помощи, когда понадобится. Вот согласно этому-то правилу Годунов и не мог сейчас оставить без помощи сотника Лобанова, ибо понимал: пострадает через Бомелиевы козни сам Никита — худо придётся и его дочке, а значит, и Лобанову. То, что девица уже сотника приворожила, было ему ведомо, хотя сам Андрей об этом не говорил, — достаточно было кое-кому из годуновской челяди поболтать кое с кем на фрязинском дворе.

    Расчёт же тут состоял ещё и в том, что был среди живших в Москве иноземцев некий искусный лекарь, англичанин Вилим Дженсен, к услугам которого не раз прибегал сам Годунов, и он того лекаря Вилима надеялся протолкнуть на место чернокнижника Елисея — буде удастся его убрать. В этом случае Вилим был бы обязан Годунову по гроб жизни, а это открывало возможности поистине безграничные. Вот как убрать чернокнижника, придумать пока не удавалось, понятно было одно: что бы тот ни затевал, следовало всячески ему в том делать помехи. Авось и допрыгается наконец, сломит себе шею, паскудник.
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Настя уже третью неделю не находила себе места, засыпала и просыпалась с одним помыслом: когда же вернётся Андрей? Его с малым отрядом послали сопровождать гонца к перекопскому хану, но только до Курска; дальше, сказал он, «куряне дадут гонцу своих людей, а мы обернёмся дней за десять — до Курска недалеко, всего двести вёрст».

    Представить себе «недалёкий» путь в двести вёрст было страшно, а ещё страшнее было то, что путь этот лежал в Дикое поле, где кто только не бродит — и сыроядцы-татары, и ногаи, тмутаракане, и черкесы, не к ночи будь помянуты. Только псоглавцев не хватает, хотя кому то ведомо? Могут набежать и псоглавцы.

    Десять дней, сказал он, значит, раньше ждать было нечего, но она стала ждать уже наутро: проснулась и стала думать, прошёл уже один день или не прошёл. Смотря как посчитать. И когда стала на молитву, скоро поймала себя на том, что молится неподобающе и грешно, однако заставить себя молиться как подобает так и не смогла.

    «Ладно, ужо исповедоваться буду, так повинюсь, — подумала она легко, — авось поп не осерчает...»

    А может, это и не такой уж грех — просить Заступницу, чтобы охранила от псоглавцев и иной нечисти. С татарином-то иль черкесом и сам совладает — не впервой, слава Богу; с нежитью, конечно, труднее.

    Вот так дни и потянулись — неделя прошла, другая. Уж пора бы вернуться, а никто не ехал. Настя упросила Матрёшу сходить на Яузу, поспрашивать у арапа, может, приехал уже, да захворал в пути, или привезли раненым. Матрёша идти боялась, а ну как Онуфревна спросит, где была? — но Настя её успокоила: скажет, мол, что посылала к дочке Кузнецовой за вышивальными нитками, а ещё лучше — в гостиный ряд. Вернувшись (Онуфревна и не приметила отлучки), Матрёша сказала, что арапа видела — арап страшенный, хотя по-нашему говорит чисто, и тот арап сказал, что нет, ещё не вернулись, а её назвал «луноликой».

    — Насть, слышь, а чего это такое — луноликая?

    — Ой, да мне почём знать! — в сердцах отозвалась Настя, едва сдерживаясь, чтобы не заплакать. — Ликом, значит, светлая — что ясный месяц. Ты хоть спросила, когда ждут-то?

    — То арапу неведомо. Говорит, может, его татары в полон угнали.

    — Да чтоб у него, поганого, язык отсох! — закричала Настя. — Чтоб его перекрутило да скрючило! А ты, бессердечная, посовестилась бы такое мне пересказывать!

    Матрёша устыдилась, заплакала в голос.

    — Ладно, не реви, чего уж теперь... — Настя подошла к скрыне и, подняв крышку, порылась в одном из ящичков, достала алую шёлковую ленту: — На вот тебе, глянь. Как раз в косу будет — ну-кось возьми зеркальце...

    Пока переплетала Матрёше косу, часто смаргивая слёзы и пошмыгивая носом, немного успокоилась — принудила себя откинуть страхи. Молится ведь каждый день, не может того быть, чтобы Пречистая не услышала, не оберегла от ужасов в ночи, от стрелы, летящей днём, от язвы, ходящей во мраке, от заразы опустошающей...

    За ужином Настя не утерпела, спросила отца, не слыхал ли, когда должны вернуться стрельцы, посланные провожать гонца в Крым.

    — Как проводят, докудова велено, так и вернутся, — ответил он и добавил бесчувственно: — Да тебе-то какая в том забота?

    — Вот такая! — крикнула Настя. — Кому ж ещё иному — не тебе, вестимо! Тебе что — пропал человек, и ладно!

    Отец уставился на неё изумлённо, держа в одной руке нож, а в другой — баранью кость, с которой состругивал мясо.

    — Онуфревна, она, што ль, не в себе? Ты б её на ночь с уголька-то сбрызнула — слыхал, помогает. Ох, Настасья...

    Кой к чёрту уголёк, подумал он, замуж бы её поскорее, тут угольком не отделаешься...

    — Да что «Настасья», что «Настасья»! Может, его там псоглавцы заели аль татарва угнала в полон, а вам всё едино!

    — Нет, ну истинно очумела девка. Каки ещё псоглавцы, окстись...

    — Обыкновенные! Про коих сказывал странник, что в Киев на богомолье ходил.

    — Да что он про них сказывал?

    — Вот то и сказывал! Телом, говорит, мохнаты и смрадны, голова же пёсья.

    — Пустое болтал. То ему, мыслю, спьяну причудилось. Покуда до Киева-то добрел, так, верно, ни одного шинка по пути не миновал.

    — Старец-то богомольный был, Михалыч, — возмутилась Онуфревна, — а ты его этак хулишь при дочери!

    Никита только рукой махнул, выбираясь из-за стола. Свяжись с этими бабами — сам сдуреешь...

    Каждое утро, проснувшись, Настя припоминала, что снилось. В сны она верила, знала, что бывают вещие — кои к худу, кои к добру, а иные и вовсе не понять. Досаднее всего было, если сон забывался, лишь едва брезжило что-то, словно сквозь туман поутру, и это что-то вроде было добрым, а не припомнить толком. Худой сон забудется — то и ладно, значит, и сбываться нечему; а вот ежели сон к добру, то его надо весь удержать в памяти, сколь можно подробнее.

    Днём она за делами отвлекалась от сосущей тревоги, благо дел было много: отец строго наказывал мамке, чтобы праздно Насте не сидеть, не предаваться мечтаниям. Да она и сама не любила праздности, чего уж тут хорошего? Так и лезет в голову разное. А работа в её руках спорилась — тесто ли месить вместе со стряпухой в те дни, когда хлебы пекут, рубить ли капусту для засола, грядки ли полоть и коромыслом носить от колодезя воду для поливки — всё ей давалось легко и ладно, будто играючи. Что было в тягость, так это шитьё, вышивание разное: больно уж кропотливо. А боярские девы, отец говорит, только и знают работы, что вышивать, да ещё сидя взаперти по теремам. Не приведи Господь! Настя со страхом представляла себе горькую участь боярских дев.

    Женская участь вообще казалась ей незавидной, ещё с самого детства. Отроки и в речке купались, и по улицам бегали вольно, и голубей гоняли; а постарше, войдя в возраст, и вовсе делали что хотели — кто торговал, кто ремесло себе избирал по вкусу и нраву, кто за оружие брался — шёл в стрельцы. Отроковице же одно лишь на роду написано: сиди дожидайся, покамест замуж возьмут. Да ещё возьмут ли! На свой счёт, впрочем, Настя не беспокоилась — возьмут. Вот только кто? Может ведь и такой ирод взять, что потом всю жизнь горючими слезами будешь оплакивать девические свои годы. И не в том горе, что бить будет или иначе как тиранить, — без этого нельзя, что ж это за муж, коли жену не бьёт, непременно должен бить, коли любит. А вот коли не любит? Коли сам не люб окажется? С постылым-то каково жить?

    Посадские жёнки, сойдясь на торгу ли, на портомойных ли мостках, рассказывали всякое, языкатили почём зря, никого не стесняясь. Настя сама, понятно, с ними не водилась, дворовые же девицы — покудова бельё переполощут — наслушаются, бывало, всякого. А после друг дружке и пересказывают, хихикая. Так уж как утерпеть, не спросить, самой не послушать? Такого, бывало, расскажут, что и замуж не захочешь.

    Так было, покуда не появился Андрей. А как появился, всё стало просто: он и есть. Суженый, тот самый, кого конём не объедешь. Только сам-то он понимает ли, что суженый? А ну как не догадывается? Первое время Настя была в смятении: догадается, не догадается, а и догадавшись — что ему делать? Сватов, что ли, присылать — так оно непристойно, самому об этом речь заводить. Впрочем, родителей его нету в живых, стало быть, вроде можно... Голова у неё шла кругом.

    Потом всё стало просто, пришла покойная радость: нечего гомозиться, всё придёт своим чередом, всё будет как надо. Не часто удавалось им остаться наедине, но при встрече довольно бывало одного взгляда, чтобы можно было ничего боле и не говорить — всё делалось понятно и без слов.

    И вот теперь суженого угнали за тридевять земель, за двести вёрст. А не захотят куряне дать тому гонцу свою охрану, так и дальше придётся его оберегать, до самого Перекопа. Настя не представляла себе, что такое Перекоп, ров, что ли, такой, вроде большой канавы? — но знала, что там сидит хан и оттуда же татарва делает набеги. Вылезут из Перекопа и «муравским» каким-то шляхом — прямо на Москву. Есть ещё «ногайский», тот идёт от Астрахани, где Андрей добыл своего арапа. Господи, ещё и этот арап злоязычный, кто его, нехристя, за язык тянул такое сказать...

    Вечером она пошла в конюшню отнести Зорьке привычный гостинец — краюху хлеба. Забравшись в ясли, сидела с поджатыми ногами в покалывающем и щекотном сене, поглаживая кобылку по тёплому шелковистому крупу, потом стала кормить с ладошки. Зорька, тихо пофыркивая, подбирала хлеб мягкими, замшевыми губами. Поев, негромко заржала — то ли благодарила за угощение, то ли требовала ещё. Настя потрепала её за уши, стала разбирать гриву.

    — Зоренька, ласточка, — шептала она ей в самое ухо, — любезная ты моя... касатушка... никому тебя не отдам, это я по дурости-то тяте тогда говорила, чтоб продал... потому больно уж осерчала, что ты зашибла его. А ведь коли б не зашибла, так и уехал бы он тогда и ничего б не было... умница ты моя, раскрасавица...

    Вернувшись в светёлку, она долго сидела, расплетая на ночь косу и щурясь на огонёк лампадки, потом стала на молитву. Но молиться было трудно, привычные заученные слова повторялись как-то сами собой, а мысли были о другом — хотя и молилась-то, правду сказать, о том же самом. Трудно оказалось и заснуть, было душно, приотворила оконце — стал зудеть неведомо откуда взявшийся комар. Вроде бы не ко времени быть комарам... Воздвижение миновало, что ж он, до Покрова, што ль, решил там разъезжать? Комар сел на щёку, Настя в сердцах прихлопнула его, промахнулась и тихонько заплакала — да что ж это за жизнь такая окаянная!

    И в эту ночь приснился ей удивительный сон: будто изладили они с девицами мыльню, ладно истопили, воды натаскали полный чан, нагнали пару, и Настя — чур, я первая! — растянулась на нижнем полке, велит Матрёше хорошенько попарить веничком. Стала Матрёша её хвостать, и всё как-то вполсилы, будто жалеет. «Да ты пуще, пуще, — требует Настя, — чай, ручка не отвалится!». А та, как нарочно, всё слабее, уж и не хлещет вовсе, а так, похлопывает легонько. Сомлела, што ль, «луноликая», думает Настя и оглядывается, приподнявшись на локтях; а пару столько нагнано, что в мыльне и не видать ничего, и Матрёши самой не видно, только вроде багрецом что-то отсвечивает; вглядывается Настя и соображает вдруг, что вовсе это не Матрёша, а стрелецкий кафтан брусничного цвета и вроде это так и положено, вернулся, стало быть, только в кафтане-то ему тут долго не вытерпеть, думает она, снова укладывая голову на руки, а он веничком уж не хлещет, а щекотно так, ласкаючи, водит ей по всей спине, от самой шеи до подколенок; а ей и стыдно вроде, и не стыдно, вроде бы так и должно быть, и от этого поднимается, охватывает её всю такая сладость и истома, что уж и стыда никакого не остаётся, одно лишь нестерпимое, до боли пронзительное ощущение сладости...

    Проснувшись как от удара, она вскочила, села в постели с неистово колотящимся сердцем, схватившись руками за щёки. Сон был весь тут, перед глазами, будто только что приключившееся наяву. «Господи, да что ж это со мной, — подумала Настя, обмирая, — откуда во мне бесстыдство это — сны такие видеть, да ещё радоваться... Ох, теперь мне и к исповеди-то не пойти, ну как такое расскажешь...»

    Соскочив с постели, она упала на колени перед кивотом, стала часто креститься дрожащей рукой. «Господи, Господи, не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, Господи...»

    Постепенно она успокоилась. Ночь была прохладной, горницу выстудило через открытое окно. Озябнув, Настя юркнула обратно под одеяло, зажала руки коленками и сразу — неожиданно — стала засыпать. Ещё бы разочек всё то увидеть да почувствовать, подумалось ей уже в полудрёме, всё равно уж привиделось, так чего уж теперь: семь бед — один ответ...
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Переговоры, как и опасался посол фон Беверн, затягивались, московиты не говорили ни да, ни нет, выжидали чего-то, очевидно вознамерившись взять ливонцев на измор — чтобы стали сговорчивее. А на что сговорчивее, о том не мог догадаться даже хитроумный доктор Лурцинг со всем своим дипломатическим опытом. Чего ждал от них московский великий князь — земельных уступок? Но орден уже не распоряжался тем, что осталось от его прежних владений: всё, что не успели взять московиты, расхватали короли шведский и польско-литовский, с ними теперь и надо было решать эти дела — с Эриком Четырнадцатым да с Сигизмундом Августом. Бывший магистр Готхард Кетлер сидел в своей смехотворной Курляндии, утешаясь пожалованным от польской короны герцогским титулом, и являл собою пустое место. Что могло орденское посольство предложить Москве в обмен на освобождение Фюрстенберга и иных пленников?

    Про себя — не говоря этого комтуру — Лурцинг удивлялся, что Иоанн вообще изъявил согласие принять их, вести с ними какие-то переговоры. Фактически с орденом было покончено уже полтораста лет назад, при Грюнвальде; после этого он влачил жалкое существование, терпя одно военное поражение за другим и вдобавок к этому в последние тридцать лет всё более изгнивая духом под воздействием неудержимо растущей виттенбергской ереси Мартина Лютера. Некогда твердыня благочестия, крепчайший бастион Римской церкви на северо-восточной окраине христианского мира, ныне орден стал скопищем вероотступников, еретиков и распутных сластолюбцев, превративших свои бурги в гнёзда разврата. Четыре года назад вся орденская рать, собранная воедино, попыталась заградить русским дорогу на Феллин[11] — жемчужину ливонских крепостей; сошлись под Эрмисом, и снова разгром был ужасающим — только в плен попало более ста рыцарей, одиннадцать комтуров, сам ландмаршал фон Белль. Бежавший потом от Иоанна князь Курбский, с которым Лурцинг виделся этим летом в Вильне, рассказал ему, что после той битвы пленный ландмаршал обедал с ним и воеводами Милославским и Петром Шуйским и якобы сказал: «Не вы нас разбили, мы пали под гнетом своих грехов. Когда усердие к истинной вере, благочестие и добродетель отличали нас от всех прочих, Господь был на нашей стороне, мы не боялись ни россиян, ни литовцев, ни шведов. Теперь же Он отступился от нас, впавших в ереси и необузданное сластолюбие, и вы для меня — справедливо карающая десница Господня...» Умным человеком был Филипп Шаль фон Белль, видно, за это и поплатился, да покоится его душа в мире...

    Так что Лурцинг совершенно не представлял себе, что может стать предметом обсуждения на предстоящих переговорах, кроме судьбы ливонских пленников. Эта неопределённость угнетала его как юриста и дипломата, результаты посольства представлялись ему всё более сомнительными.

    Пока что не увенчались успехом и старания выполнить просьбу посла насчёт этого сомнительного племянника, якобы существующего в Москве. С местными немцами — кое с кем — он говорил, но не узнал ничего интересного. Посольское подворье охранялось весьма строго, никого из местных жителей сюда не допускали, и посольским людям вольно разгуливать по Москве тоже возбранялось; однако Лурцинг давно убедился, что само свирепство здешних законов понуждает преступать их на каждом шагу. Постоянно нарушался и запрет общения посольских людей с горожанами — надо было лишь дождаться, когда охранять ворота будет подкупленный заранее стражник. Подкупить можно было всякого, просто одних приходилось уговаривать, а другие брали сразу.

    Так что Лурцинг побывал и на Кукуйском ручье, и на Болвановке, где жили в основном воинские наёмники, и на отдельных дворах иноземцев по Сретенской и Лубянской улицам. Но люди там селились по большей части новые, приехавшие в Московию за последние пять-шесть лет и о более давних событиях ничего не знающие. Впрочем, разочаровывать комтура пока он не хотел, поэтому говорил, что надежда что-нибудь узнать ещё не потеряна.

    Наконец однажды вечером явившийся к Лурцингу пристав объявил, что завтра его примет в Посольском приказе сам Иван Висковатый. Доктор почувствовал и облегчение (даст Бог, хоть что-то прояснится), и в то же время беспокойство. То, что пригласили его, а не посла, означало, что разговор будет пока неофициальный, предварительный, и это облегчало задачу; затрудняло же её то, что разговор будет с канцлером — «печатником», как именовали московиты эту должность.

    Иван Михайлович Висковатый слыл человеком трудным в общении, гордым и высокомерным, к тому же он, когда шесть лет назад решался вопрос, с кем воевать Москве — с Крымом или с Ливонией, был ярым сторонником войны на Западе. Разумеется, в конечном счёте решение принимал сам великий князь, но всё же трудно было не считать Висковатого одним из виновников [12] страшного погрома, которому южная Ливония подверглась в январе пятьдесят восьмого года, всех неописуемых зверств, совершенных тогда татарской конницей Иоанна. Висковатый, во всяком случае, всё это поощрял. Прискорбно было убедиться, что христианин может до такой степени ненавидеть своих единоверцев, хотя бы и иной конфессии, чтобы в борьбе с ними не гнушаться военной помощью нечестивых почитателей Магомета. Католики, впрочем, были не лучше: поляки тоже нередко брали себе в союзники крымскую орду, идя походом на православных схизматиков...

    На следующий день присланная за ним колымага доставила Лурцинга в кремль. Приём проходил в подчёркнуто деловой обстановке: Приказная палата была лишена каких бы то ни было украшений, если не считать обычного образа в недорогом, тусклом от времени окладе, могущественный дьяк сидел за длинным дубовым столом, заваленным бумагами, на дальнем конце которого прилежно скрипели перьями двое подьячих. Лурцинг сел напротив, чуть поодаль примостился на скамеечке толмач, которого он взял с собой, не полагаясь на собственное знание тонкостей языка. После обычного обмена любезностями, вопросов о здоровье и условиях содержания посольства — довольно ли получают кормов и питья и не терпят ли в чём обиды и утеснений — печатник поинтересовался, не вызваны ли их хлопоты о судьбе бывшего магистра заботой о нынешнем бедственном состоянии ордена и как он, доктор Лурцинг, представляет себе будущее братства.

    — Хотелось бы также услышать, — добавил Висковатый, — что по сему поводу мыслит сам Бевернов... не как посол великого магистра из Пруссии, но как комтур славного ордена Ливонского.

    Толмач перевёл, Лурцинг подумал и развёл руками:

    — Освободить магистра мы просим единственно из христианского сострадания, не более того... Он уже в преклонных летах, и старому человеку тягостно окончить жизнь в чужом краю. Что касается другого вопроса, то превосходительному канцлеру известно, что славного Ливонского ордена больше нет, а посему можно ли говорить о его будущем?

    Висковатый выслушал перевод, задумчиво вертя на пальце перстень с крупной жуковиной.

    — Отчего ж нельзя, — сказал он. — От человека порушенное человеком же и воззиждено быть может. В воле великого государя было сокрушить орден, понеже он в пыхе и гордыне своей дерзнул подъять оружие супротив его, великого государя, державы... наущением Папежа Римского.

    Лурцинг подумал, что орден уже более ста лет не пытался «подъять оружие» против кого бы то ни было, тем более по наущению Папы. Огрызался, поелику возможно, это да; но «пыхи» давно не было и в помине. Разумеется, напоминать обо всём этом Висковатому было излишне.

    — Ныне же, — продолжал тот, — нет более причин нам враждовать и помнить старые обиды. Тебе, дохтур, ведомо, должно быть, как милостиво принял великий государь магистра Фирстенберга, пожаловал его малым поместьицем... покуда не решится дальнейшее. И вот о чём надобно неотложно помыслить: на орденские земли зарятся и литовцы с ляхами вкупе, и даже свей пожаловали, от Нарвы до Пернова весь северный край прихватили вместе с Ревелем, то бишь Колыванью. Земли то исконно русские, ещё от Ярослава, но не время ныне касаться древней гистории... Орден владел Ливонией триста лет, льзя ли про то забыть? И народец местный вам ведом, эсты и ливы издавна живут по орденским законам, обвыкли уж, и посадские в городах, и пахотный люд. Нам теперь свои порядки там ставить непросто будет, мыслю. Наместников одних сколь понадобится, толмачей...

    Смехотворный довод, подумал Лурцинг, почесав нос, чтобы не улыбнуться. В толмачах ли дело!

    — Мы не враги ордену, — повторил канцлер. — И нам прискорбно видеть, как ныне ливонские рыцари унижены пред прусскими, милости ради принявшими их к себе. Приличествует ли сие братству меченосцев? Великий государь может воззиждеть орден под своею протекцией, буде магистр даст ему, великому государю и царю Иоанну Васильевичу, крестное целование на дружбу и покорность. На веру вашу посягать бы не стали, в том вы вольны — пребывать ли в римской, перейти ли в Люторову... как уже многие средь вас, слыхать, попереходили. Оно и к лучшему, понеже пастыри люторские не столь злопыхательны противу истинной православной веры, нежели папежские ксёндзы.

    — Как господин канцлер мыслил бы в таком случае отношения между орденом и Святейшим престолом?

    — Угодно вам признавать Четвёртого Пия своим духовным главою, и в том вы вольны — я уж молвил. В делах же светских надлежит делать, что указано будет от великого государя... как то в обычае повсеместно, кою бы державу ни взять. Воля властителя непререкаема для подданных не токмо в кесарских землях и королевских, но и в тех краях, что управляются без помазанника, богопротивно избирая правителя земским собором.

    — Возродить орден под московским протекторатом, — задумчиво сказал Лурцинг. — Но кто мог бы взять на себя такую задачу?

    — Про то великий государь будет говорить с самим магистром. Буде Фирстенберг согласится...

    — Он слишком стар, господин канцлер.

    — Старость тут не помеха. Присягнув великому государю, он сможет передать бразды правления Кетлеру. Не Готгарду... он вам не люб, то ведомо. Новым главой ордена станет сын его, Видим Кет лер. Но крест целовать великому государю должен Фирстенберг — он старец почтенный, ему будет вера ото всех. И того ради он, великий государь, велел мне говорить с тобой предварительно, дабы проведать твоё и посла Бевернова мнение о сём замысле. Посол был дружен с магистром и знает, чего от него ждать. Ты же изрядный законник и можешь помочь советом... уговорить посла. Я так мыслю, что Фирстенберга сюда привезут, вот они и встретились бы с Беверновым. А уж после великий государь его примет. Мне мыслится, что то на великую пользу было бы и Москве, и ордену. Земли ваши мы сообща скоро отобрали б у свеев, у литовцев... порознь-то оно труднее. Буде Фирстенберг станет целовать крест, отпустим с ним и прочих ливонских пленников, нам они ни к чему...

    Вернувшись на подворье, Лурцинг поспешил пересказать послу услышанное от Висковатого. Фон Беверн слушал, не переспрашивая, поднятые его брови выражали недоумение.

    — Но ради всего святого, Иоахим, — сказал он наконец, — объясните мне смысл этого нелепого плана! Зачем московитам возрождать орден, с которым они враждовали со времён того новгородского князя, как его — Александра? Он ещё изрядно потрепал наших на льду какого-то озера под Плескау.

    — Смысл увидеть нетрудно. Хотя Иоанн и считает Ливонию своим древним доменом, он понимает, я думаю, что глупо было бы пытаться включить её в состав Московского государства. Другой народ, другой язык, другая религия — всё другое. Она неминуемо останется чем-то чужеродным... так же как чужеродны друг другу разные области Империи. Фландрия и Сицилия, Богемия и Испания — что меж ними общего? Ничего, кроме вассальной зависимости от кайзера. Иоанн хочет видеть Ливонию вассальным государством, но в чьи руки его отдать? Он рассудил здраво: лучшим решением было бы восстановить в этой стране власть ордена, но уже покорного Москве. У нас есть немалый опыт управления страной, нам повинуются...

    — Повинуются! — воскликнул посол. — Кто нам повинуется? Рига? Дорпат? Ревель? Вспомните ландтаг пятьдесят восьмого года — полстраны дымилось руинами после набега русских, а депутации городов одна за другой голосовали против войны! Подлые бюргеры, жалкие, трусливые твари...

    — Согласен с господином бароном в их оценке, однако нельзя не признать, что в своём предвидении исхода этой войны они не так уж и ошибались, — заметил Лурцинг, почесав нос.

    — Война ещё не окончена!

    — Для нас — окончена. Москва долго ещё будет тягаться со шведами и поляками, но мы уже вне ристалища, нас из седла выбили, тут ничего не поделаешь. Что касается повиновения — да, согласен, оно уже не то, что сто лет назад. И всё же для эстов и ливов орден по-прежнему олицетворяет Власть... так что мы смогли бы, вероятно, продолжать властвовать ещё какое-то время. Вопрос в том, господин барон, стоит ли это делать ради московита.

    — Вот именно, — буркнул фон Беверн. — Стать вассалами кровожадного дикаря? Фюрстенберг никогда на это не согласится. Что за идея!

    В этот день о том же самом шёл разговор и у Висковатого с Иоанном.

    — Ладно, пущай подумают, — сказал государь, выслушав печатника. — Нам не к спеху. Мыслишь, Фюрстенберг не станет целовать крест?

    — Сумнительно, великий государь. Гордыня, вишь, рыцарская не позволит.

    — Что ж, неволить не станем. Может, оно и к лучшему, нам есть кого на Ливонию посадить. Брат данского Фридерика, Магнус, бискуп Эзельский, — чем не сгодится?

    — Магнус не больно-то надёжен...

    — А коли нам то ведомо, что не надёжен, то и полбеды. Приглядим за ним, дабы вовремя пресечь воровство. Вовсе надёжных человеков нету, я ведь, Михалыч, и за тебя-то не поручился бы, ась? Ну, ну, то в шутку сказал! А орден неволить не станем, — повторил Иоанн, — была бы честь предложена. Что тебе из Вены отписали — посол Бевернов и впрямь близок к новому кесарю?

    — Так, великий государь. Он ходил у него в окольничих ещё в ту пору, как Фердинанд был угорским королём.

    — А, это когда они с Яношем из Заполья, Солимановым ставленником, королевство делили? — Иоанн усмехнулся. — Хотелось бы поглядеть, как то было — жеребий, што ль, тащили из шапки…

    самодержцы! Однако же ныне он — кесарь, хотя покойный Папеж Павел его таковым и не признал... Ладно, то их дела, а вот нам без союза с кесарем в Ливонии не утвердиться, и не видеть того может токмо глупец. Ты, помнится, прорицал, что её, мол, тряхнуть лишь посильнее — и древляя наша вотчина сама упадёт в руки, яко зрелый плод. Колючим оказалось яблочко-то твоё, Михалыч...

    Теперь уж Висковатому и вовсе стало не по себе.

    — Великий государь, я говорил лишь в рассуждении военной силы ордена...

    — Да, а оно, вишь, как получилось — Ирик с Жигимонтом влезли нежданно-негаданно, а ныне заместо слабого ордена приходится нам воевать не столь уж слабосильных свеев да литовцев с ляхами вкупе. Ну да кто не ошибался! Посольство к Фердинанду наряжать не будем — он нам послание своё передал через Бевернова, вот пусть тот отвезёт и наше. И надо, чтобы Бевернов остался к нам благорасположен, сколь только возможно. Об этом, Михалыч, позаботься особливо. Одарить ли чем, льготы ли какие посулить — ну в том сам разберёшься. Приём ему устроим по всей чести... может, и старца того отпустим, Бог с ним. Подумаю ещё! Будешь с ним говорить — выспроси про кесаря, что сможешь...
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К Москве подбежали, когда уже смеркалось. Заставу проскочить, может, и успели бы, а что толку — улицы позамыкают, поди потом лайся с каждым решёточным! Да и кони притомились. Андрей решил ночевать здесь, не доезжая Серпуховской заставы, благо ночь была тёплая и дождём не пахло. Велел рассёдлывать, варить кашу.

    Наспех поужинав, отряд захрапел. К Андрею же сон не шёл, хотя последний перегон оказался утомительным даже для него. Завернувшись в попону и подложив седло под голову, он лежал, смотрел на неяркие звёзды, слушал, как хрупают и шуршат травой пасущиеся неподалёку кони, и думал, что уже завтра, Бог даст, сможет увидеть Настю. Он сам не ожидал, что недолгая разлука окажется такой томительной; на обратном пути не мог избавиться от чувства беспричинной тревоги, хотя что могло угрожать? Будь он теперь в Ливонии или на севере, в новгородских краях, можно было бы вообразить самое страшное — татарский набег; но они возвращались тем самым путём, каким всегда приходила на Москву орда, и в заокских степях было спокойно, сей год про ордынцев не слыхали даже в Курске. А какая иная беда могла грозить Насте в крепком отцовском доме?

    С некоторым ещё недоумением он признавался себе в том, что уже не мыслит себе жизни без Настасьи Фрязиной, о коей ещё месяц назад не знал и не ведал, что вообще есть такая на свете. Гляди, как присушила! Юсупыч перед отъездом всё допытывался, не подносила ли чего пить из своих рук, в особливой чаше? Андрей подумал, пожал плечами, сказал, что из особливой вроде не пил — наливали, как и другим, из общей братины.

    — А коли и поднесла бы, то что? — спросил он.

    — То, что ты мог погибнуть, о легковерный.

    — Опоила бы, что ли? — Андрей засмеялся. — Ну ты, старый, вовсе уж с глузду съехал! Чего ради желать ей моей смерти?

    — Разве я произнёс это слово? Смерть не самое плохое, что может случиться с человеком, — загадочно изрёк арап. — Твоему неискушённому уму не постичь всей глубины женского коварства! Прелестница, поставив себе нечестивую цель всецело завладеть своим избранником, способна на поистине чудовищные ухищрения, мне ли того не знать, о Аллах...

    Андрей только плюнул с досады, говорить со стариком об оружейниковой дочке было бесцельно — в его глазах она была вместилищем всех пороков. И с чего он так её невзлюбил?

    Припоминая сейчас этот разговор, он вдруг поймал себя на мысли о том, уживётся ли Юсупыч с Настей, или придётся после свадьбы куда-то его спровадить. Выходит, о свадьбе уже думается как о чём-то решённом? А ведь и разговору об этом не было с Никитой Михалычем; не было и с Настей, но то так и положено: когда сватаются, с невестой никто не говорит, её дело сторона. Говорят родители с родителями, а коли у жениха родителей в живых нету, то он сам ведёт сговор с её отцом. Настя что — Настя-то за него пойдёт, а вот как отец... Может, уже есть у Фрязина кто на примете, хотя не похоже! Видит же, что неспроста повадился он к ним на подворье, так уж, верно, сказал бы, сватайся кто к Насте...

    При мысли о том, что кто-то может и впрямь к ней посвататься, Андрея окатило жаром. Он отшвырнул попону, вскочил на ноги и пошёл к лошадям, путаясь сапогами в высокой граве.

    — Ты что, заснул, что ли! — крикнул он караульному.

    — Паси Бог, не сплю, нет, — отозвался тот бодрым голосом.

    — Гляди мне...

    Он сорвал шапку, подставляя лоб ночной прохладе. Ветер дул с полуночи от Серпуховской заставы, нёс с собой запахи недалёкого уже жилья — дыма, скотных дворов, конюшен. Где-то там — за слободами и посадами Заречья, за Москвой-рекой, за стенами Китай-города — двор Фрязиных. Увидеть бы, что она сейчас делает... спит уж, поди? А может, и не спит, время-то вроде не позднее. Неужто читает при свечке? Она как-то призналась ему, что любит читать Четьи-Минеи; это поразило его, он никогда не думал, что девица может приохотиться к такому занятию. Но и то сказать — многих ли девиц он знает? Да и чем Настя походит на других? Таких, как она, не было и нет и не будет.

    ...Однако, ежели к ней никто не сватался, а к нему отец вроде бы расположен, раз со двора не гонит, так пошто сам о деле не заговаривает? Известно ведь — первое слово за отцом невесты, а уж после жених сватов засылает. Хотя это, по правде сказать, обычай старый, теперь, может, и по-иному ладят... а Фрязин за старые-то обычаи не больно и держится, иначе не позволял бы Насте с гостями за столом сиживать...

    Можно, конечно, самому прийти и так прямо и объявить: бью, дескать, челом, Никита Михайлович, не обессудь на дерзости — хочу взять в жёны твою дочку, Настасью Никитишну. Чего, в самом-то деле, ходить вокруг да около? Ну не отдаст, значит, не судьба. Да нет, как может не отдать, с чего бы это... Может, конечно, староват он Никите кажется: двадцать восемь лет, не юноша. Спросит, а чего, мол, раньше-то не женился, где такое видано, жениться положено во младых годах...

    А и впрямь, что помешало? Государева служба, что ж ещё! Вспомнить лишь: семь тыщ шестидесятый год, Казань; шестьдесят четвёртый — Астрахань; с шестьдесят шестого по шестьдесят восьмой не один раз ходили в Ливонию; ныне вот Литву воевали — Полоцк, Вильна; так это только большие походы, а меж ними сколько было всякого? Конечно, другим служба не в помеху, и жениться успевали, и детишек нарожать — долго ли... А вот ему и в мысли не приходило!

    Значит, не судьба была, решил Андрей. Он снова прилёг, натянул на плечи попону. Значит, на роду ему было написано дождаться Насти; а то ведь страшно и помыслить: встретил бы её вот так, ан дома жена сидит дожидается, да сварливая, да нелюбимая — упаси Господь...

    Тогда, выходит, и Настя дожидалась его, сама о том не ведая? Уж год как могли просватать, ан нет — не просватали! У Юсупыча словцо такое есть, ихнее, арапское: кысмет. Судьба, значит. И по его арапскому рассуждению выходит, что от судьбы этой никуда не уйдёшь — ни семо, ни овамо. Что тебе на роду написано, так тому и быть. Но точно ли так? Оно конечно, и у нас попы учат, что, мол, без воли Господней ни один волос не упадёт; однако справедливо говорится: на Бога надейся, а сам не плошай. Кысмет кысметом, а сидеть опустив руки да дожидаться, что там тебе по воле Господней свалится на голову, тож не дело. Иначе ни воевать не надо было б, ни дома строить...

    А ведь коли жениться, то и строиться надо будет — вот и ещё забота, подумал он. Двор на Москве у Лобановых был, и в месте хорошем, у Пречистенских ворот, но жильё сгорело в одном из давних пожаров; случилось это уже после смерти родителей, так что отстраиваться Андрей покамест не стал — не для кого было, да и недосуг; в уцелевшей избе поселил бобыля, тот сидел за сторожа, огородничал и выращенное частью продавал, а частью привозил хозяину на ховринское подворье (принимая капусту, лук и огурцы, Юсупыч каждый раз лаялся с бобылём нещадно, укоряя его за утаивание половины оброка). Это хорошо, что есть там огород: Настя говорила, что любит сама возиться на грядках. А как строиться — о том надо будет с тестем говорить, тот посоветует, что лучше.

    Утром в путь тронулись неспешно, спешить было некуда. Когда проехали заставу, в церквах уже звонили к заутрене, на Ордынке становилось людно, Кадашевские купцы — ранние пташки — гремели запорами, открывая лавки. Наконец впереди, за Болотом, открылся обнесённый по низу стеною со стрельницами кремлёвский холм, блеснул золочёный гребень на кровле Большой дворцовой палаты, серебром в первых лучах солнца засветились соборные купола. Андрей остановил коня, стащил шапку и широко перекрестился.

    — Ну, вот Бог и привёл вернуться, — сказал он. — Валяйте по домам, ребята, всем неделя на отдых. Я в приказ еду, и ты со мной, — кликнул он пятидесятника. — А ты, Вань, слетай ко мне на Яузу, скажешь там Юсупычу, что скоро буду, пусть велит мыльню истопить...

    В тот же день ближе к вечеру, отдохнувший и принарядившийся, в новой, опушённой бобром шапке с пришитым на тулье золотым цехином — наградой за лаисское сидение, — он спешился у фрязинского двора, стукнул в калитку. Знакомый воротник приотворил щель, высунул бороду с опаской.

    — Здорово, Онисим! Хозяин дома ли?

    — Не-е, хозяин ушедчи, а когда будет — не сказывал...

    — Ну, то Онуфревну покличь, — сказал Андрей, заходя во двор.

    Онисим притворил калитку на засов, ушёл в дом и скоро вернулся с мамкой. Та, увидев Андрея, заулыбалась.

    — Верну-у-улся, ясный наш сокол, а тут уж ой заждали-и-ися, — запричитала она нараспев.

    — Да и я заждался, Онуфревна. Настасья Никитишна здорова ли?

    — Здорова, слава Те Господи, здорова!

    — Так чего ж не выходит? Иль меня в горницу проведёшь?

    — Это как же — в горницу! Михалыча-то дома нет, сказано тебе.

    — Ну то что? Пожду, пока вернётся, а тем временем с Настасьей Никитишной побеседуем...

    — Да ты, батюшка, ополоумел, што ль! Как это я тебя с девкой оставлю? Ишь навострился!

    — Да я что, не обедал у вас? Вместе за столом сиживали, забыла?..

    — То при Михалыче было, — заявила Онуфревна непреклонно. — Любо ему жить басурманским обычаем — его хозяйское дело, не мне перечить. А когда он Настёну на моё попечение оставляет, то тут уж не взыщи — как сказала, так и будет!

    Андрей в сердцах сбил шапку на затылок, едва удержал готовое сорваться ругательство.

    — Что ж ты зверствуешь, бессердечная ты старуха, — только и сказал он с досадой. — Вот завтра ушлют меня снова — увидишь тогда, что Настя с тобой сделает!

    — Ступай, ступай! Ишь ты, грозиться ещё вздумал, лешак эдакой!

    Тут он поверх её кики увидел, что выбежавшая на крыльцо работница делает ему знаки, и сразу повеселел.

    — Ладно, Онуфревна, твоя взяла! Вернусь попозже, может, Михалыч будет дома. Кланяйся ему, скажи — приезжал проведать...

    — Скажу, а ты ступай, неча глаза-то по окошкам пялить!

    Мамка заковыляла к дому. Выждав, пока она скрылась в двери подклета, девка сбежала по лестнице и, опасливо оглядываясь, поманила Андрея.

    — Велела сказать, — шепнула она, когда тот подошёл, — чтобы туда подъехал, с тылу, ну где качели, знаешь? Мало погодя придёт, жди там...

    — Спаси Бог, красавица, на вот за добрую весточку. — Андрей выгреб несколько монеток, сунул ей в руку. — Скажи, ждать буду хоть до ночи, вы только старую отвлеките там чем придётся, чтоб не выслеживала...

    — Матрёна! — крикнула Онуфревна, снова (легка на помине!) выглянув из подклета. — Ты чего это затеваешь, непутёвая! Давно не учена?

    — Да што затеваю, што затеваю-то! — дерзко откликнулась непутёвая Матрёна. — Стрелец испить просит, так я ещё и виноватая?

    — Ну то вынеси ему квасу, и пущай едет с Богом, пока чего иного не попросил...

    Отпив для виду, он вернул девке ковшик и, подмигнув, пошёл к воротам. Теперь только Фрязина бы не встретить! Вскочив в седло, огляделся — нет, вроде не видно — и, миновав несколько дворов, свернул в узкий, заросший лопухами переулок. Дворы задами выходили к ручью, притоку Неглинной, из него обычно брали воду для мылен, и того ради в заборах были проделаны малые дверцы. Такой же лаз был врезан тут и в бревенчатый тын, окружавший оружейникову усадьбу. Подъехав, Андрей поверх тына оглядел сад — у качелей никого не было, — спешился и привязал коня к разросшейся над ручьём раките. Стоя у лаза, прислушался, но по ту сторону было тихо. Ставень из прочных дубовых досок, прошитых коваными гвоздями, не поддался нажиму. А ну как зловредная мамка и впрямь выследит...

    Едва слышно журчал ручей, обтекая корягу под ракитой, Орлик позвякивал удилами, щипал траву, шумно охлёстывался хвостом, отгоняя мух. Андрей прохаживался вдоль тына, поглядывал на вечереющее уже небо, где высоко — к вёдру — рассекали воздух касатки, а ещё выше медленно плыли редкие, багряно позлащённые облачка. Придёт, не придёт?

    Наконец по ту сторону городьбы что-то легко прошумело в кустах, стало слышно, как возятся со ставнем.

    — Андрей Романыч! — тихонько позвала Настя. — Ты здесь? Мне засов не отволочь...

    Тын здесь и впрямь был невысок — сажень, не боле; взявшись за торцы брёвен, Андрей подтянулся, легко перемахнул на ту сторону и с треском свалился в заросли смородины.

    — Ой, да что ж ты как медведь! — ахнула Настя. — Господи, наконец-то, я уж и не чаяла...

    — Ну здравствуй, Настасья Никитишна, — тихо сказал Андрей и заробел вдруг, не решаясь подойти ближе.

    — Здравствуй и ты, Андрей Романыч... Не обессудь, что так пришлось свидеться... тайно, не по чести. Кабы тятя был дома, а то с мамушкой этой...

    — Да Бог с ней, — засмеялся он. — Может, тут и лучше! Расскажи, как жилось-то, покамест меня не было?

    — Как жилось... Подсоби-ка ставень отворить, не го снова придётся через тын прыгать.

    — А и прыгну, долго ли! Пущай так будет, чтоб после с засовом не возиться. Или боязно, что увидят?

    — Не увидят. Сад-то огорожен, и там Матрёша сидит с кобелём: ежели что, за хвост дёрнет, сразу услышим. Он, как осерчает, горазд брехать... да звонко так, прямо аж заходится! А сядем, так и вовсе не видать будет... тут у меня, вишь, колода припасена — от мамушки хоронюсь. Она меня вышивать позовёт, а я того страсть не люблю, так сюда залезу и не откликаюсь... вон, видишь?

    Среди высоких кустов смородины и крыжовника белел положенный на две плашки обрубок берёзового ствола длиною с аршин. Настя села, поманила Андрея, тот подошёл и стал рядом, заложив пальцы за кушак.

    — Ты б тоже сел, не то и впрямь увидят, — лукаво сказала Настя. — Ишь, на шапке-то у тебя шелег[13] — огнём горит. Жалованный небось?

    — Да, это... в Ливонии, мы там в осаде сидели. Городок один надо было удержать.

    — Удержали?

    — А куда денешься. — Андрей улыбнулся. — Не удержали б, так и не увидел бы тебя.

    — Борони Бог! А ещё один на гайтане носишь, — сказала Настя распевно, высматривая что-то над головой. — Ты од нова мылся возле колодца, я и подглядела... Тот за что пожаловали?

    — Да нет, то... От матушки подвеска осталась, так я на память ношу. Ты лучше про себя расскажи.

    — Ой, да что про меня... Ну сядь же!

    — Боязно как-то...

    — Ливонцев небось не боялся!

    — А чего их бояться, люди как люди.

    — Я, выходит, нелюдь? Садись, а то сама встану — неловко мне так на тебя глядеть, снизу-то.

    Он нерешительно присел — на самый конец, подальше от неё.

    — Гляди, свалишься, — сказала она, — да и обруб там в занозах. Тебе что, места тут мало?

    — Места-то довольно...

    — Ну то и сядь ближе! Зябко мне чтой-то, и сама не знаю...

    — Зябко? — удивился он. — С чего же зябнуть, вон теплынь какая!

    — Это, может, тебе теплынь, — сказала она с упрёком, — а мне зябко.

    — Зябко, говоришь, а сама разрумянилась... как маков цвет. Слышь, Настасья Никитишна...

    — Да ты меня по батюшке-то не звал бы, чай не старуха!

    — Как же мне тебя звать?

    — Это уж ты сам и решай как. Пронизь-то матушкину показал бы!

    — Да чего её показывать...

    — А любопытно мне, я страсть всякие мониста люблю...

    Андрей отстегнул застёжку кафтана, выпростал из-под ворота висящую на шнурке золотую бляшку размером с ноготь большого пальца. Настя пригнулась к его груди, разглядывая полустёртое резное изображение:

    — Чего этот тут — зверь какой? Вроде ящерки с крыльями... Подобное у тятеньки в одной книжке нарисовано и называется «драк»...

    — Драк так драк, — согласился Андрей. — Иноземный какой-то зверь, матушка у меня была из чужих краёв.

    — Так ты иноземец!

    — Какой я иноземец, природный русак. Придумаешь такое!

    — Иноземец, иноземец, кто ж ты ещё, — расшалилась Настя. — Поди, и говорить-то по-нашему не умеешь! Ишь, спрашивает: «Как мне тебя звать?» Не знаешь будто имени...

    — Да имя-то знаю, только...

    — Ну что «только»? А не хочешь по имени, то иначе можно. — Она сорвала веточку и стала покусывать, не глядя на Андрея.

    — Как же ещё иначе?

    — А как тебе любо. Ладушкой, к примеру. Аль касатушкой!

    — В обиду не возьмёшь?

    — Чего обижаться-то? Я вон Зорьку свою касатушкой зову, так вроде не в обиде...

    — То кобыла, — рассудительно заметил Андрей.

    — Ну и что, что кобыла? А кошка у меня — Лада. Я, што ль, хуже кошки?

    — Смеёшься ты надо мной, Настась... Настя.

    — Так а чего делать ещё, коли ты такой недогадливый?

    — Настя... я с Никитой Михалычем говорить буду. Только прежде тебя спрошу...

    Настя продолжала общипывать губами веточку смородины.

    — Ну спрашивай, — сказала она притворно безразличным тоном. — Чего молчишь-то?

    — Настенька... я... тут такое дело... Ежели отец твой дозволит, пойдёшь за меня замуж?

    Не дождавшись ответа, он вдруг схватил её за плечи и рывком повернул к себе:

    — Ну не томи ты меня, Настюша! Замуж, спрашиваю, за меня пойдёшь?

    — Ой, глу-у-упый, — пропела она шёпотом, обморочно припав к нему и закрывая глаза. — За кого же мне ещё...
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При всей своей изворотливости и многократно проверенном умении убедить кого угодно и в чём угодно, доктор Бомелиус всё не мог решиться изложить его царскому Величеству свой замысел. Беда в том, что Иоанн отнюдь не «кто угодно»; его царское Величество в своих поступках подчас совершенно непредсказуем — как и следует ожидать от душевнобольного, то и дело переходящего от абсолютной, предельной безнравственности к какому-то изуверскому благочестию. И в этом Иоанн вполне сын своего народа, хотя не устаёт повторять, что презирает русских, с которыми якобы не имеет по крови ничего общего, происходя от некоего мифического брата римского императора Августа по имени Прус.

    Поэтому трудно угадать, как отнесётся его Величество к тому, что услышит от своего лекаря. Всё зависит от того, какая сторона натуры окажется в эту минуту преобладающей — благочестивая или одержимая демонами. А этого не угадаешь: Иоанн может посреди самого разгульного пиршества впасть в покаянное настроение, а может и на молитве, по обыкновению до язв расшибая себе лоб в земных поклонах, предаться вдруг похотливым мечтаниям или изобрести новый, неслыханный ещё способ пытки. Уж о последнем Бомелиус осведомлён, как никто, поскольку Иоанн эти свои изобретения обсуждает с ним во всех подробностях, беспокоясь об одном: как бы пытаемый не отдал Богу душу слишком уж скоро (тут без советов лекаря не обойтись); нередко царь признавался, что придумал это не где-нибудь, а именно в храме, размышляя над прискорбной участью грешников, заслуженно ввергнутых в геенну огненную...

    Беда в том, что подобная откровенность его величества не распространяется почему-то именно на ту сторону его жизни, узнать которую поближе сейчас особенно важно. Это странно и необъяснимо. Он, доктор Бомелиус, пользуется у царя полным доверием; некоторые на сей счёт сомнения, возникающие у него порой, бывают вызваны не чем-то определённым, а просто естественной в его положении осторожностью, да ещё тем, что коли сам никому не доверяешь, то невольно задаёшься вопросом, а так ли уж доверяют тебе. Нет, царь — доверяет, если откровенность можно понимать как выражение доверия. Разумеется, порочная натура может находить особое удовольствие, рассказывая без стеснения о том, что должен слышать лишь исповедник; и всё же — стал бы Иоанн каяться перед ним в безудержной склонности к содомскому греху, если б не доверял?

    Единственное, о чём никогда не говорил со своим лекарем, — это его, Иоанна, супружеские отношения с нынешней царицей. О покойной Анастасии вспоминает нередко, всегда с умилением, которое выглядит слащавым и даже не совсем искренним. А о нынешней, черкешенке Марии, — никогда ни слова. Между тем успех замысла, принявшего в голове Бомелиуса уже почти законченную форму, зависит в немалой мере именно от этого. Доктор догадывался, был почти уверен, что у Иоанна с Марией не всё гладко, но знать бы наверняка...

    Промахнуться тут весьма опасно. Может быть, и разумнее было бы вообще оставить всю затею, положившись на благоразумие проклятого оружейника? Не такие уж целомудренные нравы у этих московитов, чтобы простой ремесленник не смог забыть обиду, причинённую его дочке. Сгоряча, сразу, мог бы пожаловаться царю (хотя на что было жаловаться?), а заодно и проговориться насчёт любекского дела; но теперь — коль скоро ничего не сказал — едва ли скажет. Каким бы дураком ни был, а должен же понимать, что выгоднее держать язык за зубами.

    Доктор Бомелиус убеждал себя тоже проявить благоразумие и оставить в покое сатанинское отродье — механикуса с его недотрогой. Но сам он был по натуре слишком злопамятен и до сих пор не мог забыть, каким презрительным тоном говорил с ним этот холоп, какие угрозы в его адрес позволил себе высказать. Проявить благоразумие значило бы простить, а вот этого-то доктор Бомелиус никогда не умел. Не обладал этим искусством в юности и не собирался учиться на склоне лет.

    Покамест же он не торопился. В основном замысел был обдуман, следовало дать ему окончательно дозреть, а тем временем собрать ещё некоторые сведения, которых пока недоставало. Если же вдруг возникнет какое-то препятствие, всегда можно отступить, вообще отказаться от всей затеи. Будучи однажды спрошен, успешно ли идут поиски «благорасположенной персоны», которую он намерен вычислить с помощью армиллярной сферы, Бомелиус ответил царю, что вычисления пришлось прервать из-за нового расположения планет, надо выждать, пока планеты расположатся должным образом.

    Благорасположенной персоной должна стать Настя Фрязина, но Бомелиус ещё не совсем ясно представлял себе, каким образом это обстоятельство сможет обезопасить его от возможного разоблачения её отцом. Могло получиться и наоборот; пожалуй, в любой европейской державе так бы и вышло — там отец очередной фаворитки сразу приобретает вес и влияние. Здесь же всё по-другому, у Иоанна — при всём его распутстве — вообще никогда не было «фавориток» в европейском понимании; чуть ли не бахвалясь противоестественной привязанностью к растленному Федьке Басманову, он в то же время держал в строжайшей тайне свои (немногочисленные, надо сказать) внебрачные связи с женщинами. О том, чтобы открыто приблизить к себе одну из них, как это в обычае на Западе, здесь не может быть и речи. Следовательно, маловероятна и опасность того, что подлый механикус возвысится с помощью дочери и ещё больше утвердится в доверии царя...

    Так что, рассуждая здраво, на сей счёт можно было не тревожиться, оставалось лишь угадать главное: не опасно ли предложить его царскому величеству нарушить седьмую заповедь и стать прелюбодеем. Может оказаться и опасно — если в этот момент на Иоанна снизойдёт блажь благочестия, или, что ещё хуже, если чёртова дикарка по-прежнему вызывает у него такую страсть, что ему и в голову не придёт ей изменить.

    Этот вопрос, казалось бы, проще всего было выяснить напрямую ему самому, под предлогом заботы о царском здравии осторожно расспросив Иоанна; но доктор Бомелиус предпочитал окольные пути. То, что ему хотелось узнать, можно было выведать у кого-нибудь из «ближних» наверху. Мысленно перебрав несколько имён, Бомелиус остановился на Годунове — человеке простодушном и при дворе сравнительно новом, не принадлежащем к заматерелому в дворцовых интригах старому боярскому кругу. Он тут же отправил к постельничему слугу с приглашением отужинать в любой день, когда то боярину будет угодно.

    Приглашение немало озадачило Димитрия Ивановича. Род Годуновых, хотя и не из самых знатных, был всё же почтенным и достаточно старым, к тому же сам он успел уже занять при государе определённое положение; так не было ли со стороны иноземного лекаря изрядной дерзостью так вот, запросто, звать его в гости — будто они ровня? А впрочем, что значит — ровня... Происхождения Бомелий самого неведомого, любит называть себя имперским шляхтичем — поди дознайся, правду молвит или лжёт. Мог, конечно, и из подлого люда выбиться своим умом, а это уже немало: лекарем государевым стать не всякий сумеет... Вообще, чванство было чуждо Димитрию Годунову, да к тому же сразу одолело любопытство — колдуну явно что-то от него нужно, и неразумно было бы упустить случай самому немного проведать о Елисеевых замыслах. Через того же посыльного он ответил, что рад будет навестить господина дохтура на будущей неделе — раньше-де ему недосуг.

    Неделю спустя Димитрий Иванович не без опаски переступил порог колдунова жилища. Хозяин уважительно встретил его на крыльце, запутанными темноватыми переходами провёл в столовую палату, рассыпаясь в благодарности за оказанную высокую честь. Войдя, Годунов настороженно глянул в красный угол и с облегчением осенил себя крестным знамением — образа были на месте, как положено, а ведь говорили, будто у Елисея образов нет вовсе, а висят сушёные гады...

    Стол был накрыт по-иноземному, хмельное подали в пузатых узкогорлых скляницах, перед прибором гостя с необычной формы трёхзубой вилкой стоял кубок из оправленной в серебро переливчато-розоватой раковины, выгнутой крутым завитком.

    — Ренское у тебя, господин дохтур, отменное, — похвалил Димитрий Иванович, отпив из кубка и с любопытством его разглядывая. — А это в каких же краях такие изрядные улиты водятся?

    — Привозят их из гишпанских владений в Новом Свете, открытом Колумбусом, — ответил Бомелий, — там же добывают со дна морского, равно как и жемчуг или кораллы. В полуденных морях много дивных натуралий, доселе нам неведомых.

    — А не может ли от сего вред причиниться? — Годунов с сомнением пощёлкал пальцем по кубку. — Иные морские дива, сказывают, бывают и ядовиты?

    — Так, ядовитых рыб много, однако раковины не только безвредны, но, напротив, весьма пригодны для изготовления кубков, поелику такой сосуд от некоторых отравных зелий тотчас темнеет... Отведай каплуна, боярин, что-то ты не ешь. Или стряпня не по вкусу?

    — Помилуй Бог, — искренне удивился Годунов, — как же не ем? Да я, вишь, от обеда ещё не успел голоду нагулять... А стряпчего твоего хулить грешно — мастер он у тебя. Так темнеет, говоришь, кубок?

    — Темнеет, — кивнул Бомелий, — сразу темнеет! Это ежели влить в него сильное зелье, а у слабого он сам отнимет вредные свойства, понеже действует как антидотум, сиречь противоядие. Наподобие терияка. Смею ли попросить высокородного боярина о милости?

    — Да уж как тебе откажешь. — Годунов улыбнулся, подумав, что не ошибся в своей догадке: что-то Елисею от него понадобилось.

    — Прими в дар сей кубок, — льстивым голосом сказал лекарь. — Не к тому это, что опасаюсь за твою жизнь, нравы здесь, на Москве, благодарение Господу, не то что в иных землях, при дворах Борджиев иль Медичей... однако же поберечься нигде не лишне.

    — Ну... благодарствую, коли так. Загляденье, до чего хорош! Спаси Бог, господин дохтур, это ты меня и впрямь порадовал. — Димитрий Иванович любил красивые вещи иноземной работы, не скупясь тратился на них для украшения своего жилища. — Буду держать на поставце для самых дорогих гостей — то-то мне позавидуют, таких кубков я тут вроде и не видал...

    — Только, боярин, на столе быть ему пустым негоже. — Бомелий взялся за другую скляницу, глянул сквозь неё на свет. — Не желаешь ли испить кипрского?

    — Отчего ж не испить... А вот верно ли, я слыхал, будто кипрское паче иных фряжских вин горячит кровь и наводит человека на греховные помыслы?

    Бомелий усмехнулся, разливая по кубкам тёмное, почти непрозрачное вино:

    — Поясни, боярин, какие помыслы называешь греховными. Зарезать, что ли, кого?

    — Да упаси Господь! Экой ты, господин дохтур, непонятливый. Я тебя о грехе любострастия спрашиваю, — пояснил Годунов, любуясь переливом свечных огней на нежно-розовой выпуклости кубка. — А ты эвон куда заехал!

    — Боярин и впрямь считает любострастие грехом? Пусть так. Однако на помыслы таковые наводит нас не вино, а собственная наша натура, вино её лишь освобождает.

    — Оно верно. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, и со страстями нашими так само. Ещё говорят — пьяному море по колено.

    — Очень мудрая пословица. Упившись сверх меры, человек становится неосторожен и не может разумно оценивать свои действия. Как лекарь, не могу не сказать, сколь тревожит меня пристрастие великого государя к пиянственным забавам.

    — На то его царская воля, — осторожно заметил Годунов.

    — Несомненно, и никто на неё не посягает. Но нас с тобой судьба поставила очень близко к персоне его царского величества, а сие не только почётно, но и... как это сказать, м-м-м... обязывает, да?

    — Понимаю, да. Однако ж...

    — Позволь, я доскажу. Боярин, здесь нас никто не услышит, можем говорить открыто, не таясь друг от друга. Мы оба обязаны блюсти государя и печься о его благоденствии и здравии как телесном, так и душевном. И ежели возникает какое-либо на сей счёт опасение, отчего же не поделиться, не подумать вместе? Ибо ты сам понимаешь, сколь опасно было бы проглядеть то, что должно быть вовремя замечено. И для тебя, и для меня сие означало бы небрежение своими обязанностями. Или я не прав?

    — То, дохтур, не в нашей власти. Видел, чай, что постигает тех, кто осмеливается перечить великому государю?

    Бомелий пожал плечами:

    — Перечит глупец, умный найдёт иные способы...

    — Подскажи, коли знаешь.

    — Знал бы, боярин, так сам бы действовал, ни с кем не советуясь. Ты любишь пословицы, тогда вспомни ещё одну: ум хорошо, а два лучше. Для того и просил тебя прийти, что меж иными ближними боярами Димитрий Иванович Годунов слывёт мужем, не обделённым мудростью. К тому же постельничему многое ведомо из того, чего не ведают иные...

    — Даже лекарю?

    — Лекарь не поп, ему не исповедуются.

    — Не об исповеди речь... Лекарь выспросить может, коли что не так.

    — Не про всё выспросишь, да и великий государь не на всякий расспрос отвечать станет, — сказал Бомелий. — Могу ли я, к примеру, спросить, не опостылела ли ему царица Марья?

    — Ну, это нам и знать ни к чему!

    — Ошибаешься, боярин, сие весьма важно. Когда между мужем и женой нет согласия...

    — Несуразное молвишь, дохтур, — прервал Годунов и даже засмеялся, махнув рукой. — Какое с женой «согласие»? Жена, она и есть жена. Курица не птица, баба не человек. Согласие! Да Боже упаси с бабой советоваться — она те такого присоветует, что век потом не расхлебаешь...

    Бомелий, подлив гостю вина, отрицающе поводил пальцами перед своим носом:

    — Не о том речь, боярин. Я говорю о согласии не разума, но телесного нашего естества, о согласии в плотской любви. Ты слыхал ли о Платоне?

    — Кто ж не слыхал. А ты про какого? Преподобного пятого апреля поминают, а святого мученика — того в ноябре.

    — Нет, нет! Был ещё один, греческий филозоф. Так вот, сей учил, что не отдельно сотворены были мужчина и женщина, но изначально являли собою единое существо, зовомое андрогин, сиречь женомуж. И были те существа столь могучи и свирепы, что боги — Платон был язычник, посему писал не о Боге, но о языческих богах — боги в наказание рассекли их каждого на две половины, мужескую и женскую, и люди поныне тщатся отыскать каждый свою утраченную часть.

    — Ересь, — возразил Годунов. — Сказано убо в Писании: сотворена есть жена из ребра мужеска.

    — Платон, полагаю, Писания не читал, — примирительно сказал лекарь. — Притчей же об андрогинах хотел пояснить, отчего мужчины и женщины бывают столь неистовы в своих страстях и влекутся друг к другу не токмо деторождения ради — как то видим у бессловесных тварей. И опять же не всегда лепоты ради телесной.

    — Вот это верно, — кивнул Димитрий Иванович. — Любовь зла, полюбишь и козла. У брата жена была гораздо нехороша собой, тощая да нескладная, а жили, поди ты, душа в душу!

    — Сие означает, что они друг друга нашли. Случается и обратное: к пригожей жене не лежит сердце, и не токмо сердце, но и всё естество её отвергает. Коли такое случится, надо искать недостающую «половину».

    — Её, небось, попробуй ещё найди, — заметил Годунов и, поколебавшись, ножом подцепил с блюда ещё кусок каплуна.

    — На то есть способы... По положению планет рассчитать можно. Я, к примеру, нашёл одну девицу, коя по всем статьям может оказаться «половиной» великому государю, — небрежно сказал Бомелий и предостерегающе поднял палец. — Я говорю: может! Покамест сие не очевидно. Буде моя догадка подтвердится, было бы от того его царскому величеству великое облегчение и польза... Теперь ты понимаешь, чего ради спросил я о царице Марье?

    — Понимаю, да... как не понять. — Годунов замялся. — Только вот ответить на твой вопрос не сумею.

    — Часто ли посещает государь её опочивальню?

    — Про то мне не всегда ведомо. Знаешь сам, там есть особый переход. А ты бы у планид спросил, — не без ехидства предложил постельничий. — Уж коли они тебе половинку подсобили сыскать...

    — Непременно воспользуюсь твоим мудрым советом, — злобно улыбнувшись, сказал лекарь.

    Подворье Годуновых располагалось тут же, в кремле, рукой подать. Поддерживаемый под руки двумя слугами, Димитрий Иванович благополучно поднялся на своё крыльцо, от выпитого его пошатывало, но голова оставалась ясной. Что-то этот немецкий шпынь задумал... Проведать бы — что! В начале ужина нынче, пока разговор шёл о том да о сём, Елисей жаловался на нерасторопность русской прислуги: никак, мол, не удаётся нанять кого-нибудь из здешних иноземцев, привёз с собой верного человека, так тот пропал... Подсобить, что ли, ироду?
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Наутро после ужина у царского лекаря Димитрий Иванович велел позвать учителя, приставленного к племяннику. Учитель, дьячок от Кирилла и Афанасия, вошёл, отвесил поясной поклон и смиренно стал у притолоки, поглаживая редкую бородёнку. Поинтересовавшись Борискиными успехами в науке (учитель признал, что отрок проявляет более любознательности, нежели прилежания), Димитрий Иванович спросил про арапа, приходит ли еженедельно, как сулился.

    — Приходить-то приходит, — дьячок вздохнул, — да, может, оно лучше было б, коли не приходил бы...

    — Чего так?

    — Непотребному ребёнка учит, — тихо сказал дьячок. — Конечно, воля твоя, а только...

    — Как это непотребному? — встревожился Годунов. — Ты яснее-то говори!

    — Да куда уж яснее... Давеча спрашивает его Борис Фёдорыч, верно ли, дескать, что Иерусалим — пуп земли, а он, арап то ись, предерзко ему ответствует, что нет, неверно сие, понеже земля шаровидна и пупа не имеет.

    Годунов поднял брови, подумал.

    — А она что... не шаровидна? — спросил он без уверенности.

    — Того быть не может. Посуди сам, как бы на ней люди жить стали? Нешто они мухи? Земля подобна превеликой торели, сие всем ведомо.

    Годунов ещё помолчал, сомневаясь.

    — Однако ж... преславные мореплаватели гишпанские Васька Гамов и другой тот... как же его, дай Бог памяти... Магальяш вроде? Они ведь, так иноземцы сказывают, землю-то обогнули вкругаля, и откудова отчалили, туда и приплыли...

    — И что сие доказует? Да ты вот глянь-кось, — дьячок выставил левую руку ладонью вверх, распялив пятерню, — вот те земля, и вот отседова твой Васька отплыл, — он ткнул измазанным чернилами указательным пальцем в запястье и повёл палец по кругу, — и сюда же вернулся. Зришь? А нетто тебе в лесу блудить не случалось, когда на свой след и набредёшь. Так он что, тоже шаровиден, лес-то? Ишь ты, «иноземцы сказывают». — Дьячок, распалившись, передразнил боярина. — Они те, блядины дети, ещё не того наскажут!

    — Ну ладно, ладно. — Годунов, вконец запутавшись, махнул рукой. — Ты вот чего, Григорий... ты, как арап придёт, вели ему меня дождаться. Дело есть к нему. А про землю пущай говорит, как умеет. Люди в иных краях о всяком предмете разные имеют суждения, может, оно и к лучшему: поспорят, бороды друг дружке подерут, глядишь, и обрящут истину...

    — Воля твоя, милостивец, — повторил дьячок с явным неодобрением.

    — Вестимо, моя, чья ж ещё. — Постельничий придал голосу строгости. — Когда, говоришь, арап должен прийти?

    — В пятницу грозился. Оно бы не надо в постный день язычника в дом пущать, — опять взялся за своё учитель.

    — Мухамедане не язычники, — поправил Годунов, — понеже веруют во единого Бога, коего по невежеству своему непристойно зовут Аллахом. Также и Христа почитают, хотя и не яко Сына Божия, но яко пророка — наподобие своего Мухамеда. Ладно, ступай, Григорий, ступай, недосуг мне...

    Чем дольше обдумывал Димитрий Иванович свой хитроумный замысел, тем выгоднее он ему казался. Русского и впрямь калачом не заманить в услужение иноземному колдуну, приставленные к нему из дворцовой челяди враждебны и, понятное дело, ненадёжны. Елисею же и в самом деле нужен свой, доверенный человек; а где взять такого, чтобы «своим» он был прежде всего для него, Годунова, а колдун бы об этом не догадывался? Нет, о ком ни помысли, лучше премудрого арапа не сыскать. Лобанову предан как пёс, роду такого же, как сам Елисей, иноземного и неведомого (вот уж поистине два сапога пара!), к тому же учен. Сам слыхал, как он Бориске про звёзды рассказывал да про планиды: звёзды-де на небесной сфере неподвижны и перемещаются все совокупно вместе с нею от восхода к закату, планиды же бегают каждая своим путём... Да Елисей за такого слугу Бога будет благодарить!

    Только б не проведал про его, Годунова, участие в этом деле... и что Лобанову служил, тоже не надо бы ему знать, понеже Лобанов у Фрязина уже чуть ли не в будущих зятьях ходит, а Фрязин Елисею что псу палка...

    Тут Годунова вдруг осенило: постой, постой, а уж не фрязинскую ли дочку держал гнуснец в уме, рассуждая о «недостающей половинке» для Иоанна? Ведь распря-то меж ними никак с того и началась, что Елисей дочку его обидел — то ли облаял, то ли рукам дал волю неподобающе...

    — Ай-ай-ай-ай, — пробормотал вслух постельничий и даже с лавки вскочил, словно кольнуло его. Ежели внезапная догадка верна, то дело и вовсе худо... но тем паче следует запустить к Елисею арапа. Однако, коли Елисей замышляет против Фрязина, то знает и про сотника; вдруг дознается, что арап у него служил? Непросто всё выходит, ох непросто...

    В пятницу арап явился к нему, как было велено. Годунов, поглядывая на него испытующе, спросил, доволен ли он службой у стрелецкого сотника. Арап ответил, что сотник — достойный человек и служить ему всегда было отрадно; отрадно и теперь, но, увы, радость служить такому доброму хозяину омрачается предчувствием того, что она окажется непродолжительна, поскольку сотник явно впадает в безумие.

    — Как это в безумие? — оторопев, спросил Годунов.

    — Этот безрассудный намерен ввести в свой дом жену, — сообщил арап, понизив голос, и выразительно закатил глаза.

    — А-а... — У Димитрия Ивановича отлегло от сердца. — Господи, а я уж... И на ком он женится? Не на дочке ли оружейника?

    — Ты сказал, — сокрушённо подтвердил арап. — Однажды она уже едва не навлекла на него погибель, без малого проломив голову...

    — Ну где там «проломила». Ушибся парень, только и всего. Велика ли беда? Он — ратник, у ихнего брата головы должны быть прочные. Так он что, грозится тебя прогнать, когда женится?

    — Я сам уйду, как это ни прискорбно. Со змеёй ужиться ли праведнику?

    — Ты, старче, язык-то не распускай! Чего девку зря позорить, змеёй обзывать, — сердито сказал Годунов. — А праведником кого именуешь, уж не себя ли? Так праведники, буди тебе ведомо, заповедь Господню блюдут. «Не судите, да не судимы будете». Ты ведь оружейникову дочку не видел даже...

    — Аллах да убережёт меня от лицезрения мерзости!

    — ...а уже поносишь! Впрочем, то дело твоё... может, оно и к лучшему, раз так выходит. Я, Юсупыч, чего тебя позвал, есть одно дело, кое надобно держать в крепкой тайне. Ну ты, мне говорили, человек разумный, болтать кому не надо не станешь. Про царского лекаря Елисея слыхал ли?

    — Слыхал много, — кивнул арап, — однако ничего доброго.

    — Да про него доброго и не скажешь. Вот уж кто истинно змей злокозненный! Коварством вошёл в доверие у великого государя и скольких честных мужей довёл до плахи облыжными наветами... Иных же, говорят, опаивал смертным зельем. Хотя ручаться за то не стану — за что купил, за то и продаю. Как мыслишь, возможно сие?

    — Не вижу тут невозможного. Говорят, лекарь он искусный, а коли так, то зелья ему ведомы... как полезные для человека, так и вредоносные. И что удержит злого и коварного от того, чтобы воспользоваться своими знаниями? Я, о могущественный, слыхал более того: будто сей Бомелий сам составляет новые зелья и пробует их на людях. И в том, скажу тебе, также нет невозможного: при дворе блистательного Сулеймана Кануни[14] для сей цели держат особых рабов, весьма крепких телом и отменно здоровых. Их не изнуряют трудом и обильно кормят, но на этих несчастных султанские отравители испытывают новые яды.

    — Вот, вот! Так то, вишь, при салтане, а Елисей, перенявши басурманский обычай, занимается тем же богопротивным делом тут, оскверняет двор православного государя. Ну да за это ему на Страшном Суде ответ держать. Я для иного тебя призвал. Стало мне ведомо, что лекарь замышляет некие ковы на оружейника, будущего сотникова тестя. Мыслю, и на сотникову невесту так само. Хотя жениховство его тебе и не по сердцу, однако сие — дело самого сотника, ты же мнишь себя верным его слугой, а пожалуй что и не только слугой — верно?

    — Аллаху не угодно было благословить мою старость сыновьями, — со вздохом сказал арап. — Могу ли не видеть такового в Андрее?

    — То-то и оно. А ныне ему грозит беда. Буде что стрясётся с оружейником аль его дочкой, Андрею твоему також не сдобровать — такого сгоряча натворит, что не сносить ему головы. Уберечь их надобно, Юсупыч.

    Юсупыч коснулся лба, потом сердца, склонил голову:

    — Могущественному боярину надо лишь повелеть...

    — Велеть тебе не стану, просить хочу. Сможешь ли оставить службу у сотника и пойти в услужение к Елисею? Я третьего дня был у него — плачется, змей, что нет у него доверенного слуги, на преданность коего мог бы положиться без опаски. Нашим не верит, да и не хотят русские к нему идти, потому как боятся колдовских его дел... А иноземцы тутошние — сплошь проходимцы да голытьба, шинки пооткрывали с государева дозволения, краденое у татей перекупают. Вон Инрик Штадин — шинок у него на Сретенке, — да на нём клейма негде поставить, таков пройдоха! Нетто Елисею эдакие слуги нужны? Хотя сам не лучше, прости Господи. Ты же, Юсупыч, человек возраста почтенного, а главное дело — учёный, многоязычный, и звездочётная премудрость тебе, чаю, ведома, так ты для Елисея прям-таки дар Божий...

    Арап сидел задумавшись.

    — Мыслишь, он станет делиться со мной сокровенными замыслами? Сомнительно...

    — Ну, попытка не пытка! Может, сразу и не станет, а после... это уж как сойдётесь. Сумей стать ему наперсником, у него язык, глядишь, и развяжется, — с хитрым видом посоветовал Годунов. — А и не скажет прямо, так ты, будучи при нём, многое и сам сумеешь смекнуть... небось уж умом-то да смышлёностью Господь тебя не обидел, а? Одного боюсь: проведать может, что ты у Лобанова служил, Лобанов же с Фрязиным, почитай уже в свойстве...

    — О том нечего и «проведывать», — заметил Юсупыч. — Не тайно я служил, и ныне таиться было бы неразумно... следует, о великолепный, обдумать сие со всем тщанием.

    — Обдумай, Юсупыч, поспешности тут не надобно.

    — Знает ли про твой замысел сам Андрей?

    — Насчёт того, чтоб тебя к Елисею сунуть? Нет, Боже упаси! Ещё сболтнёт где невзначай...

    — И я то же помыслил, — кивнул арап. — Пусть пока пребывает в неведении, молодость опрометчива и неосмотрительна...

    — Словом, прикинь сам, как получше будет. — Годунов встал. — Хорошо бы, он сам тебя прогнал, да ещё бы прилюдно... Так ведь не прогонит, вы же с ним душа в душу живете...

    — На всё воля Аллаха, — благочестиво заметил Юсупыч, закатывая глаза.

    Воля Аллаха не замедлила проявиться. Целую неделю Юсупыч донимал Андрея многословными рассуждениями о женском коварстве и вероломстве, стал хвалить басурманский обычай — жёны-де, когда их четыре, изливают свой яд одна на другую, между собой, и каждая предстаёт пред мужем умиротворённая, полная желания затмить остальных соперниц; гяуров же Аллах покарал моногамией, сделав существование мужей невыносимым. Да и может ли быть иначе, ежели нет постоянного соревнования в добродетелях, в покорности, нежности к супругу, готовности усладить его тело и душу? Всякая жена, будучи единственной, рано или поздно — даже самая смиренная, хотя, Аллах свидетель, может ли женщина быть смиренной от природы? — всякая рано или поздно возомнит себя госпожой в доме и уподобится свирепой гарпии...

    Андрей сперва лишь посмеивался, отшучивался, соглашаясь с тем, что, оно конечно, неплохо бы обзавестись четырьмя: с одной полаялись — всегда есть запасная, к кому подвалиться под бочок. Потом эти разговоры стали ему докучать всё более и более. Однажды Юсупыч пустился в рассуждения о том, что у русы ещё выгодно отличаются от иных неверных, не давая воли своим женщинам: хотя имеют по одной жене, но держат их взаперти — и сие поистине мудро, ибо где же ещё держать хищную ехидну, как не в клетке. В прочих же христианских краях жёны безнадзорны и оттого впадают в ужасающее распутство.

    — Худо, однако, — продолжал он витийствовать, — что и тут, на Москве, иные безумцы стали перенимать иноземный обычай, не разумея всей его пагубности. Возьми, к примеру, почтенного оружейного мастера, с которым ты вознамерился породниться...

    — Опять завёл своё, — с неудовольствием проворчал Андрей. — Дался тебе этот мастер...

    — Я не оспориваю, что он достойный человек! Но неужели ты не видел примеров тому, как самые достойные родители губят своих детей дурным воспитанием?

    — Не пойму, про что это ты. Кто губит, каких детей?

    — Нет сомнения, что почтенный мастер погубил свою дочку.

    — Ты что, вовсе уже ошалел?

    — Не более, чем ты ослеп, — огрызнулся Юсупыч.

    — Да чем он её «погубил», старое ты трепло, подумай хоть, что говоришь!

    — Чем погубил? И этот безумный слепец ещё спрашивает! — Юсупыч воздел руки к потолку. — По твоему ослиному разумению, так воспитать дочь не значит её погубить?

    — Это как же она так воспитана? — угрожающе тихо спросил Андрей. — Ну говори, говори!

    — Хорошо, я скажу тебе, как она воспитана! — Юсупыч, напротив, повысил голос. — Я тебе скажу! Она воспитана в легкомыслии и забвении приличий, вот как она воспитана!

    — Довольно! — Андрей грохнул по столешнице кулаком. — Ты хоть видел её?

    — Слава Милосердному, не видел, — с достоинством отозвался Юсупыч. — И не хочу видеть.

    — Так как же ты можешь судить, забывает ли она о приличиях?

    — С твоих слов, сыне, только с твоих слов. Не ты ли сам рассказывал, что она тайно допускает тебя в свой сад?

    — Ну так что с того? Ты глянь, какой вдруг скромник нашёлся, прямо под стать мамке Онуфревне!

    — Если почтенная Онуфревна осуждает такое поведение своей воспитанницы, она стократ права. Однако по всему видно, что увещевания этой мудрой женщины остались тщетны. И ты готов взять в жёны девицу, которая позволяет себе такое! Сегодня она пускает тебя в сад, а завтра пустит к себе в опочивальню...

    — Да уж до свадьбы дотерпим небось!

    — ...и не только одного тебя, безумец!

    Андрей вскочил, с грохотом опрокинув скамью:

    — Ты что несёшь, сукин сын, да как ты осмелился...

    — Аллах! — возопил Юсупыч. — Из-за какой-то распутницы он назвал меня сыном собаки!

    — Да ты замолчишь, старая гадюка!! — Андрей кинулся к висящей на стене сабле, с коротким взвизгом клинка вырвал её из ножен, но Юсупыч уже топотал вниз по лестнице, громко подвывая то ли от испуга, то ли от неслыханного оскорбления. Андрей выскочил на крыльцо следом за ним — на дворе было людно, и все с изумлением глядели на старого арапа, который вопил непонятное, воздевая руки к небу.

    — Чтобы духу твоего тут не было!! — заорал сотник ему вослед. — И остерегись попасться мне на глаза, басурманская образина! Пусть только где увижу — пришибу, как поганую жабу, вот те крест!
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— Похоже, у меня для господина барона есть неплохая новость, — сказал Лурцинг.

    — Я уже перестал их ждать, — ворчливо отозвался посол и, поморщившись, передвинул больную ногу на скамеечке перед камином. — Неужели московиты решили начать переговоры?

    — Увы, этого пока нет. Но похоже, я отыскал след вашего племянника.

    — Вот как, — с деланным равнодушием отозвался фон Беверн. — И где же он отыскался?

    — Как ни странно, господин барон не поверит, здесь, прямо среди нашей свиты.

    — То есть?

    — Вчера вечером меня зазвал к себе капитан фон Альшвитцен...

    — Фон Альшвитцен? — переспросил посол, подняв брови. — Кто такой?

    — Рейтарский капитан, командир нашего эскорта.

    — A-а, этот. Да, теперь вспомнил.

    — Его трудно забыть, позволю себе заметить. Не на всякой физиономии можно увидеть усы длиной в фут — от кончика до кончика. Причём торчащие наподобие двух пик.

    — Да, совершенно верно, огромный рыжий усач, конечно. В нём есть нечто от таракана. Только не скажите мне, дорогой Лурцинг, что он и есть мой родственник. Сестра была дамой с причудами, но я всё же не поверю, что она могла произвести на свет нечто подобное.

    — Как вы могли подумать! Итак, капитан пригласил меня выпить кружку вина. Я, как известно господину барону, вообще-то не любитель такого времяпрепровождения, но отказаться почёл невежливым. Разговор зашёл о московитах, и он, в частности, вспомнил — не помню уж, в связи с чем, — что в день нашего въезда в Москву разговаривал с начальником стрелецкого отряда, встретившего нас у заставы. Стрелец неплохо объяснялся по-немецки. Когда Альшвитцен спросил его, откуда тот знает язык, он сказал, что язык знает от матери — та была родом из имперских земель, откуда точно — он не знает, и там встретилась с отцом, который был в свите какого-то московского посла...

    — Это она, — воскликнул посол. — Чёрт побери! Какого возраста был стрелец?

    — Капитану показалось, что ему около тридцати или немного меньше.

    — Это точно она! Иоахим, вам следует по возможности скорее узнать через ваших русских знакомых в Посольском приказе, во-первых, кто командовал тем отрядом стрельцов и, во-вторых, мог ли отец этого офицера быть в составе посольства, отправленного покойным великим князем к императору около тридцатого года. Такие посольства ездили не часто, так что это довольно легко выяснить. Кстати, если кто-то из состава свиты привёз с собой жену-иностранку, это тоже должно было как-то быть отмечено. Едва ли такой случай рассматривался как заурядный.

    — Конечно нет. Тем более что её должны были крестить, а перед тем получить разрешение на брак от великого князя, так что подобное событие не могло остаться не замеченным... и не отмеченным в каких-то здешних анналах. Я уже думал об этом, господин барон, и даже знаю примерно, к кому обратиться. Займусь этим безотлагательно... и надеюсь в самом скором времени сообщить вам более определённые сведения, — заверил Лурцинг.

    Его надеждам, однако, не суждено было исполниться так скоро. Знакомый подьячий, которому перепало уже немало посольских ефимков, шарахнулся от Лурцинга как чёрт от ладана, едва тот спросил, нельзя ли выяснить имя стрелецкого сотника, встречавшего их у заставы в день приезда. При этом он глянул на немца с таким страхом и подозрением, будто тот собрался выведать, где хранится царская казна или сколько пороха запасено в московском кремле на случай татарского набега.

    — Тебе-то на что, — забормотал он, ускользая взглядом, — да и мне откудова знать, это по стрелецкому приказу проходит, а мы до ихних дел не касаемы...

    — Но помилуй, — попытался Лурцинг его урезонить, — какие же «ихние дела», ты мне просто узнай, как его звать! Что тут тайного?

    — Нет и нет, знать ничего не знаю, ступай себе от греха подальше...

    Лурцинг обихаживал подьячего целую неделю, и узнать имя стрелецкого начальника обошлось ему в немалую сумму — двести мариенгрошей содрал с него негодный писец, что равнялось здешним шестидесяти пяти алтынам — или двум рублям: на эти деньги в Москве можно купить корову и шесть возов сена. Но так или иначе, имя сотника было теперь известно, как и имя его отца: Роман. Живы ли ещё старый Роман Лобанов и его жена, Лурцинг пока выяснить не смог, но ему сказали, что молодой Лобанов, Андрей, живёт вроде бы без родителей.

    Подтвердить это удалось быстро и без труда, зато узнать что-то о давнем посольстве к императору оказалось гораздо труднее. Осторожные расспросы на эту тему повергали подьячих прямо-таки в обморочное состояние; изображая крайний испуг, они отчасти набивали цену за просимые сведения, но Лурцинг понимал также, что они и в самом деле боялись, — наказания тут свирепые, а общаться с иноземцами московитам заказано строго-настрого. Кому охота ложиться под кнут? Впрочем, он рисковал и сам: запрет на общение был обоюдоострым и иноземцев касался в той же мере, что и московитов. Наделе, конечно, к немцу отнеслись бы снисходительнее, чем к русскому, но всё же... Оставалось надеяться, что в случае чего барон фон Беверн сможет походатайствовать за него если не перед великим князем, то хотя бы перед дьяком Висковатым.

    И всё же Иоахим Лурцинг недаром был опытным дипломатом, а значит, в некотором смысле и соглядатаем, сиречь шпионом. Почти все дипломатические поручения, которые ему доводилось выполнять в Москве, Вильне, Кракове или Берлине, включали в себя негласное задание разведать что-нибудь более или менее тайное, так что опыт в такого рода делах у него был. В конечном счёте, изрядно потрепав себе нервы и истратив денег куда больше, чем стоимость одного быка на московском торгу, он узнал всё, что требовалось. Сын боярский Роман Лобанов действительно ездил в 1525 году с посольством к его величеству Карлу Пятому, незадолго до того прибавившему к своим титулам короля Испанского и Римского ещё и титул императора Священной Римской империи; и он, означенный Роман Лобанов, действительно вернулся из путешествия с женой, еретицей Анной, коя вскоре приняла таинство святого крещения в истинную православную веру, получив имя Елены. Супругов нет в живых, однако, когда они покинули этот мир, установить точно не удалось; предположительно это могло произойти во время большого московского пожара в 1547 году, после коронации великого князя. Стрелецкий сотник Андрей Лобанов является их единственным отпрыском, оставшимся в живых.

    Сам он не женат, на воинской службе с шестнадцати лет, участвовал в походах на Казань (1552 год), на Астрахань (1556 год), воевал в Ливонии в 1558—1560 годах, награждён за оборону Лаиса, где был в осаде с отрядом полковника Кашкарова, также принимал участие в недавнем походе на Вильну и во взятии Полоцка...

    Всё это доктор Лурцинг изложил своим изысканным почерком на листе бумаги самого лучшего качества, свернул в трубку, перевязал зелёным шёлковым шнуром и, для пущего эффекта, подвесил к нему свою личную печать на хорошем белом воске. Покончив в этот день с делами (они с утра сочиняли с комтуром послание к Великому магистру, объясняя причины задержки в Москве и делясь своими соображениями относительно перспектив предстоящих переговоров) и укладывая бумаги в свой кожаный мешок, Лурцинг, словно что-то вспомнив, хлопнул себя по лбу:

    — Да, вот ещё что! — Он достал свиток в зелёном шнуре и подал послу. — Пусть господин барон прочтёт на досуге, мне тут удалось кое-что выяснить по поводу вашего родственника...

    — Неужели? — Фон Беверн сломал печать и, жестом предложив Лурцингу задержаться, углубился в чтение. — Чёрт побери, чёрт побери, — бормотал он, близоруко водя носом над строчками. — Поразительно, просто поразительно... Дорогой мой, я у вас в неоплатном долгу!

    — Помилуйте... я лишь исполняю свои обязанности.

    — Да, но как исполняете! Гром и молния, я ведь всерьёз и не рассчитывал на то, что нам удастся здесь что-то узнать о бедной Анхен и её потомстве... — Он взял со стола колокольчик, позвонил и, отцепив от пояса ключ, перебросил вошедшему слуге. — Якоб, вина! Ты знаешь какого — сегодня у нас праздник. Садитесь, дорогой Иоахим, мне тут не совсем понятно... Муж Анны, этот Роман, он именуется боярским сыном, значит, его отец был высокого рода?

    — Не обязательно. Дело в том, что русский термин «сын боярский» имеет несколько иной смысл. В сущности, это просто ленник, держатель небольшого лена на условии пожизненного воинского служения. Это отнюдь не значит, что его отец был, скажем, думским боярином.

    — Ах во-о-от оно что, — несколько разочарованно протянул комтур. — Ну ничего! Мой племянник, похоже, воинственный малый, а, Лурцинг? Впрочем, я тоже в шестнадцать лет уже воевал. Начал даже несколько раньше... и воевать, и одерживать победы иного рода, между нами будь сказано. — Он заулыбался, погружаясь в сладкие воспоминания, потом вдруг лицо его, слегка лошадиного склада, приняло выражение озабоченности. — Скажите, а вы его видели, когда он беседовал с этим нашим тараканом?

    — Мельком. Не могу сказать, что я обратил на него особое внимание, но помню, меня несколько удивил сам факт — стрелец, говорящий по-немецки...

    — Надеюсь, он не похож на татарина или, Боже упаси, на... могола?

    — О-о, нет!

    — Благодарение небесам. А то, знаете ли, среди московитов встречаются люди со столь странной внешностью, что невольно думаешь, осталась ли здесь в своё время хоть одна женщина, избежавшая внимания Тамерлановой солдатни.

    — Они все его избежали, — заверил Лурцинг. — Тамерлановой солдатни в этих краях не было, Тамерлан прошёл значительно южнее.

    — А, ну я просто спутал. Значит, это был Бату или тот, как его... Чингиз? Так, говорите, не похож?

    — Нет, нет, нисколько. Тот, помнится, светловолос, у него такая бородка. — Лурцинг сделал у подбородка округлый жест от одного уха к другому. — Вполне благообразный молодой человек. И прекрасно держится на коне.

    — Ну уж в этом, дорогой Иоахим, вы не судья.

    — Отчего же? Я могу выглядеть в седле самым жалким образом, но это не мешает мне верно оценить, как выглядит другой...

    Вошёл слуга с кувшином и двумя оловянными кружками.

    — Якоб, тебя никогда не называли ленивым животным? — спросил комтур.

    — Ваша милость всегда так меня называет.

    — И опять назову! Какого дьявола ты там возился так долго?

    — Замок не отпирался, — буркнул Якоб.

    — Врёшь, каналья, опять лакал из моих запасов. Пошёл вон!

    — Как будет угодно вашей милости... — Слуга удалился, лениво волоча ноги.

    — Экая скотина! Знаете, я заметил тревожную вещь. — Фон Беверн разлил вино и протянул кружку Лурцингу. — Ваше здоровье, дорогой Иоахим! Я заметил тревожную вещь: слуги здесь совершенно отбились от рук. Якоб, подозреваю, просто хочет улизнуть.

    — Это был бы не первый случай.

    — Но, ради всего святого, объясните мне, отчего канальи бегут именно здесь? Чтобы остаться в этой дикой стране?

    — Ничего удивительного, — сказал Лурцинг. — Страна дикая и малопривлекательная, это верно, но вы забываете, что здесь любой иностранец может фантастически обогатиться, потому что великий князь даёт им привилегии, каких нет у туземцев. Винокурение, к примеру, московитам это строжайше запрещено, иностранцы же легко получают разрешение и открывают питейные дома. Говорят, трудность лишь в том, чтобы как-то более или менее правдоподобно объяснить своё появление. Разумеется, если беглец скажет, что сбежал от хозяина, его вернут силой. Но если парень не глуп, он проберётся к ближайшей границе и там, назвавшись любым вымышленным именем и подкупив порубежную стражу, выправит себе документы, подтверждающие, что он прибыл, скажем, из Риги или Кёнигсберга, дабы поступить на службу к великому князю. И дело сделано. С такой бумагой его примут весьма охотно и даже наделят каким-нибудь небольшим владением. Московиты весьма недоверчивы к своим, но иностранцам доверяют вполне — как это ни нелепо. В разумно устроенном государстве должно быть наоборот!

    — Да, поистине странно... Недаром мне говорили, что сам чёрт не разберёт, что творится в голове у московита.

    — Я не уверен, что и сами московиты это знают! Бог с ними, впрочем, если позволите, я хотел бы выпить за здоровье вашего племянника.

    — Да, Иоахим, его здоровье!

    Они опорожнили кружки, помолчали, потом посол сказал:

    — Мне всё-таки хотелось бы с ним встретиться...

    — Господин барон хочет сразу выложить карты на стол?

    — Не обязательно сразу, но рано или поздно... вероятно, придётся. Как, по-вашему, он может к этому отнестись?

    Лурцинг подумал, пожал плечами:

    — Трудно сказать... Если вы не станете склонять его к отъезду...

    — Нет, зачем же!

    — Тогда, я думаю, он воспримет новость довольно спокойно. Нет ничего удивительного в том, что у его покойной матери остались где-то родственники, он мог это предполагать... Вот только устроить вам свидание... боюсь, это не так просто при здешних порядках. Впрочем...

    Он замолчал, быстро вертя большими пальцами сложенных перед грудью рук. Посол снова взялся за кувшин:

    — Выпьем, и поведайте мне, какая ещё хитрость вас осенила. Когда вы так крутите пальцами, это обычно означает усиленную работу мысли — знаю по собственным наблюдениям.

    — Нет, я просто подумал... Ваше здоровье, господин барон... Я подумал, что, судя по некоторым признакам, Посольский приказ получил указание не чинить нам ни малейших утеснений. Предполагаю, это связано с замыслом Иоанна возродить орден под своим протекторатом...

    — Этого никогда не будет! — Комтур стукнул кружкой по столу, расплёскивая остатки вина.

    — Да, но не в наших интересах заранее разочаровывать московита. Нрав всякого тирана переменчив, об этом писал ещё Светониус, и надо уметь использовать период благорасположения — хотя бы недолгий. Во всяком случае, в деле с племянником господина барона благорасположение великого князя может сыграть весьма положительную роль...
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Андрею уже как диво вспоминались недавние беззаботные деньки, когда он всё свободное от службы время волен был проводить как заблагорассудится — сойтись с однополчанами на пирушку, или целыми вечерами слушать нескончаемые байки Юсупыча о разных землях и обычаях, или махнуть с саадаком в поле — попытать охотничьего счастья на зайца ли, на лису, или на какую пернатую дичь. Выучившись от татар искусству лучной стрельбы, он на охоте почти никогда не пользовался огнестрельным снарядом, — на войне дело другое, там не забава, и без огненного боя не обойдёшься. Употреблять же его при полеванье представлялось ему недостойным. Хаживать с рогатиной на медведя Андрею не случалось, а всякая мелкая живность перед человеком больно уж беззащитна, чтобы ещё бить её пулей. Лук, думалось ему, всё же вроде уравнивает силы: у тебя руки, чтобы натянуть тетиву, да глаза, чтобы прицелиться, а у зайца — ноги побыстрее твоих, у дрофы — крылья вон какие... Каждому то, чем его вооружил Творец. Хотя, ежели разобраться, лук тоже измышление человеческое; да ведь не станешь зайца ловить голыми руками, будь он неладен! Эдак наохотишься...

    А теперь уже думать об этом не приходилось. Ни в поле выехать, ни с приятелями шумно посидеть за братиной хмельного мёда, ни с мудрым (хотя и злоязычным) арапом побеседовать. Как назло, больше стали донимать службой, так что и времени свободного стало не так много, а его приходилось делить между фрязинским подворьем и собственным у Пречистенских ворот, где уже вовсю стучали топоры. Может, он по невежеству в строительном деле и зря клал охулку на своих плотников, работали-то они вроде споро и ладно, да всё ему казалось, что больно уж медленно наращиваются венцы сруба. Дом рубили просторный, в два жилья на жилом же подклете (для прислуги, как у Фрязина), и ещё мыслилась наверху надстройка, но с нею можно было и повременить год-другой. Конюшню, поварню и мыльню ставили опрично, подале от главной избы, места было довольно — двор Лобановым нарезали ещё при покойном государе, тогда на Москве было не в пример нынешнему куда просторнее и на землю особо не скупились. В ширину спереди — по улице — двор простёрся аж на шестнадцать саженей, расширяясь к задней стороне до девятнадцати, в длину же насчитывал все двадцать пять.

    Бывало, распаляясь, Андрей и криком кричал на артельного старосту, и плату сулился поднять сверх того, о чём рядились, но Пахомыч только посмеивался: «Да будя те, хозяин, чё пуп-то надрывать, сказано — к Покрову подведём под стропила, а там уж с Божией помощью...» Никита Фрязин, заглядывая время от времени, тоже успокаивал: работают, мол, как надо, плотницкое дело тоже штука умственная, поспешишь — людей насмешишь. Тебе-то что, думал Андрей, небось ещё рад оттянуть свадьбу, с дочерью расставаться кому охота...

    Условие же будущий тестюшка поставил твёрдое: до свадьбы чтоб дом был под кровлей. Оно конечно, справедливо — что же это за жених, если молодую некуда привести, — однако же мог и войти в положение. Ну не думал раньше, не гадал, что ж теперь-то им терзаться! Могли бы пока и в её родительском доме пожить, покуда свой достроится, так нет: не положено, дескать. Ишь каким стал ревнителем старых обычаев!

    Чтобы не оставлять стройку без хозяйского присмотра, Андрей собрался было здесь и поселиться, велев привести в порядок сторожку; но это оказалось невозможным, ибо огородник развёл в ней такую несметную силу клопов да тараканов, что покончить с ними можно было, лишь спалив всё дотла.

    Так что пришлось пока оставаться у Ховрина на Яузе. Ключница не скрывала своего удовлетворения изгнанием «Юсупки», хотя раньше они вроде бы и ладили между собой. Когда Андрей напомнил ей об этом, Федотовна недовольно поджала губы и ответила загадочно: «Арап, батюшка, он и есть арап». Возразить было нечего.

    Сам «Юсупка» как сквозь землю провалился. Андрей пригрозил тогда обойтись с ним нечестно, буде тот попадётся ему на глаза, но втайне ему всё чаще хотелось, чтобы однажды вернуться вот так домой — а арап сидит в своём углу возле печи, будто никуда и не уходил. Он то снова вскипал гневом, припомнив, как тот порочил и поносил Настю, то искал ему оправдания: он и в самом деле её не знает, мог сдуру вообразить себе невесть что, старики ведь — дело известное — подчас становятся гораздо глупыми... Хотя про Юсупыча этого не скажешь. Тут, пожалуй, другое: жёны ему, похоже, изрядно в своё время насолили, так мудрено ли было озлиться на всех. А то не женись на четырёх сразу! Ещё, поди, и наложниц имел несчётно, старый блудяга...

    Словом, как бы там ни было, а без Юсупыча, что греха таить, стало скучно. А какие он дивные рассказывал сказки! Некой арапской царице за Бог весть какую провинность велели отсечь голову, она и говорит царю: дай, мол, я на прощание сказку тебе расскажу; а царь тот мучился бессонницей, заснуть мог лишь под утро, и всю ночь его надобно было развлекать — песни ли петь, на гуслях ли играть, сказки ли рассказывать, — он сдуру и согласись. Так царица морочила ему голову своими сказками аж три года: дойдёт к утру до самого занятного, царь, засыпая, и велит своим палачам её не трогать — чтобы, значит, вечером сказку досказала... Сказки те Юсупыч знал наизусть все до единой, каких только там не было, — и потешные, и страшные, и охальные... Нет, со старичком было не соскучиться!

    Ему вдруг вспомнилось, что Юсупыч хаживал на годуновское подворье обучать мальца; может, там знают, куда подевался? Но постельничий, будучи спрошен насчёт исчезнувшего арапа, только руками развёл:

    — Сам думал у тебя спросить, чего к Бориске-то не приходит. Тот уж давеча пытал меня, куда, мол, девался дед Юсуп, сулился про Иракла рассказать, а сам пропал... Так он что, утёк, што ль, от тебя?

    — Да вот... Признаться, маленько мы с ним повздорили, может, и зря...

    — Ну, повздорили — то не причина. Или ты сам его прогнал?

    — Не то чтобы прогнал... Так, припугнул маленько...

    — Это как же понять — припугнул?

    — Да ну, пустое... Ну сказал, что пришибу, мол, ежели где увижу. Осерчал я на него, ясное дело, а кто бы не осерчал? Он ведь такое понёс, что...

    — На тебя, што ль?

    — Да кабы на меня, — нехотя проговорил Андрей. — Ну ладно, чего о нём толковать. Пропал так пропал, и Бог с ним. Мыслю, прирезали его где... может, сдуру в кабак забрёл, а там долго ли до греха.

    — Окстись, чего ему в кабаке-то делать, непьющему!

    — Какой он, к чёрту, непьющий, ихнему брату фряжское заказано, так он хлебным не брезговал. А уж до медов охоч! Вишнёвого, бывало, так насосётся, что тут же за столом и уснёт.

    — За столом — это что. Иного и под стол потянет, — заметил Годунов. — Ну там зарезали аль нет, а искать его тебе нечего. Мог и с купцами съехать — с перскими, с кизылбашскими, мало ли их тут бродит. Единоверцы, как-никак! Да он, помнится, и сказывал однова, что хотел бы перед смертью родные края повидать... Оно понятно — хоть и нехристь, а живая душа всё ж таки.

    — Бог с ним, — повторил Андрей. — А я ведь его, можно сказать, спас — у казаков тогда отбил, они уж его чуть было не порешили. Верно, не надо было.

    — Вот это ты зря! Доброе дело сделал, так никогда о том не жалей.

    — Да я теперь и сам не знаю, доброе ли, — раздумчиво сказал Андрей. — Старичок-то оказался зловредный...

    — Доброе, доброе, не сомневайся! Спас человека от смерти — дале уж не твоя забота, злодей он аль праведник. Иисус, когда расслабленного исцелял, не спросил ведь, кого это там на вервиях с подволока спущают, не разбойник ли, мол... А то ведь иного исцелишь, а он потом такого натворит, что лучше бы уж оставался расслабленным. Нет, ты не сомневайся, — повторил Годунов. — Доброе дело, оно не только на том свете вознаграждается, только жалеть о нём не надо. Как пожалеешь — так, считай, и не было ничего, вот ты с пустыми-то руками и остался.

    — Ты, боярин, о добрых делах будто о товаре каком рассуждаешь — будет ли, мол, прибыль аль нет... Да и не слыхал я, чтоб оно тут вознаграждалось... иное у всех на виду: кто к государю приближен и милостями осыпан сверх меры? Неужто те, кто добрыми делами прославился? Про Челяднина, Ивана Петровича, никто дурного слова не скажет — так он, вишь, уже в опале, уже чем-то не угодил! Басмановы же — в чести, а Скуратов, сыроядец этот, за что обласкан? Уж не за то ли, что в Полоцке наших утеклецов, коих там схватили, сам в прорубь метал, связавши по рукам и ногам...

    — Ты вот что, — строго, повышая голос, перебил Годунов, — ты этих дел не касайся! Кого великий государь милует и за что — не нашего ума дело. На то его царская воля. Касаемо же того, что и когда вознаграждается, одно скажу: не суди поспешно. Иной раз награда приходит не оттуда, откуда ждал... да и не сразу, иначе был бы человеку соблазн. Сам помысли: ежели бы всякое доброе дело вознаграждалось немедля, чем бы тогда праведник отличался от корыстолюбца? Тогда бы и корыстолюбец добрые дела делал!

    — В чём же тогда соблазн? Напротив, стали бы все праведниками — чего ж лучше...

    — Так ведь праведниками мы стали бы не того для, дабы жить как заповедано от Бога, но токмо корысти ради. Что ж тут праведного? Это здесь, земным судом, судят нас по нашим деяниям, когда же там, — Годунов указал пальцем на пестро расписанный травами потолок, — предстанем перед Судией, то Он уж судить станет не деяния, но помыслы. Милостыню-то убогому иной из жалости подаст, а иной — дабы покичиться, вот-де какой я щедрый да сердобольный, сам и гляди — можно ли их одною мерою судить? Хорош «праведник», ежели он добро творит награды ради... И более того скажу: Господь тем и отличил нас от скотов, что дал волю грешить, не принуждая к добру. Бессловесные твари греха не ведают, потому и не грешат; так что ж они — святые? Святым человек по своей воле становится, отринувши грех и избрав путь добра. А коли нет выбора, то нет и заслуги в безгрешности.

    Андрей помолчал, усмехнулся, почесав в затылке.

    — Мудрёно рассуждаешь, боярин, — сказал он. — Выходит, что ж, Господь сам даёт нам грешить, вроде как приманку подсовывает... клюнет аль не клюнет? Так это ж и есть искушение...

    — Не искушение это, но испытание! Испытывает нас Господь, отсеивает зёрна от плевел, как же иначе? Ступай, ступай, а то вовсе тут до ереси какой договоришься. Ишь ты каков — Господь его искушает!

    Андрей ушёл от Годунова, ничего не узнав про исчезнувшего Юсупыча и придя в немалое замешательство от рассуждений постельничего о свободе греха. На Пречистенке, куда заехал глянуть, как идут работы, застал Никиту, показывающего артельному старосте новую свою придумку — какое-то хитрое приспособление, чтобы выбирать в бревне продольный паз. Пахомыч слушал, смотрел, одобрительно кивал, но потом объявил, что всё это баловство и ни к чему.

    — Да как же ни к чему, — возражал Никита, — возьми сам испробуй — видишь ведь, оно и быстрей, и легше, да и управится с ним любой. Вручную-то такой паз не всякий ровно и выберет, непременно наперекосяк поведёт, ежели нету навыка. А тут хоть мальчонку вон того поставь, что щепу у вас собирает, он и сделает не хуже заправского плотника...

    — Вот то-то и оно, — сказал Пахомыч. — Сделать он сделает, а плотнику от того обида — соображаешь? Придумать-то всё можно, дурное дело не хитрое. Можно и такое придумать, что само будет брёвна на брус да доску распущать — знай подсовывай да оттаскивай...

    — Придумали уже, — сказал Фрязин, — от водяного колеса работает, наподобие мельницы. Видал и такое в чужих краях.

    — То-то что в чужих! А нам оно без надобности, от лукавого это. Кому наше плотницкое дело ведомо, тот по старинке пилой да топором обойдётся, безо всяких этих басурманских хитростей. Родитель у меня, царствие ему небесное, топором ложку мог вырезать, а ты говоришь...

    — Ладно, ладно, — отмахнулся Никита, — по мне, хоть шилом пазы выбирай, дело хозяйское... Экой народ бестолковый, — с досадой проговорил он, отходя с Андреем в сторону, — показываешь ему, объясняешь, что удобнее так и сподручнее, казалось бы, возьми да сам попробуй! Так нет — упёрся бараном: нам-де без надобности, мы по старинке привычные... Родитель его, вишь, топором ложки резал — эка премудрость, нашёл чем бахвалиться. «По старинке»! — передразнил он, всё ещё не остыв от спора. — Всё у них, дьяволов, по старинке... Москва уж который раз по старинке выгорает дотла, — даже этому не научились у иноземцев — каменное строение ставить.

    — И каменное горит, — заметил Андрей. — Вон, пол-Ливонии выжгли — ещё как полыхало.

    — Вестимо, горит, ежели нарочито поджечь! А тут искра из трубы вылетела, и готово... то-то летом по посадам печей топить не велят. А ты чего припозднился? Они тебя вроде с утра ждали.

    — Заезжал там... думал, может, что про арапа своего узнаю.

    — Не воротился арап? Да теперь-то уж навряд и воротится... видно, крепко ты его припугнул. Слышь, а к Елисею не мог он податься?

    — К какому такому Елисею?

    — Ну к какому же, к лекарю государеву.

    — Да откуда, чего ему там делать...

    — Мало ли чего! Ты вроде сказывал, он и травы ведает, и в зельях смышлён... И опять же обое — басурмане, чего бы им не снюхаться. Я почему спросил — был давеча наверху, так из челяди один хвастал, будто послан был в Елисеевы покои и видел там ещё одного колдуна, вроде двое их теперь. Плодиться, вишь, стали! Так я вот и думаю: то ли Елисей себе в подмогу из тех краёв кого выписал, то ли это у него твой утеклец пригрелся. Он из себя-то каков? Тот, у Елисея, вроде хилый и с сутулинкой, ликом тёмен, а нос клевцом. И ростом невелик.

    — Хилый, говоришь? И ростом невелик? Похоже, и впрямь Юсупыч, — с сомнением в голосе сказал Андрей. — Ну ежели он к Бомелию притулился... не зря, выходит, я его пришибить хотел, ладно, может, ещё попадётся он мне, гнуснец, тогда уж не уйдёт, ужо я ему покажу кузькину мать!

    — И то, — одобрил Никита. — Неплохо бы обоих сразу и прищемить. Ну, пойду я. Ты-то когда навестишь, зятёк?

    — Да недосуг всё. И что толку — придёшь, а Онуфревна ваша сидит тут же, глаз не спускает — стережёт, как змей седмиглавый.

    — Такое уж её дело, на то и мамка. Не наедине же вас оставлять.

    — Что ж это ты, Никита Михалыч, — с ехидством сказал Андрей, — Пахомыча коришь, что по старинке работает, а сам живёшь по старинке! Ты бы уж дочь в терему держал, за тремя замками.

    — Ну не тебе жаловаться, — Никита блеснул зубами, подмигнул. — Только через тын боле не прядай — без портков останешься, кобель там теперь на привязи.

    — Ну, спаси Бог, запомню. Настасья Никитишна здорова ли?

    — Здорова, что ей сделается! Дури только много, ну да это уж скоро не моя будет забота...
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Никита Фрязин был прав — беглый арап действительно поселился у Бомелия и даже, как ни трудно было ожидать этого от никому не доверявшего лекаря, скоро стал пользоваться у него определённым доверием.

    С Годуновым они долго обдумывали, как устроить первую встречу, и решили, что явиться с предложением службы было бы неосторожно, ибо могло вызвать подозрения. Разумнее было избрать другой путь: бить челом о протекции. Елисей был честолюбив, и обращение за помощью не могло не расположить его к просителю независимо от того, мог ли он (и хотел ли) ему помочь.

    Расчёт оказался безошибочным. Придя к царскому колдуну утром, когда тот, по свидетельству слуг, обычно находился в наименее злобном расположении духа, Юсупыч, иждивением постельничего одетый в не слишком поношенное немецкое платье, обратился к Бомелию по-латыни, уважительно назвав его «вир гоноратус эт иллюстриссимус». Колдун был приятно удивлён и на том же языке осведомился, кого имеет честь принимать в своём жилище. Бомелиева латынь, как с удовлетворением понял Юсупыч, была не намного лучше его собственной, но как средство общения — для начала — вполне годилась.

    — Я всего лишь бедный странник из Магриба[15], которого жестокая судьба забросила в эту негостеприимную землю, — объяснил он смиренно. — В Европу я прибыл с надеждой найти применение моим скромным познаниям, но Всемилостивейшему не угодно было ниспослать мне удачу в делах...

    — Какого рода познаниям хотел ты найти применение в Европе? — спросил Бомелиус.

    — Они действительно скромны. Не дерзну назвать себя знатоком фармакопеи, но некоторые травы и снадобья мне случалось применять не без успеха.

    — Так, так, — пробормотал лекарь, глядя на посетителя уже с подозрением. — И чего же ты хочешь от меня — поступить на службу?

    — О нет! — Юсупыч выставил перед собой ладони. — Осмелился бы я? Господин, мне надо уехать из этой страны, но я здесь как бы пленник: меня схватили в Ливонии, где я пользовал одного рыцаря, и заставили лечить московитов, а потом привезли сюда — я так и не понял, в качестве кого. Меня держал в услужении некий стрелец, истинный варвар, и я от него сбежал. Видишь, я ничего не утаиваю! Да, теперь я беглец, горе мне, а кто же выпустит из этой ужасной страны беглеца? Меня сразу схватят на рубеже, я слышал, что порубежная стража здесь свирепа, как нигде в христианском мире. Господин, сделаю ещё одно признание: я правоверный, исповедую закон Магомета.

    — Я догадался, — кивнул Бомелиус. — В Магрибе, полагаю, не так много христиан.

    — Ты прав, о мудрый, их там совсем немного. Тебе не омерзительно присутствие мусульманина?

    — Нисколько, я в этих вопросах более чем терпим. Объясни, однако, чего ты от меня хочешь.

    — Всего лишь позволил себе надеяться... Учитывая твоё высокое положение при здешнем повелителе, — Юсупыч прикрыл глаза и поклонился с прижатой к сердцу ладонью, выказывая почтение и к повелителю, и к своему могущественному собеседнику, — может быть, я осмелился бы попросить снабдить меня охранной грамотой для выезда за рубеж?

    — Но этим ведает Посольский приказ, если не ошибаюсь.

    — Ты, как всегда, прав, но посуди сам, кто же в этом приказе станет разговаривать с безродным чужеземцем, да ещё пленным из Ливонии, да ещё беглецом, которого наверняка уже разыскивает его звероподобный хозяин? Вот если бы я пришёл туда с бумагой от твоего великолепия, где было бы написано, что ты хочешь послать меня во владения султана ли, императора ли — это несущественно — для покупки редких снадобий, кои тебе необходимы...

    — Нужные снадобья я обычно заказываю через купцов, это известно. В Посольском приказе немало удивились бы моему намерению послать с такой миссией случайное лицо.

    — Почему «случайное»? Ты можешь представить меня как своё доверенное лицо...

    — Послушай... И кстати, как тебя зовут?

    — Моё ничтожное имя, о великолепный, — Абдурахман ибн-Юсуф.

    — Первое слишком необычно для христианского слуха, а второе, если не ошибаюсь, означает «Иосиф»?

    — Так звали моего почтенного отца.

    — В таком случае тебя не обидит, если я и тебя буду звать так же. Так вот, Иосиф, ты плохо знаешь здешние порядки, если думаешь, что московитов так легко провести. Им хорошо известно моё окружение, и они сразу спросят себя: откуда вдруг взялось это «доверенное лицо»? Здесь живёт самый недоверчивый народ в мире, они подозревают всех вокруг себя, и отчасти это объяснимо, поскольку они же — народ и самый предательский, все доносят друг на друга по малейшему поводу, а то и вовсе без повода, просто чтобы сделать зло соседу или приятелю.

    — Тогда ты понимаешь, почему я хочу покинуть эту страну!

    — Понимаю и не намерен тебя отговаривать, но едва ли смогу помочь. Соглядатаи наперечёт знают моих слуг, впрочем, эти слуги и сами соглядатаи... здесь так принято. Если кто из местных нанимается служить чужеземцу, его тотчас обязывают неукоснительно доносить обо всём, что он увидит и услышит в доме своего хозяина. Так что я никак не могу выдать тебя за моё доверенное лицо. Другое дело, если бы ты какое-то время у меня прослужил...

    — Горе мне! — воскликнул Абдурахман ибн-Юсуф.

    — ...это могло бы решить проблему, — продолжал Бомелиус. — Если ты действительно сведущ в фармакопее, я мог бы сделать тебя своим... ну, скажем, апотекарием... и со временем, когда тебя действительно будут знать как моего помощника, почему бы тебе не поехать куда-нибудь по моему поручению. Это, я думаю, нетрудно будет устроить. Но не сейчас.

    — Горе мне, — повторил Абдурахман, — видно, умереть здесь предначертано в книге моей судьбы. А против воли Всемилостивейшего мы бессильны! Прости, о мудрый, что отнял твоё драгоценное время...

    — И что же ты намерен делать?

    — Попытаю счастья у персидских купцов, вдруг кому-то понадобятся мои услуги — хотя бы как толмача.

    — Но почему тебя не заинтересовало моё предложение?

    Абдурахман уставился на него изумлённо:

    — Прости... какое предложение?

    — Поступить на службу ко мне, я же сказал.

    — Но я... я не понял это как предложение, о великодушный! Мне подумалось, что ты просто упомянул об одной из возможностей — если бы...

    — Нет, почему же. Мне действительно нужен помощник, которому я мог бы доверять приготовление несложных снадобий. Разумеется, надо проверить твои знания, но если ты мне подойдёшь — почему бы и нет? Тогда, повторяю, по прошествии некоторого времени я смогу помочь тебе уехать отсюда... если не передумаешь.

    — Твоё великодушие не знает границ!

    — О нет, я не великодушен, — Бомелиус усмехнулся, — но я умею ценить верную службу. Думаю, ты не пожалеешь, что поступил ко мне...

    — Надеюсь не дать и тебе повода раскаяться в том, что дал пристанище бездомному! Однако, если, как ты говоришь, вкруг тебя множество соглядатаев, то не возбудит ли их нечестивого любопытства моё появление под твоим кровом?

    — Не возбудит. Твоё появление вполне объяснимо: в Москву ты прибыл с караваном купцов, подданных шаха или султана, здесь тебя обобрали и едва не убили уличные разбойники, так что купцы уехали без тебя. А я нанял тебя на службу — всё правдоподобно...

    Раскаиваться в проявленном великодушии Бомелий начал немедленно, едва вызванный домоправитель повёл магрибинца в отведённую каморку. Доктор и сам не понимал, что это вдруг на него нашло; когда нежданный гость объявил о своём знакомстве с травами и снадобьями, сразу возникло подозрение, не хочет ли тот втереться к нему, царскому лекарю, в помощники. Такие попытки уже делались, и не раз, со стороны разных проходимцев — англичан, немцев, голландцев, — но он всегда пресекал их самым решительным образом. Однако на сей раз подозрения тут же рассеялись, едва магрибинец изложил свою просьбу. Хотя почему рассеялись — непонятно. Просьба помочь с отъездом из Москвы могла быть уловкой. Может быть, она ею и была?

    Бомелий подивился сам себе, но решил, что столь необычный приступ доверчивости неспроста: может быть, это какой-то перст судьбы. Он так часто морочил людям голову своими «предсказаниями», что постепенно и сам проникся суевериями и стал верить, как выражаются московиты, и в сон, и в чох, и в вороний грай. В частности, он проникся уверенностью в том, что предназначен к каким-то необычным свершениям, и соответственно этому стал истолковывать всё, что бы с ним ни происходило. Именно так истолковал он и появление неведомо откуда взявшегося магрибинца: Магриб издавна славен по всему Средиземноморью как исконная земля магов и колдунов (здесь, в Московии, такой же доброй славой пользуется Корела с её волхвами, но, понятно, куда ей до Магриба). Мог ли он, «царский колдун», устоять перед искушением — взять себе на службу заморского чародея?

    И всё-таки некоторые сомнения оставались, и доктор Бомелиус сам немало дивился упорству, с каким он их в себе подавлял. Обычно бывало наоборот: едва возникало малейшее подозрение, он уже никогда больше не доверял этому человеку полностью, даже если подозрение потом ничем определённым не подтверждалось, так и оставшись смутной догадкой. Это было одним из главных жизненных правил доктора Бомелиуса: видеть возможного предателя в каждом, с кем имеешь дело, даже если он и не вызывает подозрений, если же вызывает — считать его смертельным врагом.

    Но разглядеть врага в магрибинце он почему-то не хотел. Хотя понимал, что это неразумно и неосторожно: сарацинский пёс мог быть подослан к нему кем угодно и с какой угодно целью, у него было здесь немало врагов — хотя бы те проходимцы, что безуспешно пытались втереться к нему на службу (несомненно, для того, чтобы потом при случае оклеветать перед великим князем).

    Впрочем, с какой целью могли заслать к нему этого неверного? Бомелий не собирался посвящать его в свои тайны, а если предположить в нём отравителя, то какой же дурак подсылает с такой целью незнакомца...

    Прежде всего, однако, следовало выяснить, действительно ли магрибинец может стать помощником, или он просто невежественный шарлатан. С проверкой Бомелий не спешил — два дня не вызывал к себе пришельца, словно забыл о его существовании, а потом велел привести в лабораториум. Войдя, Абдурахман отвесил хозяину почтительный поклон и огляделся, не выказывая удивления при виде диковинных инструментов и подвешенных к потолку гадов.

    — Приходилось ли тебе пользоваться алембиком? — спросил Бомелий.

    — У нас был поменьше, — сказал Абдурахман, глянув на очаг с вделанным в него перегонным кубом. — И несколько иной формы, — добавил он, подойдя ближе. — Шлем был выше, а трубка изогнута круче... вот так. Вероятно, этот предназначен для жидкостей более высокой летучести?

    — Он годится для разных жидкостей, надо лишь хорошо следить за нагревом. Всё дело в огне.

    — Ты прав, о мудрейший, — согласился магрибинец. — Умело поддерживать огонь, чтобы не дать составу вскипеть или переохладиться, — это требует умения.

    — Ты что же, — Бомелий усмехнулся, — тоже охотился на красного льва[16]?

    — Так далеко не простиралась моя дерзость, я не помышлял даже о белом! Нет, господин, я всего лишь пробовал изготовлять некоторые лечебные составы. В известных случаях неживая природа способна врачевать человеческий органон не хуже трав. Возьми серу, Меркурий, некоторые другие металлы...

    — Похоже, ты следуешь учению Парацельса?

    — И у глупца могут быть верные мысли!

    — Это Парацельс — глупец?

    — Мои слова покажутся тебе дерзкими, — смиренно сказал Абдурахман, — но ведь редко о ком можно сказать, что он определённо глуп или определённо умён. Гораздо чаще оба эти качества в равной мере определяют нашу способность мыслить и действовать. Парацельс, несомненно, высказал много верных мыслей, и прежде всего о спагирических способах врачевания, но та хула, которую он изрыгал против великого Авиценны! — Абдурахман в негодовании потряс воздетыми к потолку руками.

    — Ну ещё бы ты не защищал Авиценну, — заметил Бомелий. — Он, если не ошибаюсь, был твой земляк?

    — Не совсем так, но он тоже поклонялся Пророку. Не думаю, однако, что Парацельс хулил его по этой причине, ибо он не признавал также и Галена Пергамского. Всё дело в том, что Теофрастус был человек необузданного нрава и приходил в ярость, когда с ним спорили, ссылаясь на древние авторитеты...

    — Тебе случалось с ним встречаться?

    — Твой покорный слуга бывал на его лекциях, недолго.

    — В Базеле?

    — Нет, уже после того, как его оттуда изгнали.

    — Ну что ж... — Бомелий прошёлся по палате, остановился перед армиллярной сферой, передвинул несколько обручей. — А это тебе знакомо?

    — Боюсь, ты переоцениваешь мои ничтожные познания, о мудрый. Я имею некоторое представление о том, что это такое, но пользоваться подобным артефактом мне не доводилось. Признаюсь, я вообще слабо верю в возможность постичь все законы движения небесных светил, а также в то, что они могут влиять на наши судьбы...

    Абдурахман отчасти покривил душой. Представление об астрологии было у него немногим туманнее, чем у тех, кто успешно зарабатывает себе на хлеб составлением гороскопов, а уж конечно, он нисколько не сомневался, что Сатурн, Марс или Венера влияют на судьбу человека. Если на неё самым решительным образом может повлиять свалившийся с крыши кирпич, то почему бы не влиять Луне, чьё притяжение колеблет целые океаны?

    Однако говорить об этом вслух он поостерёгся. Достаточно и того, что обнаружил некоторые познания в медицине и даже изобразил себя чуть ли не учеником покойного Теофраста Бомбаста (коего в глаза не видел, хотя наслышан был немало, — да и кто не слышал про знаменитого на всю Европу скандалиста); представиться ещё и звездочётом было бы уже слишком. Бомелий явно заподозрил бы, что здесь что-то не так...

    — Тут ты не прав, — возразил колдун, — история знает много примеров, когда определённое расположение планет предрекало важные события. Смерть Калигулы была предсказана его астрологами, это записано в анналах. Впрочем, каждый волен верить или не верить во что угодно. Так кто, ты сказал, был твоим хозяином?

    — Некий стрелец, гнусным именем которого я не посмел бы оскорбить твой слух, даже если бы его помнил.

    — Как это «если бы»? Когда же ты успел его забыть?

    Абдурахман вздохнул, закатив глаза.

    — Варварские имена московитов никогда не задерживались у меня в памяти, — объяснил он, — поскольку все звучат одинаково безобразно. Да и к чему мне было знать имя моего мучителя? Я обращался к нему «хозяин» и не прислушивался, как звали его другие... его всегда пьяные товарищи по застольям.

    — Он много пил?

    — Он пил не просто много, он пил чудовищно — даже для московита. Он пил, как верблюд, прошагавший без капли воды от Басры до Алеппо... впрочем, такое сравнение оскорбительно для верблюда. А напившись, он — я имею в виду стрельца, не верблюда, — он становился просто бешеным.

    — Да, теперь я понимаю, почему ты сбежал, — задумчиво сказал Бомелий, снова одолеваемый сомнениями. Что-то уж очень магрибинец разошёлся в элоквенции. — Вероятно, тебе и плетей доставалось?

    Абдурахман чуть было не подтвердил и это, но вовремя спохватился: лекарь мог захотеть взглянуть на рубцы.

    — Благодарение Всемилостивому, нет. Бить он меня не бил, но словами оскорблял непрестанно. А как поносил моих родителей! Я не осмелюсь повторить тебе, что он говорил о моей матери, этой святой женщине. — Абдурахман горестно зажмурился и обхватил голову руками. — В своём неистовстве негодяй дошёл до утверждения, что был её любовником! И это при том, что, по моим подсчётам, этому нечестивцу было не более пяти лет, когда моя мать скончалась, к тому же он никогда не ступал своей гнусной пятой на землю Магриба!

    — А, не обращай внимания. — Бомелий махнул рукой. — Московиты постоянно говорят такое друг другу, это у них вроде приветствия. Ну хорошо, для начала тебе придётся поработать со ступкой. Умеешь с ней обращаться?

    — Ты шутишь, мудрейший, с этого начинает любой ученик!

    Так началась его служба у колдуна. Тот, надо признать, не обременял магрибинца работой — время от времени поручал одно истолочь, другое перетереть и просеять, третье отварить. Прошла неделя, другая. К лекарю часто приходили, но с посетителями он всегда запирался, отослав Абдурахмана прочь; такого оборота дел они с Годуновым не предвидели, — похоже, ему так и не удастся узнать тут что-либо заслуживающее внимания.

    И вдруг всё изменилось. Однажды Абдурахман был оставлен в лабораториуме с поручением убрать и навести порядок (служителей-московитов Бомелий сюда и близко не подпускал). Обметая паутину с потолка, он невзначай задел один из проволочных крючков, на которых висело большое — в сажень меле краями растянутых вширь плавников — чучело искусно высушенного ската, и огромная рыбина закачалась над столом, скособочившись и едва не обломив об потолок свой длинный, изогнутый крючком змеевидный хвост. Абдурахман вскарабкался на стремянку и уже почти повесил чучело на место, когда заметил прямо над ним нечто вроде круглой заслонки, слегка отошедшей от потолка. Он стал прилаживать её на место, но заслонка вывалилась ему в руки — за нею было круглое отверстие, вероятно устье уходящей вверх трубы.

    Приделанная к заслону жестяная обечайка, набитая паклей, сильно проржавела и погнулась, оттого плохо держалась в трубе. Абдурахман выправил её, сколько смог, и отвёл рыбину чуть в сторону, дабы не мешала закрыть потолочное отверстие, — как вдруг оттуда, из трубы, донёсся до его слуха знакомый кошачий вопль, отдалённый, но отчётливо слышный и, главное, узнаваемый. Так хрипло и надрывно мог орать только управителев Васька, снова угодивший в чердачную каморку Абдурахмана.

    Дверь там была без щеколды и легко открывалась, если нажать снаружи. Это кот умел, хотя непонятно, что привлекало его в самой каморке, — мышей хватало повсюду. А вот выйти наружу у Васьки не получалось: дверь была слегка перекошена и сразу закрывалась сама, а потянуть её на себя смекалки у кота не хватало. Попавшись в очередной раз, он принимался орать на весь чердак, однако в нижних покоях его было не услышать, и Васька иной раз оставался в узилище целый день, покуда не вернётся Абдурахман.

    Сейчас, однако, его слышно... Выходит, труба где-то рядом с каморкой? И должна быть в ней плохо заделанная дыра, иначе звук не доходил бы так ясно. Абдурахман задумался, подвешивая ската в прежнем положении. Устье трубы оставил открытым, положив заглушку на брюхо рыбины — словно она сама туда вывалилась. Бомелий в тот день был у государя, обычно он оставался там надолго. Спустившись со стремянки, Абдурахман оглядел подвешенное чучело со всех сторон — лежащей на нём заслонки не было видно ниоткуда. Своды здесь были невысоки, и перевёрнутую кверху брюхом плоскую рыбу, дабы не мешала, подвесили под самый потолок, на расстоянии не более полуаршина. Виси она ниже, дыру рано или поздно заметили б.

    Поднявшись к себе, он выпустил ошалевшего в заточении кота и стал осматривать тёплую кирпичную стену, к которой каморка была пристроена. Здесь проходили дымоходы от разных печей на поварне и в жилых покоях, а также, надо полагать, от большого очага в лабораториуме. Одна сторона стены, однако, никогда не нагревалась; он давно это заметил, вероятно, там и должна была находиться лишняя труба — не дымовая, а просто служившая когда-то для вытяжки воздуха.

    Грубая кирпичная кладка стены была не оштукатурена, и Абдурахман без труда нашёл на холодной стороне то, что искал. Низко над полом была раньше небольшая отдушина, потом её заложили, но наспех, даже не потрудившись скрепить кирпичи известковым раствором. Осторожно вынув верхний, Абдурахман просунул руку в отверстие, потрогал кладку изнутри — сажи на пальцах не оказалось. Труба и впрямь была вытяжной. Но та ли это, коей устье раскрыто над чучелом ската в лабораториуме?

    Тем же вечером он убедился в верности своей догадки. Вернувшись из дворца в дурном расположении духа, Бомелий отослал его, сказав, что работать нынче не будут — ему-де надо сделать кой-какие записи. Велел только развести огонь в большом очаге. Сделав это, Абдурахман поднялся к себе и прилёг на пол возле отдушины. Оттуда явственно припахивало дымком (очаг в лабораториуме всегда после розжига некоторое время слегка дымил — покуда не прогреется дымоход), и, более того, было хорошо слышно, как шуршат бумаги и поскрипывает кресло Бомелия. Потом кресло скрипнуло громче, его отодвинули со стуком, и послышались неторопливые шаркающие шаги — то затихающие, то приближающиеся снова. У лекаря была привычка расхаживать по палате, что-то обдумывая. Вложив на место кирпич, Абдурахман поднял руки и возблагодарил Аллаха за необыкновенную удачу: в его распоряжении истинное «дионисиево ухо»!

    Годунову он про своё открытие ничего не сказал — просто из осторожности. Боярин не предал бы его, этого бояться было нечего, но как знать, воздержан ли он в питье или неистов, как прочие урусы. Ибо ничто так не опасно для сохранения тайны, как вино, — не зря Пророк запретил правоверным опьяняться; упившись до безумства, как подобает гяуру, Годунов вполне мог без всякого злого умысла выболтать про трубу в потолке кому попало. Поэтому Абдурахман пустил в ход выдуманную историю про некий шкаф в работной палате лекаря, заколоченный с лицевой стороны и имеющий тайную дверцу сзади: дескать, из того шкафа можно слышать, о чём лекарь беседует, хотя и не увидишь с кем. Боярин, простая душа, в несуществующий шкаф поверил и заклинал лишь сугубо опасаться, когда в нём сидишь, — чтобы не закашляться или расчихаться от пыли.

    Абдурахман приладил на дверь надёжную защёлку от кота (теперь, когда устье трубы было откупорено, не хватало только, чтобы Бомелий сам услышал Васькины завывания!), а над отдушиной вбил несколько гвоздей, чтобы завесить её одеждой. Хотя, пожалуй, эта предосторожность была излишней — слуги урусы сразу же признали в нём колдуна почище самого Бомелия, так что можно было не опасаться, что кто-либо отважится войти в его жилище и тем паче станет там осматриваться.

    Теперь всякий раз, когда Бомелий принимал кого-то в лабораториуме, отосланный к себе Абдурахман (его в таких случаях всегда отсылали) устраивался у отдушины и слушал.

    Правда, пока ничего достойного внимания услышать не довелось. Иногда приходили иноземцы, причём такие, чей язык он не мог даже распознать — то ли это был английский, то ли нидерландский, то ли какие-то германские наречия. С обычным верхненемецким Абдурахман справлялся без особых затруднений, а тут не знал, что и подумать. Порою навещали Бомелия и русские, но с ними разговоры были большей частью по разным торговым делам: лекарь, похоже, успешно богател не только благодаря щедрости своего августейшего пациента и не только поставляя заказчикам целебные зелья да гороскопы...
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Настя до сей поры не задумывалась, удачна её судьба или не очень. Как-то не приходило в голову задать себе этот вопрос, просто жила как живётся, а жилось, в общем, безбедно. Кое-что, понятно, огорчало: жаль было, что матушки увидеть не довелось, с отцом всё-таки не то. Хотя на него грех жаловаться, она и сама понимала, что живёт своевольно и вольготно, но при матушке было бы как-то... теплее, что ли. Тятя, хотя и балует её непомерно, в повседневном общении суров, на ласку скуповат, а поговорить с ним по душам Насте и помыслиться не могло. Поговорить по душам можно было либо с Онуфревной, либо с кем-то из дворовых девиц, но мамка уже явно выживала из ума, девицы же — по большей части — в ум ещё не вошли, хотя и знали многое из того, о чём Насте приходилось только догадываться.

    Конечно, так было прежде — покуда не появился в её жизни стрелецкий сотник. Теперь уж и поговорить стало с кем, и к кому приласкаться, да и вся жизнь сделалась в одночасье какой-то иной: расцветилась невиданно. Но и забот да страхов было теперь не в пример больше. Сколько она натерпелась, когда Андрея услали в Дикое поле, чего только себе не напридумывала, каких страхов не навоображала! А ведь он — ратник, не посадской ремесленник аль купец, значит, и впредь жить будет не по вольному своему хотению, а как сверху велят. Двенадцатый год уж так живёт, от самого Казанского похода, так неужто откажется от воинского обычая того лишь ради, чтобы жёнке угодить? Быть такого не может, а коли и могло бы — Настя уж и не знала, хотеть того или не хотеть. Спокойнее жилось бы, это верно, а с другой стороны... Мужу от Бога указано быть воином, а торговать или рукомеслом каким заниматься — это и баба сумеет. Хотя, конечно, не всяким; оружейники, бронники и вообще кузнецы были в понимании Насти людьми тоже наполовину воинскими — не зря им, случись где какая брань, приходится идти вместе с ратниками. А вот на купцов она поглядывала сверху вниз, это людишки и вовсе третьего разряда. Многие из них жили богато, иные уже и каменные палаты наловчились себе ставить не хуже боярских, да разве в богатстве дело...

    Когда отец сказал, что Лобанов к ней сватается и вроде бы нет причин ему отказать (разве что, с подковыркой добавил тятя, есть у неё на примете кто иной), у Насти впервые промелькнула мысль о том, что живёт она как-то не так, как живут другие, — очень уж ладно всё у неё получается. О замужестве, как и большинство её сверстниц, она доселе думала отчасти с ожиданием и надеждами, а отчасти со страхом. И трудно сказать, чего было больше. Замуж в Москве выдавали не по любви, тут совсем другие находились у родителей соображения, а молодых не спрашивали, да они, как правило, и не видели друг друга до самого дня свадьбы. Так что замуж идти было почти то же, что жребий тянуть: повезёт, так вытянешь счастливый, ну а коли нет — ничего не поделаешь, знай терпи...

    Познакомиться с женихом до свадьбы, да ещё полюбить его, было для московской девушки удачей необыкновенной и очень редкой. В иных краях, слыхала Настя, было иначе — об этом и тятя однажды проговорился, а больше рассказывал Андрей, побывавший в Ливонии и Литве. Там, говорил он, живут куда вольнее, парни и девушки вместе бывают на всяких праздниках, знакомятся, и каждая может приглядеть себе дружка — хотя, понятно, и там против родительской воли не идут, случается всякое. Бывает, кого и выдадут насильно, а кого, напротив, разлучат против воли, но по большей части спрашивают согласия и невесты, и жениха. Москвичкам о таком оставалось только мечтать.

    Они и мечтали. Мечтали все Настины подружки, и она сама тоже мечтала. Сколько раз ей, бывало, представлялось необыкновенное: поедут, к примеру, в лес по грибы, а там она отобьётся невзначай от остальных — и вдруг зверь какой объявится, медведь аль сохатый (сохатые, тятя сказывал, тоже гораздо бывают свирепы). Тут бы ей и пропасть, не появись следом за зверем добрый молодец... Что ж тут дивного? Охотник мог ведь идти за добычей по следу, вот и подоспел в самый последний миг. Она, понятно, успела тем временем сомлеть с перепугу и опамятовалась уже у него на руках, как он выносил её из лесу. Могло же такое быть? Понятно, могло, и неужто после такого тятя отказал бы ему в сватовстве!

    Представлялись и разные другие случаи, война к примеру, татарский набег; возьмут её поганые сыроядцы в полон — а он догонит и отобьёт. Или того проще: редко ли Москва горит, при пожаре тоже кто гибнет, а кого и спасают вовремя... Хотя, ежели пожар здесь учинится, скорее её тятя из огня вытащит, а то и Онисим какой — упаси Бог. Вышло же всё по-иному, хотя и почти так, как мечталось. Не было ни татарвы, ни зверя лесного, обошлось и без пожара, но молодец-то подоспел вовремя! И тоже ведь не просто так подоспел, а спасать её кинулся... Что сам пострадал — оно неудивительно, так и должно быть. Отбивал бы её у медведя или какого татарина, тоже без крови не обошлось бы, мог и под саблю угодить, и звериных когтей не избежать, здесь-то ещё легко отделался. Что воину ушиб? Сам рассказывал, как его — под Полоцком или ещё где — так благословили по лбу шестопёром, что аж в глазах потемнело, а на шеломе осталась вмятина с пол-яйца...

    Настя, как и большинство девушек её круга, к учению прикоснулась едва-едва, хотя читала охотно, а главное — умом была пытлива и проницательна, даже и не по возрасту. Распознав во встрече с сотником Лобановым явную примету особого благорасположения судьбы, она не возгордилась, а скорее оробела, почувствовала даже смущение: ей-то за что, чем она заслужила такое?

    Тут было от чего смутиться. Из читанного в книгах, а читала она преимущественно жития святых, Насте было хорошо известно, что праведная жизнь редко вознаграждается здешними, земными удовольствиями; богатство, к примеру, легче всего приходит к тем, кого праведниками никак уж не назовёшь, не зря Христос сказал, что скорее вельбуд попадёт в царство небесное, нежели иной боярин...

    Скорее можно было предположить, что всякие земные радости враг рода человеческого щедро рассыпает как раз перед неправедными — как приманку, чтобы легче заманить на путь погибели. Если так, то чрезмерной удачливости во всём следовало бы не радоваться, а опасаться. И когда Андрей, благополучно вернувшись из Курска, сказал ей, что будет договариваться с отцом о свадьбе, к охватившему Настю ощущению неправдоподобного счастья очень скоро — она сразу это почувствовала — примешалась какая-то неясная тревога.

    Потому что жизнь её (раньше Настя об этом просто не задумывалась) получалась слишком уж благополучной, слишком удачливой во всём, от мелочей до крупного. Конечно, родилась она не в боярских палатах и росла без родимой матушки, но о знатности ей никогда и не мечталось, а отец — даром что простой вроде бы ремесленник — всегда был в чести у государя за своё мастерство. Матушку же Бог призвал так рано, что Настя её вообще не увидела, и половинное своё сиротство она скорее понимала умозрительно, нежели ощущала сердцем. Во всём же прочем жизнь её складывалась на редкость счастливо.

    На редкость, ибо к другим жизнь была немилосердна, и Насте то и дело приходилось слышать о разного рода бедах и несчастьях. Дворовые девушки Фрязиных все как одна были с каким-нибудь горьким прошлым: у той семья вымерла от морового поверия, ту мачеха прогнала из дому побираться, та едва спаслась на пожарище... Сами они рассказывали теперь об этом без слёз, дело было привычное, обыденное, с кем не бывает!

    А вот с ней, с Настей, — не бывало. С самого раннего детства, едва начала помнить, всё вокруг неё слаживалось и ладилось как-то само собой, словно кто-то им ворожил. Дважды на её памяти отец уходил с государевыми ратями и оба раза вернулся цел-невредим, а у скольких погибали на войне отцы, братья, защитники и кормильцы... Об этом тоже говорили спокойно — а куда денешься, на то и рать, чтобы потянуть с супостатом жребий о жизни и смерти. Тут уж кому как выпадет! Ну это ладно — отец не был обычным ратником, ему уцелеть было куда легче; но и тут, без всякой войны, сколько бед подстерегает людей на каждом шагу! Болезни неизлечимые, пожары, разбойные нападения — обо всём этом приходилось слышать то и дело. Но Фрязиных беды обходили стороной, и если прежде Настя не обращала на это необычное благополучие никакого внимания, воспринимая как должное, то теперь задумалась — и словно почуяла неладное.

    Теперь ей всё чаще казалось, что в жизни обычной, исполненной трудностей, неудач, лишений куда меньше причин тревожиться и чего-то бояться. Ну разве что какого-то совсем уж большого несчастья — но что о нём думать, покуда не навалилось! Думай не думай, заранее не убережёшься. А что до всякого рода мелких бед, то с ними при такой жизни, наверное, как-то свыкаешься и они уже не пугают. Да ведь и Христос говорил, что кому тяжко здесь, те будут сторицей вознаграждены на небесах; и это понятно, иначе и быть не может, — какая же это была бы справедливость, если бы на Страшном Судилище был бы один спрос с того, кто прожил жизнь праведно, но без забот и трудов, и с грешника, из нужды пошедшего на злое дело. Мало ли таких? Ясно же, что кому больше было дано, с того больше и спросится, а кто в этой жизни обижен, тому будет прощено то, чего не спустили бы иному праведнику...

    И ещё одно заставляло теперь Настю угадывать скрытую непрочность всего этого благополучия: ей много раз доводилось слышать и от отца, и от Онуфревны, что в жизни всё чередуется, как погода ранней весной — то вёдро, то ненастье, то пригреет, то снова подморозит. На себе она пока этого не испытала, но тем легче было предположить, что рано или поздно тучи заволокут и её доселе безоблачный небосклон.

    Может быть, это были пустые страхи — из тех, что теперь посещали её всё чаще. Раньше чего ей было бояться? Не было забот, не было и боязни. Зато теперь! Любая случайность может разлучить её с Андреем так же нежданно-негаданно, как и свела. И не обязательно война, не обязательно какой-то поход: встретится ему в том же кремле какая ни есть боярышня — и обольстит, змеища. Долго ли умеючи? Или пойдут снова в Литву, а там прихватит он себе какую-нибудь пленницу несказанной красы... сам говорил, что литвинки хороши собой и многие из наших брали их в жёны. Да ведь и его отец также взял жену неведомо в каких краях! Настю ужасала мысль, что интерес к чужеземкам мог перейти к Андрею от отца, как передаются по наследству иные черты лица или особенности телосложения.

    Впрочем, такие мысли Настя в себе не поощряла, скорее стыдилась их, почитая греховными и нечестными по отношению к жениху. Надо верить, коли полюбила, а если нет доверия — то и любовь не много стоит. Но разве без прельстительниц ничто другое не может разрушить её счастье? Да что угодно может! Раньше она без внимания пропускала мимо ушей разговоры о воинских событиях, которых всегда хватало — то опять делалось неспокойно во вроде бы замирённой уже Казани, то шли слухи если не о крымцах, то о ливонских рыцарях, — теперь же одна мысль о том, что война снова может заполыхать, леденила ей сердце. Это ведь легко сказать: «Мужу на роду написано быть воином», а попробуй пожди его, когда с походом уйдёт! В Курск на полмесяца всего и отлучился, и время сейчас вроде бы мирное, а как она извелась — места себе не находила. Она тогда не призналась Андрею во всех своих страхах, постыдилась задним числом, понимая, что коли уж решила стать женою воина, то держись, не досаждай супругу бабьей дурью. Ратник, оставляя дом, должен знать, что там всё ладно и спокойно. Мало у него, что ли, своих воинских забот, чтобы ещё про жёнку загадывать — как она там держится...

    Настя, в общем-то, верила в свои не испытанные ещё силы, и ей думалось, что ничем она не хуже других: вон в Стрелецкой слободе каждая баба через это проходит, и ничего, живут же! Но что сравнивать себя с любой стрельчихой было не очень уместно, это она тоже понимала. Онуфревна, укоряя её за упорную нелюбовь к рукоделию, часто попрекала ленью, против чего Настя горячо возражала. «Не ленивая я вовсе, — кричала она, — мне от иголки да пялец тошно становится, только и всего, ты дай мне кадь теста вымесить аль воды натаскать — увидишь, какая я „ленивая"!» Но переспорить мамку было трудно, та продолжала твердить, что лень не только в том, чтобы бездельничать, а и в том, чтобы делать лишь то, к чему душа лежит, а от немилой работы отлынивать.

    — Это в тебе от лёгкой жизни, — сказала она однажды после такого пререкания, — сызмальства ты привыкла к своеволию, а ведь так не проживёшь! Я и отцу твоему сколь раз говорила, что неладно он делает, чадо к повиновению приучать надо от младых ногтей, — да ведь с ним поди поспорь, как вколотит чего себе в башку... Ничего, говорит, успеет ещё наповиноваться — это про тебя, значит, — пусть хоть в младости поживёт вольно. Так что ж лучше, скажи на милость, коли сам понимает, что без повиновения никому не прожить — это уж кому как придётся, по мужниной ли воле ходить, аль по хозяйской, аль по государевой, — так не легче ль будет, коли ты к этому мало-помалу приучена, почитай с младенчества? Позднее-то переучиваться — оно больнее будет!

    Мамушка вообще любила потолковать о пользе послушания, и Настя вроде бы понимала отчасти разумность её рассуждений, но применять их к себе охоты не испытывала. Она не собиралась ни наниматься на работу к какому-то «хозяину», ни служить великому государю, а вот замужество — дело другое. Этого, понятно, не избежишь (да и не хотелось бы избежать, говоря по совести), но там ещё неизвестно, как получится. Будто так уж и все жёны «ходят по мужниной воле»! А супротив того не бывает? Иная баба так захомутает своего супружника, что тот её лишь глазами всё и видит и делает всё по её подсказке...

    В этом, конечно, тоже радости не много: что за муж, коли позволил себя изничтожить? Это уж только коли за немилого отдадут, там только одно и остаётся — отвоёвывать своё не мытьём, так катаньем. А коли он тебе люб, так и сама не захочешь спорить, над кем чья воля. Неужто стала б она препираться с Андреем?

    Мамка была права в одном: так, как привыкла Настя жить сызмальства, до седых волос не проживёшь. Ни кручина, ни радость не могут длиться бесконечно, не чередуясь, иначе тоже было б не по справедливости — если б одному выпало на долю только радоваться, а другому достались бы горести да труды. Эта мысль всё чаще возвращалась к ней теперь, когда она, словно впервые оглянувшись на свою жизнь, сообразила вдруг, как складно да удачно всё в ней — по сю пору — получалось. И радоваться этому было не к месту, ежели до конца признать мамушкину правоту.

    Да это и раньше приходилось ей слышать, просто внимания как-то не обращала, не давала себе труда задуматься. Люди в слободе живут не таясь, на виду у соседей, и разного рода семейные происшествия обычно делались предметом обсуждения среди фрязинских работниц; в этом смысле у Насти хватало и опыта, и наблюдений. Редко в какой семье царили мир да согласие, да и «мир» этот чаще всего был просто умением не выносить сор из избы: прилюдно не лаются, не рукоприкладствуют — и слава Богу. Изо всех живущих в округе про одну лишь Кузнецову дочку говорили, что ей повезло — вышла замуж за милого, и все ей завидовали. А обернулось горем: двух лет не прошло, и зашибли его насмерть в кулачном бою, а молодую вдову мало погодя снова просватали. Второй муж тоже был вдовец — годами годился ей без малого в отцы — и сразу стал её всячески притеснять. Когда Настя однажды стала при Онуфревне ругать кузнеца — чего ради выдал дочь за такого кощея, — та укоризненно погрозила пальцем:

    — Что несуразицу-то городишь, при чём тут он? Значит, так ей на роду было написано. А она что ж, думала, что и второй будет мил да хорош? И того довольно, что ей по первому разу посчастливилось, а за это всегда платить приходится. Даром-то оно ничего не даётся...

    От таких речей Настю пробирало ознобом. Возразить не возразишь — вроде опять-таки всё по справедливости, — а принять страшно. Неужто и впрямь за счастье всегда надо платить?
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[image: bin00000005.png]сень, в этом году необычно ранняя, всё больше угнетала комтура фон Беверна. День начинался с того, что он проклинал себя за согласие взять на себя эту безнадёжную посольскую миссию, потому что она — как и следовало ожидать — действительно оказалась безнадёжной. Старого Фюрстенберга привозили в Москву, свидания с послом ему не дали, но царём он был принят и (что тоже можно было предвидеть) наотрез отказался от предложенного ему данайского дара — возглавить орден, возрождённый к жизни под протекторатом сумасшедшего московита. И даже не возглавить, ибо на эту непосильную уже для старца роль прочили молодого Кетлера (сына «курляндского герцога»); от Фюрстенберга требовалось лишь принести Иоанну ленную присягу — не свою личную, но от имени всего ордена. Естественно, магистр сразу отверг оскорбительное предложение, хотя и понимал, что родины ему теперь не увидеть и придётся ждать смерти на чужбине.

    По всегдашнему московскому обыкновению всё замалчивать и по возможности дольше держать в тайне, Висковатый ни словом на сей счёт не обмолвился, и об отказе Фюрстенберга Беверн узнал от одного соотечественника — редкостного проходимца даже по здешним меркам. Этот тип каким-то образом ухитрился втереться чуть не в придворные и, во всяком случае, был толмачом при разговоре Иоанна с Фюрстенбергом. Лурцингу не составило труда на него выйти — Генрих Штаден был хорошо известен в немецкой колонии как прожжённый сутяга и жулик, он держал шинок на Сретенкаштрассе и за соответствующую мзду готов был продать любые сведения, которыми располагал. А сведений у него было много.

    Когда юрист пересказал послу услышанное от Штадена, Беверн поверил сразу, хотя проходимец мог и нагородить любой лжи. Почему-то поверил! Хорошо зная Фюрстенберга, он и не сомневался, что пленный магистр брезгливо отвернётся от московитской приманки, какие бы блага лично ему она ни сулила. Славному Ливонскому ордену возродиться под варварской пятой? Только варвару и могла прийти в голову подобная мысль.

    Впрочем, чтобы не осталось сомнений, он попросил Лурцинга привести тёмную личность сюда, на посольское подворье, буде каналья не убоится риска, связанного с таким опасным визитом. Штаден не убоялся. Поговорив с ним, комтур понял, что сей прохвост не побоится наведаться и в преисподнюю — только бы заплатили. Общаться с гнусным малым было унизительно, но общение оказалось полезным: посол убедился, что Штаден действительно видел Фюрстенберга. На вопрос, как выглядел пленник, он ответил, что держался магистр с достоинством и видимых признаков немощи в нём не было, хотя он не раз украдкой потирал левую руку пониже локтя. Это окончательно рассеяло сомнения: у Вильгельма действительно иногда — к перемене погоды — побаливала левая рука, разрубленная когда-то в сражении, где рядом с ним участвовал и сам Беверн. Каналья, стало быть, на сей раз не соврал.

    Упорство магистра означало полный провал посольской миссии — его теперь не отпустят, а значит, не будут освобождены и остальные ливонские пленники. Можно было бы уехать немедля, но об этом не приходилось и мечтать, поскольку официальные переговоры ещё не начинались. Висковатый несколько раз вызывал Лурцинга, вёл с ним какие-то невнятные собеседования, порою снова касался — мельком — будущей судьбы ордена, но хранил полное молчание по поводу того, когда же наконец Иоанн соизволит дать послу аудиенцию.

    Комтуром овладевала хандра. Вторая — личная — цель поездки в Московию тоже оставалась пока наполовину недостигнутой. Наполовину, потому что племянника своего (или человека, который мог им оказаться) он повидал, Лурцинг сумел устроить и это, но повидал не вблизи, а лишь через улицу и поговорить с ним не мог. Разглядеть стрельца комтуру удалось, он остался доволен: такого бравого бурша можно показать где угодно, и в седле держится, как надобно. Правда, фамильных черт Бевернов барон в лице московита не обнаружил (они все были несколько долгоносы, и Анхен — насколько помнится — тоже переживала в юности из-за своего клювика). Нос же так называемого «племянника» был короток и скорее вздёрнут, но это его не портило, придавало эдакое залихватское выражение. Вероятно, отцовская кровь оказалась сильнее материнской. Но как узнать, чёрт побери, действительно ли это племянник?

    Что за нелепая страна! В любой другой дело решилось бы легко и просто — за бутылкой доброго вина. А попробуй пригласи здесь! Лурцинг, когда барон заикнулся об этом своём намерении, только руками замахал: сохрани Бог, об этом и думать нечего. Даже если стрелец отважится посетить подворье, то зачем же навлекать на него беду, если он и впрямь родственник господина барона? Потому что беды потом не избежать. Московитам настрого запрещено общение с чужеземными дипломатами, но если какой-нибудь торговец или ремесленник сможет в случае чего оправдываться намерением что-либо продать (хотя и это не спасёт ослушника от жестокой кары), то чем оправдаться военному, офицеру привилегированного стрелецкого полка? Ему сразу же инкриминируют государственную измену — и пусть попробует доказать, что вовсе не продавал ливонцам расписание кремлёвских караулов или чертежи тамошних подземных ходов!

    Посол не мог не признать правоту своего многоопытного советника, тот действительно разбирался в здешних порядках. Конечно, обвинение в государственной измене убийственно в любой стране; однако там, чтобы навлечь его на свою голову, надо совершить нечто более предосудительное, нежели посещение жилища иноземца...

    Нет, определённо не стоило приезжать в этот непотребный край. И удастся ли отсюда уехать! Вдобавок ко всему испортилась погода. Барон вообще не любил осени, а здешняя была особенно омерзительна, — потеряв пышно-зелёное убранство своих садов, Москва стала невыразимо убогой. Если под летним солнцем бревенчатые строения порой веселили глаз затейливыми деревянными завитушками вдоль карнизов или каким-нибудь хитро срубленным теремком, то теперь — под упорно сеющейся с хмурого неба моросью — вид варварской столицы наводил тоску. Комтур отказывался понять, как можно по собственной воле поселиться в столь безотрадном месте. А эта маниакальная привычка московитов использовать дерево в качестве основного строительного материала? Правда, жить в деревянном доме приятнее, чем в каменном, с этим спорить не приходится, но постоянные пожары сводят это преимущество на нет. Отсюда и уродство города в целом. К чему заботиться о красоте строения, если его всё равно придётся заново возводить на пепелище если не через пять, то уж наверняка через десять лет...

    Ссылаются на то, что камня в стране мало, а леса — изобилие. Но ведь и Германия, и Франция — если не считать гористых мест на юге — тоже покрыты лесами, однако там строят из кирпича, лишь самое бедное мужичье живёт в деревянных хижинах. Итальянцы, сто лет назад строившие здешнюю цитадель, уже тогда наладили под Москвой кирпичное производство! Как же было не научиться? Странный народ, неспособный ради собственной пользы перенять что-то от иностранцев...

    Подобными пустыми и ненужными мыслями барон пытался заглушить другие, куда более тревожные. Главной заботой оставался всё же этот стрелец, его вероятный племянник. Как к нему подобраться? И нужно ли вообще это делать? Раньше он иногда представлял себе, что сын Анхен бедствует, нуждается в помощи, — и вот тут он сам, появившись в Москве, открывает перед ним возможность начать новую жизнь. Вообразить себя в роли эдакого доброго волшебника было наивно, но утешительно, а действительность — как это обычно бывает — оказалась нисколько не похожей на мечту.

    Стрелец, судя по одежде и богатому оружию, отнюдь не бедствует и в родственной помощи не нуждается, по крайней мере сейчас. Чин у него пока небольшой («сотник», как объяснил Лурцинг, есть буквальный русский перевод латинского слова «центурион»), но для его возраста это не так плохо. Если парень не трус и не дурак, а на это похоже, со временем сможет командовать и полком. Барон вынужден был признать, что совершенно не представляет себе, как и о чём смог бы говорить с этим стрелецким центурионом, буде тот и впрямь окажется сыном Анхен.

    Не скажешь ведь, чёрт побери: «Позволь представиться, я твой дядюшка!» Прозвучит глупо, и тот скорее всего воспримет это как неуместную шутку, розыгрыш.

    Иногда приходила мысль, что не проще ли вообще оставить племянника в покое, отказаться от встречи и взаимного знакомства. Встреча имела бы смысл, если бы — как он вначале предполагал — можно было предложить молодому человеку вообще распрощаться с Московией, бросить к чёрту это угрюмое Иоанново царство. Но такого не предложишь, ибо отъезд русского за рубеж, по здешним понятиям, считается опять-таки государственной изменой, и у кого повернётся язык открыто предложить человеку военному, офицеру, стать изменником? Во всех других странах — в империи ли, в английском или французском королевствах, в Ломбардии и иных италийских землях — любой наёмник волен по истечении контракта уехать куда угодно и предложить службу какому угодно государю. И никто не называет это изменой! А вот здесь — называют, и с этим приходится считаться. Что же тогда может он предложить своему племяннику?

    В конце концов, совершенно запутавшись, комтур задал этот вопрос доктору Лурцингу — найти ответ самому было безнадёжно. Лурцинг тоже задумался, прикрыв глаза и быстро вращая большими пальцами сцепленных перед грудью рук. Это мельтешенье, как обычно, раздражало посла, но он смирился и посматривал на юриста с надеждой. Обычно тому удавалось найти приемлемое решение для самой заковыристой проблемы. На сей раз, однако, спасовал и он.

    — Не знаю даже, что сказать господину барону, — признался Лурцинг. — Положение и впрямь не простое! Если бы он не был военным...

    — «Если бы», — буркнул посол. — Если бы он был купцом, мне не пришлось бы советоваться с вами.

    — Об этом я и говорю. Уехать из страны запрещается даже купцу или ремесленнику, однако найти выход можно всегда. Было бы желание! Обычный бюргер в принципе не так уж боится мысли о переселении за рубеж... Если поверит, что там преуспеть легче, нежели у себя на родине. Хотя с русскими не просто и это, они — по моим наблюдениям — больше нашего привязаны к своей земле...

    — Было бы к чему привязываться, — желчно заметил Беверн.

    — Ну, это уж кто что любит! Они к своей земле привязаны и всё-таки иногда переселяются на чужбину, хотя таких и не много. Однако для военного это сложнее. Стрельцы... а это именно тот род войск, в котором служит ваш племянник... стрельцы не суть наёмники, подписавшие контракт на тот или иной срок. Стрелец — это, по сути, ленник, получивший небольшой земельный надел и обязанный за это пожизненной службой. Причём подразумевается, что таковая обязанность передаётся по наследству: сын будет служить там же, где служит отец. Поэтому, как вы понимаете, поломать эту зависимость — бросить службу и уехать — для стрельца равнозначно клятвопреступлению...

    — Послушайте, — с досадой перебил комтур, — мне не нужен анализ феодальных отношений в современной Московии. Хотя ценю вашу всегдашнюю осведомлённость в поднятом вопросе. Что здешнему офицеру не просто решиться на отъезд за рубеж — это я и сам понимаю. От вас я хотел бы услышать простую вещь: о чём мне говорить с племянником, если мы всё-таки с ним увидимся.

    — А вот этого и я не знаю, — с сожалением признался Лурцинг.

    — Нечего сказать, обрадовали, — проворчал фон Беверн. — Раньше, уважаемый, вы бывали сообразительнее!

    — Раньше вы не ставили передо мной таких головоломок.

    — Да, это верно. Чёрт меня побери, Анхен всегда была сумасбродкой, я хорошо помню, как отец говорил: «Погодите, она всем нам ещё покажет!» Мало того что сбежала с каким-то татарином...

    — Пожалуй, он был русский, — заметил Лурцинг, почёсывая нос.

    — Да какая, к чёрту, разница! Сбежала, опозорила одним махом и Бевернов, и тех своих... как их — Красницев... А теперь я ещё должен ломать себе голову, как вернуть в христианский мир этого её сынка, который не мог придумать ничего лучшего, как принести нерасторжимую вассальную клятву сумасшедшему Иоанну. Конечно, мы все грешны, — комтур возвёл глаза к потолку и перекрестился, — но мне всё же хотелось бы знать, какое такое особенное злодейство тяготеет на моей совести, если Всевышнему угодно было покарать меня таким образом!

    — Пути Господни неисповедимы, — примирительно сказал Лурцинг, — всё может ещё уладиться наилучшим образом. Между прочим, о госпоже фон Красниц у меня был разговор с Висковатым.

    Посол вытаращил глаза:

    — С Висковатым — об Анхен? Как?! И почему вы об этом умолчали?!

    — Я хотел предварительно кое в чём разобраться. Имя сестры господина барона упомянуто не было. Канцлер при последней встрече вдруг поинтересовался, о ком это я так назойливо выспрашиваю у здешних немцев. Отрицать это было бы глупо, поэтому пришлось спешно сочинить легенду. Дескать, один мой знакомый, узнав, что мы едем в Московию, просил узнать что-либо о своей родственнице, в своё время вышедшей замуж за русского и уехавшей сюда.

    — Черт, как неудачно... Боюсь, Иоахим, вы были неосторожны, если о ваших расспросах донесли канцлеру.

    — Московиты доносят обо всём, я ведь предупреждал господина барона. Но не стоит преувеличивать опасность, на многие свои запреты они сами смотрят сквозь пальцы, прекрасно понимая их нелепость. И я бы не назвал разговор с канцлером «неудачей»: дело в том, что появилась новая зацепка!

    — Какая ещё зацепка, — незаинтересованно проворчал посол и вздохнул. — Зря я вообще затеял эти поиски...

    — Как знать, как знать! Канцлер назвал мне одного бояра... у него довольно видная придвбрная должность, я слабо разбираюсь в русской номенклатуре, но этот Готт-ду-нофф что-то вроде камергера. Висковатый посоветовал мне поговорить с бояром. И знаете почему? Однажды тот сказал, что знает стрелецкого офицера, мать которого лет тридцать назад вывезли откуда-то из-за рубежа. Как знать, а вдруг это и впрямь была высокородная фрау фон Красниц?

    Комтур пожал плечами:

    — Сомнительно... Я не очень верю в счастливые совпадения, а впрочем... если канцлер сам посоветовал вам встретиться с этим Готт-как-его-там — почему бы и нет?

    — С позволения господина барона, то же самое подумал и я, — скромно сказал юрист. — Действительно, почему бы и нет?

    — Только согласится ли он, этот камергер, вопреки фамилии скорее сатанинский... Говорят, здешние нотабли спесивы, как индюки.

    — Не могу судить, общаться с индюками мне не приходилось. А московиты бывают разные. Камергер едва ли примет меня, приди я к нему сам по себе, но коль скоро Висковатый подсказал идею такого визита, то он, надо думать, как-то его подготовит.

    — Пожалуй, — согласился посол и вдруг уставился на юриста с подозрением. — Иоахим, а вас не удивляет подобная предупредительность канцлера? Вы говорили, при первых аудиенциях он держался скорее холодно?

    — Сдержанно, скажем так. Да, его отношение значительно смягчилось, и я думал об этом. Дело ведь не в самом канцлере... Это идёт откуда-то сверху.

    — Вы хотите сказать...

    — Несомненно! В Московии дипломатический чиновник даже такого высокого ранга никогда не посмеет самовольно изменить тон переговоров. Он строжайше следует получаемым инструкциям и указам. Если Висковатый стал проявлять к нам больше благожелательности, то, значит, так ему было указано.

    — Странно... После отказа Фюрстенберга скорее можно было ожидать поворота в другую сторону.

    — Ну почему же! Допустим, Иоанн всерьёз и не рассчитывал на согласие старого магистра и теперь у него другие планы. Так или иначе, для чего-то мы ему пока нужны...
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Всё-таки анафемский старичок был не так уж и неправ, когда говорил, что женщина кого угодно обведёт вокруг пальца и сумеет добиться своего — хоть под семью замками её держи. Но если арап видел здесь доказательство извечной женской зловредности, то Андрею думалось, что, не обладай Настя этим умением, жить было бы куда скучнее. Вот хотя бы, к примеру, где они могли б видеться? Наедине видеться, а не за общим столом, где лишний раз друг на дружку и глянуть-то не решишься...

    Мамка Онуфревна последнее время словно белены объелась — глаз с Насти не спускала, да ещё и наверняка наговорила чего-то самому Никите Михалычу, ибо тот тоже построжал и теперь явно не склонен был оставлять дочь наедине с женихом. Леший его знает, что он себе вообразил, — усомнился, что ли, в сотнике Лобанове, заподозрил, как бы тот не дал тягу, опозоривши девку? Андрея и смех при таких мыслях разбирал, и обидно становилось — всё-таки мог бы тестюшка и доверять, коли дал согласие породниться!

    Спорить с ними да препираться было ни к чему, стариков на свой лад не переделаешь. Ладно бы одна Онуфревна тут квохтала — с неё что взять, со старой клуши, — так нет, и Михалыч тоже заодно с ней, словно сговорились. А уж ему-то стыдно, в чужих краях человек побывал, неужто не видел, как там люди живут без этого нашего невежества?

    Отец, впрочем, не так уж докучал им своим надзором, чаще был при деле, то у себя работая, то отлучаясь надолго в кремль, где опять выполнял какой-то срочный заказ. Зато Онуфревна бдела за двоих. Затяжное ненастье не давало даже выйти прогуляться но саду. Андрею оно было нипочём, но Настя дождей не переносила и предпочитала оставаться под крышей. А в доме укрыться от бдительного ока мамушки было негде — она находила их всюду. Андрей относился к этому спокойнее (хотя, ясное дело, было досадно), Настя же прямо выходила из себя.

    — Я или придумаю что-то, — сказала она однажды, раздувая ноздри, — или удавлю эту мамку своими руками! А не то сварю поганых грибов и...

    — Да не удавишь ты её, — посмеялся Андрей, — грибами опоить легче, только грибов-то уж не найдёшь — до будущего лета ждать придётся, а тогда пошто будет её опаивать? На святки сыграем свадьбу, тогда и Онуфревна будет не страшна. Ты уж маленько потерпи.

    — «Потерпи, потерпи», — передразнила она, — тебе легко говорить! Может, это ты такой бесчувственный, что тебе хоть год жди, хоть два, а я вся извелась!

    — Я, что ли, не извёлся?

    — Да, видно, нет, коли так можешь рассуждать... Ладно уж, греха на душу не возьму, пущай мамка живёт, а вот провести я её проведу, увидишь!

    — Как ты её провести можешь, пустое это.

    — А вот увидишь! — повторила Настя с угрозой.

    И в самом деле, скоро пришлось Андрею убедиться в правоте (хотя бы частичной) злоязычного арапа. Никита Михалыч починил наконец ту немецкую пистоль о шести зарядах, повинившись в задержке: всё лето, мол, руки не доходили, завалил двор спешными заказами. Теперь хитрая механика действовала исправно, курок легко взводился и щёлкал при спуске, бочонок с высверленными в нём зарядными гнёздами проворачивался без помех. Тут же решили и опробовать: на дальнем краю усадьбы имелось у Фрязина малое стрельбище, подземное, под дубовым накатом.

    — Малость погоди тут, — сказал Никита Михалыч, — схожу за порохом — в работной не держу его, долго ли до греха...

    Едва он ушёл, в горницу прошмыгнула Настя — стерегла, видно, неподалёку.

    — Слушай, — зашептала она, оглядываясь на дверь, — от нас по праву руку шестой двор, запомнишь? Ворота там приметные, петухами расписаны. Ты завтра не в карауле?

    — Завтра? Нет, завтра мы вольные. А что?

    — Ты вечером туда приходи — проведут куда надо. Там Кузнецова кума живёт, просвирня, я с её дочкой сговорилась — в дом-то не пройти вдвоём, так я в амбаре буду...

    — Бога побойся, Настасья, перед отцом как оправдаешься?

    — А и не подумаю, пошто оправдываться, коли у них там посиделки? Он меня туда уж не раз отпускал.

    — Небось и Онуфревна за тобой увяжется.

    — Чего ей туда за мной вязаться, там одни девки! Это она тебя ужасается, прежде-то меня не утесняли... Как смеркаться начнёт, ты и приходи. В воротах встретят. Только с конём как быть, больно уж он у тебя приметный...

    — А я на Орлике не поеду — что ж я, сам не понимаю? Есть там один лядащий, его и возьму. А привяжу поодаль, возле храма есть коновязь.

    Так он и сделал. Состарившийся в ховринской конюшне низенький мохноногий бахмат под убогим седлом был настолько непригляден, что за него можно было не опасаться: вряд ли кто польстится на такого одра. Оставив его у церквушки, Андрей быстро дошёл до примеченного накануне двора с петухами, стукнул в калитку. Открыли скоро — Настя, видно, и впрямь обо всём уговорилась. Баба в накинутой на голову мокрой рогожке поманила пальцем, ни слова не сказав. Андрей, так же молча, пошёл за ней через двор, дивясь, что собак не слышно. Куда-то их, верно, попрятали. Амбар был в дальнем углу двора, провожатая указала туда рукой и пошлёпала лаптями по лужам — к дому. Одна створка амбарных ворот была приотворена, Андрей вошёл, внутри было совсем темно, лишь поодаль едва светил на полу фонарь с тусклыми слюдяными окошками. Хорошо, по-летнему, пахло сеном — амбар, похоже, использовался теперь как сеновал.

    — Ау-у, — негромко окликнул Настин голос откуда-то сбоку.

    Андрей круто обернулся, всматриваясь и пока ничего не видя.

    — Ты здесь уже? — спросил он так же вполголоса. — Я думал, подождать заставишь. Где прячешься-то?

    — А сам поищи. — Настя тихо засмеялась. — Не найдёшь, так на себя и пеняй! Ау-у...

    — Ох, Настасья, доиграешься, — пригрозил Андрей и сбросил с плеч мокрый зипун, надетый, чтобы любопытным глаза не мозолить, поверх кафтана. — От меня не уйдёшь, я ведь в темноте что твой мурлыка... Юсупыч меня сырой морквой кормил — вроде от неё зорче видишь. Может, и врал, врать-то он был горазд... Хотя нет, вот тебя и разглядел!

    Сейчас врал он сам: хотя глаза начали осваиваться с полумраком и различать неясные очертания копны, к которой подкрадывался, Насти Андрей ещё не видел, лишь ухо безошибочно улавливало порою короткий, едва слышный шорох. Может, мышь? Всмотревшись, он крадучись сделал ещё шаг и бросился на сено, вытянув вперёд руки. Оказалась отнюдь не мышь. Тихонько вскрикнув, Настя задёргала ногой, безуспешно пытаясь высвободить лодыжку из его пальцев, Андрей ногу отпустил, но поймал её руки, обхватил всю.

    — Ох, задушишь ведь, — пискнула она, — что ж ты на мне силушку-то богатырскую пробуешь...

    — Истосковался я по тебе, — шепнул он в маленькое горячее ухо, губами отведя щекотные волосы.

    — Вчера только виделись, бесстыдник...

    — «Виделись»! — Андрей ослабил хватку, вытянулся рядом, прижимая её к себе. — По тебе, ладо, руки мои тоскуют, не глаза... Глаза это что, мало ли было времени на тебя налюбоваться... с того дня ещё, помнишь, как ты кобылёнку на меня натравила...

    Настя возмущённо фыркнула, попробовала выскользнуть из объятий, однако в том не преуспела и затихла, прижимаясь щекой к его груди.

    — Ох и выдумщик, когда это я на тебя кого натравливала, — прошептала она распевно, — ты ж сам тогда Зорьке под копыта кинулся... А ещё ездец! Неужто было не сообразить, с кой стороны к лошади подходить?

    — Ну лягать-то она не лягалась, меня колесом зашибло, а сообразить — где уж было соображать, я ведь как тебя увидал...

    — Ла-а-адно тебе, притворщик, ты как меня увидел, так с первого слова невежей обозвал!

    — Того не припомню, — удивился Андрей. — Может, осерчавши был? Ты ведь тоже — насмешничать сразу стала, старым я ей, вишь, показался!

    — А ты и осерчал, не подумавши. Сам посуди, стала б я над старым насмешничать? Позлить тебя захотелось, для того и сказала... Ох, желанный ты мой...

    Они долго лежали молча, тесно прижавшись друг к другу и боясь пошевелиться. Настя была словно в полузабытьи, вокруг перестало существовать всё, что было её жизнью раньше, она ни о чём не думала, сознавала лишь единственность и неповторимость того, на чём замкнулся сейчас весь её новый мир, — этого безмолвия, этой едва рассеиваемой дальним фонарём полутьмы, сладко пахнущей душистым сеном, этих крепко обхвативших её рук и торопливого стука сердца под жёстким шитьём кафтана. Шитьё царапало и покалывало прижатую к его груди щёку, но и это маленькое неудобство было блаженным — она чувствовала сейчас, что сможет вытерпеть что угодно, лишь бы не оборвалось, не нарушилось то, во что она словно погружалась, утопала без сожаления и памяти обо всём прежнем...

    Андрей тоже лежал как скованный, одной ладонью осязая тёплое округление её плеча, а другой — узкую ложбинку спины где-то меж лопаток. Он боялся шевельнуть руками — боялся их самих, не ради красного словца сказал: «Руки по тебе тоскуют», они ведь и впрямь истосковались, измучились без неё настолько, что сейчас он не мог, не имел права дать им волю, они сами, ничего не слушая, кинулись бы делать то, что сделать сейчас было немыслимо, невообразимо. Ибо непозволительность этого понимала душа — ум, сердце, — а руки — плоть — не понимали и понимать не хотели, плоть живёт сама по себе, не признавая над собой никакого начала. Разве, когда на тебя нападут внезапно, не сами ли руки — плоть, сочленение мышц — хватаются за оружие прежде, чем голова успеет что-то сообразить? В таких случаях соображаешь всегда на миг позже.

    Но сейчас он соображал и именно поэтому не смел дать волю своим рукам, своей истосковавшейся плоти. Слишком хорошо знал, что будет, если посмеет. Знал не умозрительно, но по своему собственному опыту, перебирать который в памяти было сейчас так же непозволительно, однако воспоминания всё равно были там, хотя и загнанные в самую глубь; прятались, таились, но всё равно — были. Вся его прошлая жизнь была жизнью воина и складывалась по своим, особым законам, не всегда понятным тому, кто этой жизни не испытал.

    Сейчас Андрей вдруг словно впервые подумал — сообразил, — что место, которое он занял в Настиной судьбе, надо ещё заслужить. Как бы подняться до него. А ему досталось нежданно-негаданно, и уж вовсе незаслуженно. Умом понимал, что его вины тут нет и что Настя — попытайся он поделиться с ней своими мыслями по этому поводу — скорее всего просто ничего бы не поняла. Рассудила бы, что нет тут ничего такого и так бывает всегда, если молоденькую выдают замуж за того, кто старше и уже знает жизнь. А по-иному бывает разве что у селян — там женятся рано, и вроде бы чуть ли не на однолетках...

    Он, впрочем, и сам едва ли сумел бы внятно объяснить Насте овладевшее им сейчас — здесь, в темноте и безлюдье, наедине с ней — странное, доселе неизведанное ощущение — или понимание? — незаслуженности происходящего. А она, словно ведовством разгадав его мысли, шепнула:

    — Сказал бы что... А то молчим оба, словно спать улеглись. — Она тихонько рассмеялась. — Вот не дождутся меня там, придут покликать — а ты храпишь на весь амбар. Вот стыдобушки-то будет! Про что думаешь, не таись...

    — Не таюсь, Боже меня сохрани что-то от тебя утаивать. А вот так рассказать... У меня, Настюша, такое на душе — ну вроде наградили за что-то, а я того и не делал. Как тут быть? Отказаться — не откажешься, больно уж награда богатая, а и принять робеешь... самому ведь понятно, что незаслуженная она.

    — Ну, напридумывал себе, — беззаботно отозвалась Настя и вдруг словно осеклась, опять замолчала.

    — Мыслишь, пустое надумал? — спросил Андрей, не дождавшись продолжения.

    — Про себя-то — пустое, — отозвалась она не сразу, — какая я тебе «богатая награда»... за тебя всякая княжна пойдёт, а я что — девка посадская...

    — Княжна, может, и пойдёт, — посмеялся Андрей, — да князь псами затравит за эдакое сватовство. А ты отца-то не принижай, «посадская девка», ишь какая! Я вот тебе...

    — Да погоди! Я про другое хочу... Ты вот сказал — награда, мол, незаслуженная. А и у меня такое ж на сердце... давно уж, и не избавиться никак. Ты покуда не посватался, я всё гадала: получится, не получится... а уж после, как получилось по моему хотению, страшно стало.

    — Бог с тобой, Настюша, чего ж было страшиться?

    — А слишком я вроде удачливой оказываюсь... Тоже вот, как сам говоришь, наградили — а не по заслугам. Часто ли у нас замуж идут за того, кто люб? Парню-то, может, и бывает из кого выбрать — расспросить там про одну, другую, ему и доносят: та, дескать, пригожа, однако злонравна, а та и нравом добрая, и рукодельница, да кривобока маленько. Он и ищет, покуда кто не приглянется... хоть бы и за глаза. А у нас с тобой как получилось? Я ведь тогда, на Тверской-то, как увидала тебя, так и обомлела. — Настя опять тихо рассмеялась, потом потёрлась о его рукав. — Оттого и вожжи упустила, прямо как затмение на меня нашло...

    — Верно, и я был в затмении, иначе не полез бы под колесо.

    — Про то и говорю. Выходит, свела нас судьба в тот час, а за что? Не о тебе речь: коли и впрямь я для тебя вроде награды, так тебя-то было за что награждать — что у тебя за жизнь сызмальства, одни походы да сечи?

    — Обычная, как у всех других...

    — Ужель такая привольная да радостная?

    — Привольной да радостной не бывает, Настюша.

    — Отчего ж не бывает? Бывает, только платить за неё приходится... после. Того и страшусь, Андреюшко, больно уж у меня гладко всё было... покуда тебя не встретила.

    Андрей засмеялся:

    — А встретила, так коряво пошло?

    — Будет тебе дурачком-то прикидываться! До тебя, говорю, жила я без забот и хлопот, наперёд не заглядывала. Знала, что замуж пойду, а уж как там будет... Верила только, что тятя против воли меня за кого попало не отдаст. Конечно, особой радости не ждала, все ведь — и мамка Онуфревна, и работницы, с кем ни заговоришь об этом, — все в один голос твердили: у девушки, мол, только и баловства, что до замужества, а мужней женой станешь, там уж не до веселья будет...

    — Слушай их больше, они накаркают. Не бывает разве, чтобы муж да жена душа в душу жили? Мои родители, царствие им небесное, — не припомню, чтобы были меж ними какие свары... или что от меня таили? Да нет, раздора в семье не утаишь...

    — Раздор — это уж последнее дело, иные просто терпят — куда денешься, коли повенчаны.

    Стерпится — слюбится, не зря говорят... А вот как у нас с тобой вышло, я про такое и не слыхала...

    — Так радоваться тому надо, а не страшиться... любушка ты моя... пошто отворачиваешься-то...

    — Полно те, и так уж нагрешили — не отмолиться...

    — Нагрешили? — изумился Андрей. — Побойся Бога, Настёна!

    — А то не боюсь! Не кручены, не венчаны, а целоваться уж и счёт потеряли. Бог, Он ведь всё видит... Да что Бог — мамка и та догадалась, намедни подвела меня к божнице и молвит: «Поклянись, что не целовалась со своим стрельцом». Так я вырвалась и убежала, а она вслед кричит: «Беги, беги, бесстыдница, только далеко ли убежишь от своих грехов — ужо придётся на том свете калёную сковородку лобызать!»

    — Ну, на том свете...

    — Мыслишь, и впрямь придётся?

    — Бог милостив... Да и какой тут грех? Грех — я так понимаю — это когда такое сотворишь, от чего кому-то урон. Убил кого без надобности, своровал, клятву преступил, да мало ли что... А кому урон от того, что мы с тобою милуемся?

    Настя помолчала, вздохнула:

    — Оно так вроде... А всё-таки мне, Андреюшко, порою до того неспокойно на душе — вроде как чую неладное, а откуда оно, неведомо...
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Висковатый давно ждал этого посещения, неторопливость Годунова была необъяснима и, как всё непонятное, тревожила. Дело касалось иноземцев, а посему подлежало ведению Посольского приказа; постельничий просто обязан был прийти и поделиться новостью, разве что...

    Тут приходило на ум две возможности, одна хуже другой. Ливонский стряпчий не мог же пренебречь его советом обратиться к Годунову насчёт того стрельца? Значит, ежели он этому совету не последовал, что-то его остановило. Возможно, сам комтур воспретил исполнять неведомо чью просьбу о розыске какой-то немки. А почему бы и нет? Насмотрелся на москвичей, наслушался того, что болтают о нас в иноземных слободах Болвановки и Кукуя, и пропала у господина посла охота поближе знакомиться с нашим братом. Что там ещё за стрелец? Видать, не из простых, коли с Годуновым знакомство водит! Те, понятно, не Рюриковичи, однако с кем попало знаться не станут; ливонцы, смекнувши это, могли и побояться лезть в такие дела. Жаль, однако, ежели так, ибо тут мог бы появиться лишний рычажок нажима на Бевернова, буде придётся подталкивать его в нужном направлении...

    Но могло случиться и другое! Что если ливонец у Годунова побывал, рассказал всё, что надобно было рассказать, а постельничий — вместо того, чтобы посоветоваться с ним, главой Посольского приказа — предпочёл оставить его в стороне? Возможно и такое. Ещё как возможно! Годунов лукав, как лисовин, лукав и пронырлив. Мог, стало быть, учуять некое неблагоприятное для печатника веяние, угадать — или, не дай Бог, услышать, — что великий государь начинает в нём, Висковатом, видеть чуть ли не виновника Ливонской войны, так счастливо начавшейся и теперь всё заметнее грозящей проигрышем. Что этой войны Москве не выиграть — уже ясно. Воинские-то успехи ещё будут, да что в них? Нынче войны не на полях сражений выигрываются, а за столами переговоров, гусиное перо повострее меча оказалось...

    То, что уцелело от прежней Ливонии, недавно ещё гордившейся — по старой памяти — былой славой ордена меченосцев, наполовину уже растащено по кускам шведами да литовцами, а нам доставшееся сумеем ли удержать без кесарской подмоги? Кесарь же Москве помогать не склонен, мы для него варвы, еретики, Папеж скорее с Лютером помирится, нежели признает нас христианами, достойными владеть ливонскими землями.

    А ведь ещё тогда, шесть лет назад, адашевцы об этом предупреждали, говорили, что Ливонию лучше не трогать, завоевать её будет легко, а удержать — трудно. Склоняли великого государя воевать Крым, от западных-де рубежей угрозы меньше. Выходит, правы были! Его-то совесть чиста, он и тогда считал, и ныне считает, что главная опасность для Москвы всё-таки от немцев, не от татар; но опасность эта была подспудной, себя покамест не проявляла. Орден уж полтораста лет как утратил силу, ждать от него нападений не приходилось. В этом он просчитался. А великий государь таких просчётов не забывает!

    Если Годунов, узнав от ливонцев про ту немку, не счёл нужным поговорить с главой Посольского приказа — это дурной признак: почуял, значит, что дело идёт к опале. Утаить такого не посмеет, однако может донести самому царю. А у того сразу вопрос: почему от постельничего весть идёт, а не из Посольского приказа? Утаить хотели?

    Сообразивши, что дал маху и здесь, Висковатый вовсе приуныл. Хотя обвинение в утайке сведений о том, что у какого-то московского стрельца отец спознался с иноземкой и теперь ту иноземку ливонцы разыскивают, выглядит сущим вздором, в подборе обвинений против него найдётся место и такому. Многие лишались головы за меньшее! Единственное, что сейчас подбадривало, — это мысль о своей нужности для государства, особенно теперь, когда надо неотложно поладить с кесарем. Не станет Висковатого — кто сможет возглавить Иноземные сношения, без его опыта, знаний, умения приходить к согласию даже там, где, казалось бы, никакого согласия быть не может? Нет такого человека, и Иоанн это знает.

    Стало быть, не всё ещё потеряно! А эта морока с потерявшейся в Москве немецкой жёнкой и вовсе не стоит того, чтобы о ней думать. Хотят ливонцы её искать — пускай ищут, а не хотят, то и не надо. Странно, что мог кручиниться из-за подобной ерунды, — экая, в самом деле, беда: Годунов медлит прийти с докладом! Да хоть вообще пусть не приходит. Дело в другом: эта мелочь лишний раз напомнила Висковатому то, о чём он давно уже старательно запрещал себе думать, даже касаться краем мысли. Этим запретным было его собственное положение в Московском царстве. Положение высокое и завидное — государев дьяк, глава Посольского приказа, член боярской думы и хранитель большой государственной печати. И при всём этом он — могущественный вельможа, облечённый большой властью и наделённый самыми широкими полномочиями — бесправен и беззащитен перед любой царской прихотью точно так же, как беззащитен перед господской дурью любой холоп, смерд...

    Иван Михайлович Висковатый был ярым ревнителем древлего благочестия и безоговорочно порицал тех, кто пытался подновить московскую жизнь хотя бы частичными заимствованиями с Запада — от ляхов, немцев, литовцев. Ни к чему хорошему, считал он, сие не приведёт: жить надо так, как жили деды и прадеды. И едва ли не главный столп из многих, несущих на себе крепость державы, есть непоколебимое право государя править ею единовластно, отвечая за свои деяния лишь пред Богом — и никем больше.

    У иноземцев же по-иному. Взять вот Англию, хотя и там государева власть непререкаема (попробовал бы кто ихней Марье Тудоровой перечить — не зря её «Кровавой» прославили; да и нынешняя, Лизавета, тоже, говорят, девка суровая), однако есть там у них при дворе некая соборная палата, избираемая всеми сословиями королевства — от высших боярских до самых подлых; и король, по закону, должен политику свою согласовывать с той думой, именуемой «парламентом» (по-русски сие означает «говорильня»). Ладно, Марья не согласовывала, её отец, Инрик, тоже творил, что на ум взбредёт, и неведомо, захочет ли согласовывать Лизавета. Однако времена меняются: ну пройдёт ещё сотня лет, окажется на троне король или королева послабее, а те выборные говорильщики почуют за собой силу — ого, как ещё может всё обернуться...

    Нет, Висковатый был твёрдо убеждён, что без единовластия державе не устоять. И всё же порой — всё чаще — посещала его крамольная догадка о том, что единодержавие такого рода, как унаследовали мы от ордынских да византийских наставников, в чём-то (о том и подумать жутко!) отходит от заветов Господа нашего Иисуса Христа. Ибо Он, завещав воздать кесарю кесарево, сиречь безропотно повиноваться всякой земной власти, бремя апостольского подвита не случайно возложил на убогих и низкородных иудеев, хоть мог бы избрать для сего и премудрых еллинских филозофов, и изощрённых риторов римских. Тем самым Спаситель как бы указует нам — ныне и присно, — что пред Ним все равны, что самый простой рыбарь не только ничем не хуже иного книжника, но, напротив, стократ превознесён над ним своею верой. Как же согласовать сие с тем, что в державе Московской все одинаково равны не пред Царём Небесным, но под земным владыкой, равны в бесправии и холопстве, — все, от смерда до удельного князя...

    Тут начинался великий душевный разлад, ибо мысль приходила в противоречие с издавна выношенными убеждениями, нашёптывая запретное, погибельное. В Гишпании — иль то у французов? — король почитается как «примус интер парэс», первый среди равных. А осмелься у нас высказать такое про великого государя! Но тогда — ежели следовать тому построению мысли, кое древние именовали «логикой», — тогда надобно признать, что в богомерзких западных землях можно и впрямь увидеть кое-что достойное быть перенесённым сюда. Однако благочестие отеческое держится своей нерушимой целокупностью. Начни его расшатывать, заменять там одно, здесь другое, — что останется?

    Тогда уж надо хотя бы отчасти согласиться и с теми изменниками, что отъезжают в Литву. Даже с иудой Курбским! Коль скоро сознание своего бесправия есть достаточно весомая причина порушить присягу, то можно ли так уж строго судить князя за клятвопреступление? Иоанн, обдумывая ответную свою ему эпистолию, часто о нём говорил, причём сам себе противоречил: то уверял, что вообще не держал на Курбского никакой опалы и не мыслил в чём-либо его утеснить, а то строго осуждал утеклеца за злопыхательское нежелание принять венец мученика. «Ежели и впрямь воровства не замышлял, — повторял он неотразимый довод, — то как было не захотеть сподобиться того венца, смиренно претерпев незаслуженную кару?» В то, что воеводе ничто не грозило, поверить было трудно, он действительно имел тайные сношения с Радзивиллом, это стало известно, а в таких делах государь был беспощаден. Трудно, впрочем, определить, что чему предшествовало, — опалился ли Иоанн на князя, узнав про измену, или князь решился изменить, почувствовав над головой грозовые тучи. Вопрос не праздный, ибо одно дело — продать отчизну за вражеское золото и совсем другое — бежать, спасая жизнь, когда ничего иного не остаётся. Хотя, конечно, измена есть измена...

    Все эти размышления были для Висковатого особенно тягостны потому, что в судьбе Курбского угадывалась ему какая-то странная связь со своей собственной судьбой, на первый взгляд совершенно необъяснимая. Сходство меж ними было лишь в одном: и поднявшийся из низов дьяк, и принадлежащий к старшей ветви Рюриковичей воевода, ведущий свою родословную от Владимира Мономаха, оба были близки в государю и долго служили ему подмогой и советом — один в делах войны, другой в мирных сношениях с чужими державами. Курбский государева доверия лишился; неужели и ему, Висковатому, тоже грозит опала?

    А не вспомнить Курбского было нельзя, думая об устройстве родной державы и, самое главное, о том, отвечает ли ныне это устройство канонам истинного благочестия. Иными словами — хорошо или дурно управляется Московское государство. Ведь князь Курбский оправдывает свой отъезд именно этим: государство, мол, управляется дурно, а посему каждый волен отказаться от службы такому правителю. И так думает не один Курбский, среди утеклецов не он первый и едва ли станет последним.

    Что тут скажешь? Висковатый и сам видел, что правление Иоанна дурно, порою даже не верится, что на престоле тот же царь, что и десять лет назад. Нельзя не признать, что при адашевской «Раде» дела державные шли куда лучше. Но подданным можно ли судить, прав или не прав венценосец?

    Ответа на этот вопрос у печатника не было. «Нет» открывает дорогу тиранству поистине беспредельному, ибо не всякий государь оказывается достоин унаследованной власти и добродетельного Титуса на престоле сменить может зловредный в своём безумстве Домициан. Бывало так древле, так же бывает и в наши времена. А ответить: «Да, можно и должно судить» — что же тогда останется от власти, от единодержавия?

    Мысли эти одолевали Висковатого не один день, а возвращаться к ним заставляло — как ни странно — отсутствие известий от Годунова. Поэтому он был вдвойне обрадован, когда постельничий наконец явился, незадолго до того прислав с известием своего слугу. Время для гостевания было необычное: отобедать уже успели, а садиться за стол для ужина ещё рано. Лукавец явно хотел показать, что пришёл по делу, а не просто так — приязни ради.

    — Не часто видимся, боярин, — укоризненно сказал печатник, — хотя и недалеко нам друг от друга. Худо, что дела вершим разные, мои твоих не касаются, а то иной раз, гляди, и в приказе бы встретились. Нет того, чтобы зашёл когда за столом вместе посидеть, чарочку-другую выпить... или меня к себе пригласить, а? И теперь вот, мыслю, тоже ведь с делом каким пришёл, а мог и попросту, по-приятельски...

    — Каюсь, Иван Михалыч, каюсь. — Годунов покивал, прижимая к сердцу растопыренную пятерню. — Дела у нас хотя и разные, а голова от них одинаково пухнет и у тебя, и у меня. Оттого, видно, и не выпадает нам вместе попировать на досуге... Это уж пусть молодые тем забавляются, у них и впрямь нету иных забот, окромя пиров да полевой потехи.

    — В поле, слыхал, и ты бываешь?

    — Какое... — Годунов махнул рукой. — Разве что великий государь когда велит, я у него искусным охотником слыву — косулю случилось подстрелить у него на глазах... Слышь, Иван Михалыч, а я ведь и впрямь не без дела к тебе нынче пришёл.

    — Да я уж понял. Иначе небось и не подумал бы навестить. Что ж за дело у тебя такое, Димитрий Иванович?

    — Да оно, пожалуй, и не моё вовсе, а скорее по твоей части. Приходил ко мне намедни некий немчин, именем Аким Лурцын...

    — Это не тот ли стряпчий, что при ливонском посольстве? Помню, как же. Так это, пожалуй, я ему и присоветовал у тебя побывать. Они там, слыхать, немку какую разыскивают? А ты вроде стрельца одного знаешь, у коего отец русский, мать же немка, вот я и подумал...

    — Верно ты подумал, Иван Михалыч, она самая и есть. Померла лет двадцать тому назад.

    — Во-о-он что, — с сожалением сказал Висковатый. — Зря, выходит, я стряпчего к тебе посылал.

    — Не скажи, не скажи. — Годунов заулыбался, оглаживая бороду. — Тут занятное дело выходит, и не простое... потому и пришёл к тебе посоветоваться.

    — Ну-ну, давай.

    — Немцы, Иван Михалыч, не бабу ведь разыскивают. — Он понизил голос, словно боялся, что подслушают.

    — Говори без опаски, тут лишних ушей нет.

    — Баба та, я так понял, не больно им и нужна была. Искали её для того лишь, чтобы через неё на красного зверя выйти.

    — Скажи на милость, — удивился Висковатый. — И что ж это у них за зверь такой?

    — Немцам её сын нужен.

    — Сын? Скажи на милость, — повторил печатник. — Это который — тот стрелец, что ли?

    — Он и есть, Иван Михалыч. Вот теперь и не знаю, как с этим делом быть дальше. Давай вместе подумаем!

    — Подумать-то можно, да мне одного не понять, на кой им ляд сдался тот стрелец?

    — Я тоже не понял сперва. Акимка про него обмолвился, но прямо ничего не сказал... Вижу: крутит нехристь, что-то утаивает. Так я его, признаться, подпоил маленько. — Годунов беззвучно посмеялся. — А немчура ведь, сам знаешь, пить по-нашенски не может. Где им, собакам! Кишка у них на это дело тонка. Вот язык-то у Акимки и развязался.

    — Это ты хорошо придумал, — одобрил Висковатый.

    — Ну! Впервой, что ли. — Годунов самодовольно усмехнулся. — Так баба пропавшая знаешь, кто такая?

    — Откуда же мне знать? Коли хочешь, чтобы знал, скажи.

    — Скажу, Иван Михалыч, да ты не поверишь. Баба та — сестра самого посла!

    — Сестра Бевернова? — недоверчиво переспросил Висковатый.

    — Так Лурцын проговорился. А правду ли вымолвил аль солгал... — Годунов развёл руками, показывая, что судить о том не может. — Мыслю, однако, что это правда. Сперва-то он сказал, будто бабу разыскать просил его один немец в Риге...

    — То самое и мне плёл, — кивнул печатник.

    — Да. Однако я тому не поверил, больно уж ретиво принялись они её искать. Мне про Акимку давно доносили — ходит, выспрашивает... А посол, выходит, ему в том препон не чинит? Хотя посольским шататься по Москве заказано настрого, и не знать о том они не могли...

    — Ну, этого-то никто не соблюдает. — Висковатый пренебрежительно махнул рукой. — Для порядка запрет есть, да как за ним проследишь? Шатаются, ясное дело, и на торги ходят, и по шинкам бражничают. Поди удержи эту братию под замком!

    — Лурцын не из тех, кого к шинку тянет. Словом, дивным мне это показалось — столько усердия, а чего ради? Кто-то просил узнать про свою сродницу — ну ладно, узнай, поспрошай при случае у кого придётся. А тут такую суету развёл...

    — Рижский немец мог и добрую мзду посулить, — рассеянно заметил Висковатый. — Ладно, это пустое. Теперь-то нам ведомо, кого и почему они ищут. Стрелец этот кто таков?

    — Андрюшка Лобанов, сотник Кашкаровского полку.

    — Сотник... И он, выходит, родной племяш самому послу Бевернову. — Висковатый встал, прошёлся по комнате и снова сел. — Ты гляди, как оно ловко получается...

    — Что ловко, Иван Михалыч?

    — Да нет, это я так... другое вспомнилось. Димитрий Иванович, а ты сотника этого хорошо знаешь? Что за человечишко?

    — Худого ничего сказать о нём не могу, он мне однова добрую службу сослужил... и Кашкаров — голова ихний — лестно про него отзывался, в Ливонии вместе были. Как посоветуешь, Иван Михалыч, сказать ли Андрюшке про новообретённую родню? То-то изумится! Бевернов этот, он что, из знатных небось?

    — По званию — барон, ну это пониже князя, так не шибко он и высокороден, однако служил при нынешнем кесаре. Не случайно послание от того привёз, кого попало не пошлют... А сотнику ничего говорить не надо... покамест. Там видно будет. Более того скажу — о том никому ни слова, Димитрий Иванович. Великий государь может ли проведать, что стряпчий у тебя был?

    — Помилуй, Иван Михалыч! Только великому государю и дела, что эдакую тлю наблюдать. Да мало ли кто у меня бывает!

    — Ну, всяко может обернуться, — нетерпеливо сказал Висковатый. — В случае чего скажешь: немец ко мне приходил, да, а послали его из Посольского приказа. Прямо на меня и сошлись: Висковатый, мол, прислал. Коли случится нужда солгать, а такое нередко случается, то ложь всегда мешать надобно с правдой, тогда её легче проглотить. Немец тот, скажешь, искал родню некой немки, про которую слыхали, будто она в Москве поселилась. А почему я того немца к тебе послал, так издавна был наслышан, что людишки твои по Москве шныряют, высматривая что придётся... Ты, полагаю, от государя того не таишь?

    — Чего ж тут таить, коли у меня должность такая? С кого первый спрос, ежели, не дай Бог, царёву двору какой ущерб учинён будет? С постельничего, с кого ж ещё! За внутреннюю стражу кремля кто в ответе? Опять же постельничий! Так можно ли мне не иметь своих соглядатаев повсеместно...

    — Значит, коли надобно будет, великому государю скажешь, что про немкину родню был спрашиваем, но таковой припомнить не смог. И сотника назвать — Боже упаси...

    — Оно вроде негоже — государю-то лгать, — неуверенно сказал Годунов. — А ну как обнаружится?

    — Не обнаружится. Таить про сотника не помышляю, однако сказать о нём следует во благовремении, когда надо будет. А поспешишь — людей насмешишь...
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Рынды отмахнули створки дверей крестовой палаты, Иоанн вышел в сопровождении немногих окольничих, вместе с ним отстоявших заутреню. Перехватив взгляд государя, Бомелий отвесил поклон и остался стоять. Немного погодя подошёл женоподобный отрок, молча поманил за собой.

    — Так что, Елисей, были видны светила? — спросил Иоанн, когда они остались вдвоём в небольшом, жарко натопленном покое. — Говорил тебе, к ночи вызвездит.

    — Государь не ошибся и в этом. Ночь была морозной и ясной, ничто не препятствовало наблюдениям. Я наконец смог определить то, чего недоставало моим расчётам.

    — И что же, нашёл ты эту свою... как её называл? Благорасположенную персону?

    — Не «мою», государь, — тонко улыбнулся Бомелий. — Персона сия благорасположена к твоему маестату, посему надлежит назвать её твоею. Я её нашёл. Прикажешь говорить здесь?

    Он обвёл взглядом стены, до высоты человеческого роста обитые тиснёной потускневшим золотом кожей, а выше округлённые к расписанному травами своду.

    — Нет, — отрывисто сказал Иоанн, правильно истолковав его заминку. — К себе ступай, да не отлучайся никуда. Улучу время — приду.

    — Когда угодно будет государю. — Бомелий снова склонился в низком поклоне и стал пятиться к двери.

    — Да ты точно ли её высчитал? — спросил Иоанн.

    — Могу ли я представить твоему величеству ошибочные или непроверенные результаты?

    — Ну добро. А сам эту... персону видел?

    — Так, маестат. Я имел одну оказию её увидеть.

    — И что же она...

    — Государь будет доволен моим открытием, — заверил Бомелий.

    Вернувшись к себе, он кликнул управителя и велел запереть в работной избе всех слуг и никуда их не выпускать, покудова не скажет.

    — Сей день мы с Иосифом изготовляем сугубо злое зелье, коего пар может причинить смерть, ежели его вдохнуть, — объяснил он, — потому никто не должен приближаться. Ты же будь в караульне и так само не высовывайся. Когда закончим, Иосиф тебя известит.

    — А ну как вы с ним сами вдохнёте да окочуритесь, доколе ж нам сидеть взаперти?

    — Нам не грозит, мы с ним приняли антидотум. Сейчас скажи ему, чтобы пришёл сюда.

    Пройдя в лабораториум, он погрел руки у очага, ещё раз прикидывая возможные последствия своего «открытия». Впрочем, теперь — когда уже оповестил о нём государя — думать было поздно. Оставалось лишь надеяться, что всё сойдёт, как задумано.

    По обыкновению неслышно, появился Абдурахман, приблизился, приложив руку к сердцу и ко лбу, и замер в выжидательной позе.

    — Сегодня придёт один высокопоставленный вельможа, — сказал Бомелий. — Весьма высокопоставленный! Он довольно давно заказал мне свой гороскоп, однако за недосугом я смог выполнить заказ лишь теперь. Боярину же пришлось сказать, будто трудился над ним долго. Разбери вон те бумаги, там есть ненужные, и всё относящиеся к расчётам астрологическим — ну увидишь сам, прохождение тех или иных планет через зодиакальный пояс, склонение эклиптики и тому подобное — разложишь здесь по столу, да побольше. Боярин всё одно ничего в этом не смыслит!

    — Я понял, о мудрый. Ты решил прибегнуть к некоторой диссимуляции, — кивнул Абдурахман. — Вполне, впрочем, безвредной, если позволишь своему сервусу высказать его ничтожное суждение.

    — Конечно, она безвредна, — согласился Бомелий. — Напротив, скорее можно назвать её благодетельной: заказчик был уязвлён, что ему не уделили достаточного внимания, и вдруг с радостью убеждается в обратном... Приведи стол в соответствующий вид, а после ступай к себе и сиди тихо. Сюда не показывайся ни в коем случае, ибо у этого вельможи есть одна особенность: он вспыльчив и до исступления ненавидит людей твоего племени. Кажется, кто-то из его родни пропал в турецком плену или что-то в этом роде. Толком не знаю. Но стоит ему увидеть смуглое лицо, да ещё с носом такой причудливой формы, как он впадает в буйное неистовство...

    — О, горе мне, — простонал магрибинец, закатывая глаза.

    — Горе тебе будет, если заглянешь сюда или столкнёшься с ним по пути, — нетерпеливо сказал Бомелий. — Поэтому уходи из лабораториума, как только разложишь бумаги. А если он появится раньше — приведу в действие потайной колокольчик, тогда бросай всё и беги к себе.

    — Слушаю и повинуюсь, — почтительно ответил магрибинец.

    Бомелий ушёл. Абдурахман принялся разбирать бумаги, откладывая в сторону те, что с виду могли сойти за расчёты и заметки, связанные обычно с работой над составлением гороскопа. Оказалось их порядочно, не зря Бомелий слыл звездочётом. Впрочем, в его способности, как такового, Абдурахману не очень верилось, ибо в разговорах на эту тему он не раз уже ловил лекаря на ошибках, непростительных для действительно посвящённого в возвышенные тайны астрологии.

    Разбрасывая по столу отобранные листы, он раздумывал над услышанным только что от Бомелия. В свирепого боярина, ненавистника турок, Абдурахман почему-то не поверил, хотя ничего необычного в этом, казалось бы, не было. Правоверных ненавидели не только в Москве, но и куда больше! — в Вене, Праге, в Венеции, в любом уголке христианского мира. Мог ненавидеть и этот свирепый боярин. Однако про боярина лекарь соврал, это было очевидно. Абдурахман обладал странной способностью безошибочно определять лжеца по мельчайшим приметам — выражению глаз, едва заметному изменению голоса или чему-то ещё, чего не мог бы определить он сам. Он просто распознавал враньё сразу, как опытный кузнец с первого взгляда может распознать неправильно закалённый клинок.

    Но зачем было Бомелию врать именно сегодня, и, главное, кому? Своему работнику! Почему счёл нужным скрыть от него, кто должен прийти... Строго говоря, Абдурахману было вовсе не любопытно знать, с кем имеет дело лекарь. Мало ли кто к нему ходит! Но это было любопытно Годунову, а он боярину обещал брать на заметку всё достойное внимания.

    Покончив с бумагами, он разложил по столу, для пущей диссимуляции, несколько астрономических инструментов — квадрант, угломерный круг, гномон с буссолью, циркули разного размера и вида. Лимб угломера настолько потускнел от длительного неупотребления, что уже трудно было прочесть мелко гравированную по нём цифирь, Абдурахман почистил его уксусом и мелом, то же сделал и с циркулями. Теперь при виде этих блистающих артефактов никто не усомнился бы, что ими пользуются неустанно.

    Суконкой доводя латунь до золотого сияния, он то и дело поднимал глаза и задумчиво посматривал на распростёртого под потолком ската. До сих пор ни к чему из подслушанного через открытое котом Васькой «дионисиево ухо» Годунов особого интереса не проявил, хотя неизменно похваливал его и кое-что записывал иногда в свою книжицу. Но почему-то сейчас Абдурахман был уверен, что нынче — если не помешает непредвиденное (а непредвиденное имеет коварную склонность вмешиваться в ход событий именно тогда, когда никакого вмешательства не надобно) — нынче он сможет услышать много любопытного. Откуда эта уверенность, он не понимал, да и не пытался понять. Таких вещей никогда не поймёшь, однако отрицать их глупо. В его жизни было немало случаев, когда он безошибочно предчувствовал тот или иной крутой перелом судьбы: иногда их предвещал необычный сон, иногда просто какое-то странное ощущение, которое трудно было даже определить. Не было никаких разумных оснований предположить, что разговор Бомелия со свирепым боярином-турконенавистником сможет раскрыть что-либо важное, однако Абдурахман предполагал сейчас именно это.

    Покончив с чисткой инструментов, он разложил их среди бумаг в живописном беспорядке, подумал, не притащить ли ещё и астролябию, но решил, что это уж было бы слишком. Убрал со стола склянку с уксусом и испачканные мелом суконки, подбросил дров в очаг — день был уже совсем холодный — и присел возле огня, спрятав руки в рукава халата. Только бы свирепый гяур не передумал посетить лекаря! Хотя как знать, может быть, ему надо просто испросить совета по поводу какой-нибудь тайной хвори...

    Вернулся Бомелий, одобрительно оглядел стол и похвалил магрибинца за сообразительность: насчёт инструментов он ему ничего не говорил.

    — Твоя мудрость ошибается, — почтительно возразил тот, — ты повелел именно это: разложить бумаги и инструменты. Иначе смог ли бы я осмелиться?

    — Разве? Не припоминаю.

    — Твой могучий ум перегружен изобилием материй столь важных, что мог упустить из сокровищницы памяти подобную мелочь. Позволишь ли, о великодушный, попросить о милости?

    — Выкладывай.

    — Меня немного лихорадит, такое случается в холодную погоду. Не разрешишь ли мне удалиться, если нет какой-либо неотложной работы?

    — Срочной нет. Поди отлежись, да сготовил бы себе отвару — они у тебя изрядно получаются...

    Выпроводив магрибинца, Бомелий принялся расхаживать по палате, пытаясь убедить себя, что ни в чём не ошибся и всё задумано правильно. Конечно, дело было рискованным, однако вся его служба при дворе такого грозного потентата, как Иоанн Московский, была с самого начала сплошным риском. Ставки были высоки, именно это его привлекало: по натуре он был игрок, и игрок отчаянный. Да, здесь легко потерять голову, но её можно потерять где угодно, причём задарма. Отсюда же, если удача будет ему сопутствовать, он уедет богачом. Таким богачом, каких не много и на Западе...

    Когда вошёл Иоанн — в монашеском одеянии, с опущенным на лицо куколем, — Бомелий был уже спокоен и вполне уверен в себе. Поприветствовав государя низким поклоном, достойным, без обычного московитского раболепства, он взялся за спинку кресла:

    — Государю угодно сесть поближе к огню?

    — Не надо, тут оставь, — хмуро отозвался Иоанн. Бережно, под локти, усаженный к столу, он оглядел бумаги, блестящие циркули, квадрант: — Ишь, цацок у тебя сколько... мудрёные штуки! Мне, Елисей, недосуг нынче, потому излагай скоро, что там у тебя есть. Персону, говоришь, определил. И кто же она? Не Рюриковна ли, упаси Бог?

    — Государь! С того дня, как начал я служение у твоего престола, есть у меня одно неколебимое правило: ни под каким предлогом не осквернять твой слух ложью...

    — Посмел бы осквернить, — проворчал Иоанн ещё более хмурым тоном и взял в руки угломерный круг.

    — Лекарям порою приходится это делать, иной раз дабы оказать помощь недугующему. Бывает ведь так, что недуг являет признаки неизлечимого, однако болящий находит силы преодолеть хворь и вернуться к доброму здравию... ежели лекарь сумел убедить его, что сие возможно. Тут приходится лгать, ибо, услышав правду — что недуг представляется неизлечимым, — болящий падёт духом и сил для борьбы не обрящет. Но с государем, сказал я себе, нет нужды применять подобную методу «лжи во спасение», ибо сила его духа столь велика и столь очевидно подкреплена она небесным покровительством, что он способен и сам преодолеть телесную немощь. А также, я убеждён, и любую невзгоду душевную...

    — Короче, Елисей, — прервал Иоанн. — Не утруждайся витийственными исхищрениями, дабы объяснить, почему не лжёшь. Оно и без Кикероновых словосплетений понятно. Ведомо тебе, мыслю, что за ложь я караю... потому со мною оно безопаснее — говорить правду.

    — Так, маестат, — согласился Бомелий, склонив голову. — Однако я в затруднении, ибо ответить на вопрос о происхождении... той персоны... может означать едва ли не то, что римляне называли «оскорблением величества».

    Иоанн уставился на него, сдвинув брови:

    — Поясни!

    — Я уже говорил, что благое взаимное воздействие двух персон, расположенных друг к другу в силу сидерического[17] тяготения, будет тем сильнее, чем ближе одна к другой означенные персоны будут находиться. Коль скоро речь идёт о персонах различного пола... сиречь мужской и женской...

    — Ну же? Да что мямлишь, язык, што ль, связало?!

    Бомелий и в самом деле вдруг заробел, словно вся эта затея не была уже обдумана и передумана им многократно.

    — Великий государь понимает, о какой близости тут приходится говорить, — выговорил он через силу.

    — Я что же, как жену должен её поять? Эко удивил. — Иоанн усмехнулся. — Так ты в том «оскорбление величества» узрел?

    — Маестат, сие не так просто. Натурально, всякий муж самого высокого рода может спознаться с простолюдинкой, не уронив своего достоинства. Однако же, если речь идёт не о случайной подруге на ночь-другую, но о персоне истинно благорасположенной к государю... и если таковое её качество подтверждено указаниями светил, кои, как правило, не ошибаются, — он поводил вытянутой рукой над разбросанными по столу доказательствами своих трудов, — то тут потребна иная связь. Более... как бы выразиться... постоянная.

    — Та-а-к, — протянул Иоанн, продолжая усмехаться. — Это ты что ж мне, Елисей, советуешь — к аналою её, што ль, вести? Ну давай договаривай! Да заодно подскажи, куда супружницу девать, с коей уже обвенчан. Может, в обитель постричь, как батюшка постриг свою Соломонию? Ну? Чего же умолкнул, Кикерон?

    — Великий государь! Бог не позволит мне предерзко посягать на дела августейшего семейства. Но я однажды поведал тебе о прочитанном — хотя тогда и неясно — в звёздных хартиях, и ты повелел в том разобраться. Я разобрался и ныне даю ответ. Вели меня казнить, если счёл сие обидой, мне легче положить голову на плаху, нежели жить с чувством вины перед моим повелителем и благодетелем...

    — Без головы на кой ты мне сдался, — пренебрежительно сказал Иоанн. — Однако я тебя спросил, как быть с Марьей Темрюковной, коли ты мне новую жёнку подкладываешь...

    — Разве сказал я о браке? Государь! Бог сотворил человеков и одним назначил быть мужами, а иным — жёнами. О том, что и как было до грехопадения, говорить не станем — то никому не ведомо. Однако изгнанным из садов эдемских было заповедано: плодитесь и размножайтесь, рожайте детей в муках. А где ж там, позволю себе спросить, был аналой? И кто был тем священнослужителем, что мог их обвенчать?

    — Ты к чему клонишь? — с подозрением в голосе спросил Иоанн. — Это как же тебя понимать, а?

    — Я лишь хочу напомнить великому государю, что Бог, сотворив мужа и жену, повелел им жить совокупно, продления рода человеческого ради. Обряды же брачные суть людское измышление, придуманное затем лишь, что без него жили бы все в скотском распутстве, совокупляясь кто с кем горазд. Следует различать заповеди Господа нашего, единые и обязательные для всех христиан, и здешние, земные, установления, правила, обычаи... те меняются и по времени, и по месту. В разных землях брачующихся соединяют по-разному, к тому же ныне делают это не так, как делали в прошлые века. Не проистекает ли отсюда, что соблюдение тех установлений отнюдь не столь обязательно, как следование заповедям Писания?

    — Тебя только мне и не хватало... учить, как заповеди соблюдать надобно. Ещё один Сильвестр на мою шею, — проворчал Иоанн. — Сказал тебе, говори короче! Коли с персоной той не венчаться, так что мне — наложницей её сделать?

    — Сие, маестат, назвать можно по-разному, — почтительно пояснил Бомелий. — Наложница, конкубина, метресса... Таковая персона в иных землях почитается едва ли не выше, нежели супруга круля, ибо от той не ждут ничего иного, кроме как подарить ему легитимного престолонаследника. И всем ведомо, что крулевой стала она не по сердечной к ней склонности правителя, но токмо по сочетанию династических связей...

    — Да как бы ни стала, всё же она — супруга! А прочее есть блуд, сам, што ль, не смекаешь?

    — Что значит «блуд»? — Бомелий позволил себе слегка пожать плечами. — Это, государь, как посмотреть... Ежели кто готов спознаться с кем попало, подвигнутый на то единой похотью, тогда это блуд. Однако мы говорим о казусе необычном... Законы, управляющие движением светил и воздействием их на человеческие судьбы, суть превыше здешних наших обычаев и установлений. И ежели звёзды подсказывают: «Сотвори так», то разумно ли им противиться... оттого лишь, что сие может показаться достойным осуждения ипокритского. Внимая звёздам, негоже прислушиваться к досужим наветам злопыхателей.

    — Ты так и не сказал, кто она, — спросил Иоанн, помолчав.

    — Это особа происхождения незнатного, — признался наконец Бомелий. — Однако много ли значит знатность происхождения? Государь сам достаточно претерпел от знатнейших родов, чтобы не видеть в них надёжную опору власти.

    — Я спросил, кто она? — повторил Иоанн уже грозно.

    — Её отец, маестат, ведомый тебе оружейник и механикус, именем Никита...

    — Ни-ки-та? — медленно переспросил Иоанн, подымаясь из кресла. — Так ты об его дочери, об Анастасье?

    Лицо государя стало страшным, он приподнял правую руку и сжатым кулаком сделал короткое, резкое движение вниз — словно вонзал в пол наконечник посоха, которого сейчас при нём не было.

    — Ты что же, собака, потешаться надо мной вздумал? — проговорил он свистящим шёпотом. — Али твои звёзды умолчали, что Анастасья Фрязина — моя крестница?!

    Этого Бомелий и впрямь не знал, и вот тут он действительно почувствовал, что земля уходит у него из-под ног. Но в жизни такое уже случалось с ним не раз, и жить он продолжал только лишь потому, что всегда умел найти выход из самого отчаянного положения, когда, казалось бы, деваться уже некуда.

    — Не гневайся, государь, — сказал он спокойно, — это лишь подтверждает необыденность астральных связей меж тобой и этой девицей. Часто ли бывало такое на Москве, чтобы дочь ремесленника становилась крестницей великого князя? Чтобы царь крестил дочь простого майстера? Ежели часто, то тогда это совсем несущественное обстоятельство, о котором звёзды и в самом деле могли умолчать — они возвещают лишь о главном. Однако, мыслю, это не так. Но ведь тогда разве не знаменательным представляется то необычное движение души, что когда-то побудило тебя сделать своей крестницей именно Анастасию Фрязину, возвысить её до столь необычной чести?

    — Я вот гляжу на тебя, Бомелий, — голос Иоанна начинал уже клокотать от ярости, — и невдомёк мне, вовсе ли ты ума лишился, аль у тебя вторая голова в запасе, коли эту потерять не боишься! На что меня блазнишь, люторское ты отродье, на кровосмешение духовное?! Чтобы я на ложе своё крёстную дщерь возвёл?! Да я тебя, паскудника, на малом огне велю зажарить!!

    — Великий государь! — Бомелий опустился на колени и раскинул руки, склонив голову. — Звездогадательство на владык мира сего испокон веку было чревато опасностью для тех, кто владеет этим искусством. Уже не одному астрологу довелось поплатиться жизнью за некстати обретённую истину. Истина, однако, оставалась истиной... хотя кому-то и неугодно было признать её таковой. Я, маестат, знал, на что иду, когда признался тебе, что не токмо лекарь, но ещё и звездочёт. Сказаться лишь лекарем и ограничить свои заботы одним лишь поддержанием телесных твоих сил было бы мне много спокойнее... благо Господь наделил тебя отменным здравием. Но я, государь, почёл бы воровством утаить другое своё умение, понеже сведом, сколь часто можно предотвратить беду, ежели об угрозе знаешь заранее. Как о ней узнать? На то есть два пути — либо наука астрологическая, либо чернокнижие и волховство. А то, что предвещают звёзды, часто кажется несуразным, ибо истолковывают его неверно. Ты вот помянул о «духовном кровосмешении», но бывает ли такое? Кровосмешение, сиречь инцестум, как мы это называем, есть противоестественная плотская связь между близкими по крови, и слово это не имеет иного смысла. Где нет близости по крови, нет и инцеста, какие бы иные связи ни возникали меж этими двумя. Не мню себя богословом, искушённым в толковании канонов экклесиастических, но какова первая обязанность восприемника перед младенцем, коего он принял от купели? Мыслю, первая его обязанность есть воспитать дитя добрым христианином, дабы опасалось оно дурных поступков и бежало греха. Не то ли самое обязан внушать муж своей супруге? Однако меж супругами есть ещё и плотская связь — препятствует ли она водительству духовному? Никоим образом не препятствует. Почему же ты считаешь, что духовное водительство, получаемое девицей от восприемника, должно препятствовать иной, плотской связи?

    — Потому что сие был бы мерзостный грех, — сказал Иоанн твёрдо, но уже другим голосом, и опустился в кресло. — Встань, пёс лукавый!

    Бомелий послушно поднялся с колен, стоял перед государем уже смело, глядя ему прямо в глаза.

    — Понятие греха не есть нечто незыблемое, и для властелина оно не то, что для его подданных, — продолжал он вкрадчиво. — Ведомый тебе Николаус Махиавель в трактате «Принцепс» излагает много советов, яко потентату надлежит укреплять свою власть, и многое из предложенного им не только не согласовано с заповедями Священного Писания, но и прямо им противоречит. Когда книжка сия явилась, многие ославили аутора исчадием преисподней, однако скоро поутихли, ибо поняли, что управлять государством иначе, нежели по рецептам Махиавелевым, воистину невозможно. Хотя он советует и лгать, и преступать клятвы, и убивать — всё это по надобности, сохранения власти для. Перестаёт ли сие быть грехом? Не перестаёт, государь, ибо в заповедях сказано: не солги, не убий, не преступи клятвы. Отсюда надлежит сделать дедукцию — власти без греха не бывает, всякий властитель грешит неизбежно. Грешит, ежели хочет удержать власть в своих руках. Он волен отречься от власти, коли так боится греха, может принять сан иноческий — но что тогда станется с державой? Чьи руки её примут? Добро, ежели есть у правителя достойный наследник, но всегда ли так бывает? И тогда надобно избирать единое из двух: либо погубить державу, вручённую тебе от Бога, либо отяготить свою душу грехом, кой всегда можно замолить, полагаясь на непостижимое милосердие Господне...

    — Замолчи, — с усилием выговорил Иоанн. — Поистине сам ты исчадие... златоуст кромешный! Поди кликни моего человека — недосуг мне тут боле с тобой морочиться...

    Он стал снова подниматься из кресла, Бомелий подскочил помочь. Иоанн, отстранив его, глянул грозно:

    — Ей самой... Анастасии... не проговорился ли о своих изысканиях?

    — Помилуй, государь! — воскликнул Бомелий. — Говорить об этом с ней, без твоего позволения?!

    — Смотри! — погрозил Иоанн пальцем. — Если хоть слово кому!

    — Бог сохранит меня от подобного безумства...

    Когда внизу в лабораториуме хлопнула дверь и воцарилась тишина, нарушаемая лишь потрескиванием горящих в очаге поленьев, Абдурахман дрожащими руками сунул на место кирпич и стал торопливо расправлять висящие над отдушиной зипуны, тулупы и прочую рухлядь. Он всё ещё не мог до конца поверить, что действительно слышал голос всемогущего повелителя московитов и этот ужасающий разговор не причудился ли в дурном сне. Понял он не всё, значение некоторых слов оставалось неясным: так, непонятно было, о каком духовном «кровосмешении» могла идти речь; более того — как правоверный, он вообще не представлял себе, что за «духовная связь» может быть между мужчиной и женщиной. Но главное он понял, и сама по себе мысль уложить распутницу на ложе повелителя ему скорее понравилась: именно там ей и место. Может, хоть так Андрей от неё бы избавился (если это, конечно, та самая Анастасия; помнится, он произносил её имя как-то иначе; но отец, механикус и оружейник, — это совпадает). Не в ней, однако, дело. Он слишком хорошо понимал, что никаким «избавлением» это для Андрея не станет, а напротив, навлечёт на него бедствия поистине ужасающие. Годунов должен узнать обо всём немедля! Абдурахман обернулся к той стороне, где, по его представлениям, должна лежать Мекка, провёл ладонями по лицу и возблагодарил Аллаха за то, что коту Ваське предначертано было заорать здесь в нужный день и нужный час.
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— Ну а посол что? С послом-то говорил ли?

    — И с послом, великий государь, говорил уже не единожды, — ответил Висковатый со вздохом. — То же твердит и посол Бевернов. Оно и понятно, стряпчий-то с его слов изрекает, не от себя же. Лурцын что? Малый человечишко, тля ничтожная...

    — Тля-то он тля, — возразил Иоанн, — однако и так может быть, что решения посол принимает с его подсказки. Сам говоришь, что в наших делах он не разбирается и ничего тут не ведает, у стряпчего же опыт. И похоже, немалый.

    — Так, великий государь. Я тоже мыслю, что без Лурцына Бевернову и шагу б тут не ступить, однако решения он с подсказки стряпчего принимает едва ли. Ежели ему вообще надобно что-то решать. Может статься, и не надобно... а есть у него подробное наставление то ли от канцлера кесарского, то ли от ихнего великого магистера, и Бевернов тому наставлению следует неуступно, буква в букву.

    — Мог и сам кесарь дать ему такое наставление, — заметил Иоанн, как бы размышляя вслух. — Ежели, сказывают, Бевернов к нему близок...

    — Мог и кесарь, — согласился Висковатый.

    — Посол али тот — как его? — Акимка не жалобились ли на дурное с ними обхождение?

    — Не на что жал обиться им, великий государь, в сугубой холе живут, как от тебя велено было.

    — Так и надо. Дабы отсюда поехали с полным удовольствием, будучи убеждены в нашем добром к ним отношении. Они нам ещё понадобятся! Что старого дурака Фюрстенберга уломать не удалось — невелика потеря, я на то, правду сказать, не больно-то и рассчитывал. На Ливонию Магнуса посадим, однако закрепить её за нами без кесарской подмоги трудненько будет... Вот тут Бевернов и пригодится. Жаль, нет у нас на Руси ихнего обычая прельщать иноземцев афродитскими утехами. — Иоанн усмехнулся. — А то нашли бы для комтура какую жёнку поблаголепнее видом, он бы, глядишь, и размяк...

    — Такого блудодейского обычая у нас нет, — подтвердил дьяк, — да комтур вряд ли и клюнул бы на такое. Орден-то ихний вроде как бы полувоинский, полумонашеский. Однако, великий государь, ведомо мне стало об одном дельце, кое может Бевернова для нас повязать едва ль не пуще тобою помянутого.

    — Что за дельце? Неужто чего напрокудил господин посол, ай да мних...

    — Нет, великий государь, посол ничего не прокудил, куда уж ему. — Висковатый тоже позволил себе улыбнуться в бороду. — Напрокудила во время оно его сестрица: будучи молодой вдовой, сбежала сюда на Москву аж из Богемской земли. Так-то всё было честь-честью — веру православную приняла, обвенчалась, нарожала детей. Сын ещё жив, остальные померли, равно как и родители. И того сына её, то бишь своего племянника, посол Бевернов стал разыскивать, едва приехал.

    — А пошто он его разыскивает? — с подозрением спросил Иоанн.

    — Того, великий государь, доподлинно сказать не могу. Мыслю, просто к родственной крови потянуло... Сам-то он одинокий, не молод уже. Может, наследником хочет сделать. Беверновы, слыхал, род добрый, с маентками немалыми и в Ливонии, и в иных кесарских землях, прусской да саксонской.

    — Вдову, что ж, вывез оттуда кто из наших?

    — Некий стрелец, великий государь, из охраны великого посольства, кое родитель твой отправил тогда в Гишпанию к кесарю Каролусу. Послан был тогда к кесарю Ивашка Посечень-Ярославский, в его же охране и был тот Лобанов, с коим немецкая жёнка утекла на обратном пути.

    — Видно, бой была баба, — одобрительно заметил Иоанн. — И что же, сыскал Бевернов её сына?

    — Бевернов — нет. Я его сыскал, великий государь...

    Выслушав рассказ Висковатого со вниманием, Иоанн задумался, поглаживая рукоять посоха, потом сказал:

    — Послу о том покамест ни слова. Скажешь, когда надо будет. Сотника на это время из Москвы долой, только недалеко... чтобы под рукой был. Он что, женатый уже?

    — Холост вроде, великий государь. Сказывали, недавно посватался тут к одной посадской... Да ты, может, помнишь — оружейник тут один, розмысл, на тебя работает, ты им доволен был, изрядные-де замки ладит...

    — Никитка? — изумлённо переспросил Иоанн. — Так это что, к его дочери, говоришь, сватается тот сотник?

    — Так я слышал, великий государь. — В голосе дьяка послышалось недоумение: с чего бы это великому князю и царю всея Руси любопытствовать, к кому там сватается какой-то стрелец...

    — Сколько же дочерей у Никитки? Помнится, вроде одна была!

    — Того, великий государь, не ведаю, — покаянным тоном признался Висковатый. — Сей же час велю узнать!

    — Оставь, без тебя узнают. Ладно, Иван Михайлович, ступай. Скажи там, чтобы Кашкарова, стрелецкого голову, ко мне кликнули...

    Голову отыскали не скоро, — видно, был в отлучке по служебным делам. Наконец рында оповестил о его приходе. Иоанн, оторвавшись от своих мыслей, согласно склонил голову, дозволяя впустить. Кашкаров — смуглый, сухолицый, с длинными негустыми усами, концами опущенными к бритому по-азиатски подбородку, — всем видом напоминающий о своих касожских[18] предках (считалось, что род его идёт от достославного князя Редеди), вошёл без робости, едва не вплотную приблизился к царёву креслу, отмахнул поклон:

    — Здрав буди, великий государь! Чего повелеть изволишь?

    — Поспрошать хочу, Андрей Фёдорович... кой про кого. О повелениях — после. Сотник Лобанов по твоему ли приказу числится?

    — Так, — кивнул Кашкаров. — Лобанов из моих. Не провинился ли чем, упаси Бог?

    — А что, случается с ним такое?

    — Да нет, — полковник пожал плечами, — в том не замечен покамест... хотя ведь с кем не бывает! Потому, великий государь, и спросил. Ондрюшку знаю по Ливонии, он там в Лаисе со мной сидел.

    — Про те дела ведаю, только это когда было...

    — Не так и давно, великий государь! Вон летось отправил я его с сотней встретить посольство орденское, так он там, поверишь ли, на одного рейтара напоролся, коего по тем временам запомнил. И тот немчин тако же Ондрюшку признал...

    Иоанн прищурился, подался вперёд в кресле, опираясь на посох:

    — А пошто он посольство встречать был послан? Не сам ли напросился?

    — Ну, чего бы он стал напрашиваться! Такое у нас, великий государь, не в обычае. — Кашкаров отрицательно мотнул головой. — Ведь как говорится: от службы не отлынивай, а сам на глаза начальству не суйся. Я почему Ондрюшку послал — первое дело, сотня у него справная, не стыдно показать, к тому ж он по-немецки малость кумекает, в случае чего и перемолвиться сможет, а не перстами друг в дружку тыкать...

    — Ты глянь, как здорово, — с медленной усмешкой произнёс Иоанн. — И перемолвиться сможет, и из своих никто не поймёт, про что была та молвь. На перстах-то оно не больно много и поведаешь, ась?

    — Великий государь, — Кашкаров нахмурился, — не уразуметь мне тебя. На сотника что, извет был? Так я порукой за него! Облыжно ведь ныне кого угодно изветят, совсем одурел народ...

    — Извета на него не было, — заверил Иоанн. — Был бы извет, так не я бы тебя спрашивал про сотника, а он бы сейчас ответ держал перед Малютой... Лукьяныч живо разберётся, облыжно аль не облыжно. А немецкий отколь знает, стрельцы-то наши вроде не из грамотеев?

    — Нет, откуда же, Бог миловал! Да и Лобанов науками не обременён, хотя и немало чего знает... это у него арап был учёный, ну, тот мудрец! Такого мог наговорить, что Ондрюшка начнёт, бывало, нам пересказывать, так заслушаешься. А по-немецки его вроде бы родительница обучила, родом она была из тех краёв.

    — Годов-то ему сколько?

    — Да уж не молод, вроде под тридцать получается. Помнится, говорил, что рождён в семь тыщ сорок четвёртом, а ныне у нас что, семьдесят второй? Это сколько ж получается... — Полковник задумался, долго считал про себя, шевеля губами.

    Иоанн смотрел на него с той же усмешкой, наконец сказал:

    — Оставь, неровен час, голова разболится. Верно сказал — двадцать восемь годов твоему сотнику, не вьюноша уже. Чего ж не женат по сей день?

    — Говорит, недосуг было, да вот теперь вроде собрался — к оружейниковой дочке присватался. Может, слыхал — Фрязин Никита, ох и добрый умелец! Он мне такой самострел сладил! — Полковник в восхищении завертел головой, даже чуть шапкой не кинул об землю, но тут же опомнился, скулы его побагровели от смущения. — Прости, великий государь, забылся я: как про оружие разговор, всё чисто из головы вылетает...

    — На то и воитель, — сказал Иоанн то ли одобрительно, то ли в насмешку. — Не про пяльцы ж тебе говорить. Так это к его дочке сотник сватается?

    — Да, к Настёнке. Прямо скажу — у парня губа не дура!

    — Что, хороша Настёнка?

    — Пава, великий государь, — с чувством сказал Кашкаров и добавил огорчённо: — Один ущерб в ней — дородности малость не хватает. Да я, признаться, и видел-то её уж с год тому, теперь, может статься, и заматерела девка, налилась... а то хвощевата была. В бабе-то, великий государь, надобно, чтобы было за что уцепиться, да поухватистее...

    — Чтоб уж не выдралась, — с пониманием подсказал государь и посуровел голосом: — Ладно, угомонись, а то больно разошёлся! С тобой посудачивши, за год от греха не отмолишься. И когда ж свадьба у сотника?

    — Про то не ведаю. Он, кажись, избу строит, вроде бы тестюшка ему наказал, чтобы до свадьбы готово было жильё. Так теперь уж, верно, о святках? А может, и ране поспеют. Ондрюшке коли невтерпёж станет, так он и плотников ещё поднаймёт, чтобы поторопились...

    — Дело молодое, тут заторопишься. Однако ж со свадьбой придётся ему маленько погодить, понеже есть у меня для Никитки большая работа, гораздо сложная, коей никто, окромя него, сделать не сможет. И медлить с той работой нельзя. Никиткин же нрав мне ведом: коли загуляет, так уж после жди его, покудова в разум придёт...

    — Наш брат русак гулять любит обширно, — одобрительно подтвердил полковник.

    — Об том и разговор. А без гульбы что ж за свадьба! Посему так сделаем, Андрей Фёдорович... отправь-ка ты этими днями сотника своего не так чтобы далеко, а тут в округе... вёрст за пол сотни. Да вот хотя бы в ту же Коломну — дале не надо, чтобы под рукой был на случай. Там тебе всё ведомо, придумай ему какое ни есть дело, пущай покаместь сидит. Заодно и охолонет без своей Настёны, попостится малость — оно для души пользительно, ась?

    Полковник Кашкаров странному царёву повелению подивился немало, но виду не показал.

    — Будет сделано, великий государь. А надолго ему туда?

    — Тебе-то что за печаль? Надобно будет вернуть — услышишь. А теперь ступай, Андрей Фёдорович, я тобой доволен. Нужды нет ли в чём?

    — Благодарствую, великий государь, у нас что за нужды — сабли наточены, кони в теле, зелья порохового хватает, а боле какого нам рожна?

    Вернувшись к себе в приказ, Кашкаров достал из походного погребца сулейку, кликнул вестового и велел принести хлеба и солёных огурцов.

    — И сотника Лобанова ко мне, — окликнул он, когда стрелец поставил на стол глиняную торель и уже шёл к двери. — А ежели ушедши уже, пошли кого ни есть к нему домой. Чтоб вернулся немедля!

    Нацедив из сулеи, полковник неторопливо вытянул чарку, посидел малое время зажмурившись, переживая обычное изумление (вино в погребце держал крепчайшее — ржаное, тройной возгонки, не всякому питуху под силу), потом крякнул и стал хрустеть огурчиком, выбрав помельче.

    Он всё ещё не мог понять сегодняшнего вызова наверх — как ни странно, не помогло и вино. Ежели Ондрюшка в чём провинился... да нет, пустое, тогда и разговор был бы иным! Вообще не было бы никакого: огребли бы парня, и в застенок, как это обычно делается. С чего бы тогда государь стал о нём расспрашивать... Верно сказал: тогда разговор был бы уже с Малютой, сыроядцем этим. Нет, тут иное! Что велено с Москвы отослать, то вроде явная опала, однако не в Вологду же, не в Кострому какую ему ехать, а тут недалеко — в Коломну. «Чтобы под рукой был»... ишь каково закрутил, ведьмак, — кощунственно подумал полковник про великого государя. Нет того, чтобы напрямик сказать, что там за дело приключилось. Оно конечно, и то верно, что ежели дело великое, государственное (а иных дел у великого князя и царя всея Руси — хотя и ведьмина внука — быть не может), то льзя ли раскрывать его перед кем попало.

    — Я ведь кто перед ним — пёс смердящий, — вслух проворчал полковник и нацедил себе для утешения ещё чарку.

    Уважительно поклепавши в дверь, вошёл Лобанов. Полковник даже крякнул с досады: надеялся, что за сотником сгоняют аж на Яузу, больно уж хотелось оттянуть время — разговор предстоял не из отрадных.

    — Садись, — кивнул он и снова взялся за сулею. — От чарки не откажешься?

    — Твоего, Фёдорович, не осилю, не обессудь, — извинился Андрей. — Я нынче хотел ещё топором помахать, сейчас еду к себе на стройку...

    — «Не осилю», — передразнил Кашкаров. — А ещё жениться надумал! Возьми тогда вон там в баклаге, то послабше будет. А к топору чего это тебя потянуло? Саблей не намахался?

    — Да с этими работничками, мать их поперёк, скоро сам плотником станешь, — проворчал Андрей, наливая себе из баклаги. — Обещались к Покрову под крышу подвести, а ни черта не сделали... Как суббота, так: «Хозяин, выставь», а выставишь, так они, идолы, за воскресенье так назюзюкаются, что в понедельник лыка не вяжут... Ну, Господи благослови...

    Выпили, закусили огурчиками, Кашкаров полюбопытствовал насчёт свадьбы.

    — Да уж теперь, видать, только о святках, — сказал Андрей. — Рождественский на носу, не в пост же свадьбу играть! А ране не поспеем.

    — В пост негоже, — согласился полковник. — В пост, ежели естество одолевает, с любодейницей сблудить — хотя и грех, но простительный. Только чтоб не забыть потом исповедаться, как говеть будешь. А возлечь с женой — упаси Бог!

    — Про то и говорю. Какое у тебя, Фёдорович, дело ко мне? А то я и в сам деле хочу на Пречистенку ещё сбегать.

    — Дело к тебе есть. И оно, боюсь, не по душе тебе придётся. Да куда денешься, служба!

    — Что такое? — насторожился Андрей.

    — Придётся тебе, брат, в Коломну ехать. Тамошний стрелецкий голова вконец, слышно, заворовался, такое там блядство развёл, что не приведи Господь. Не ведаю, однако, истинно ли так, или поклёп на него возводят. Тоже и такое бывает. Поэтому поезжай в Коломну и досконально во всём разберись.

    — Окстись, Фёдорович! Как это я, сотник, буду с самим головой «разбираться»? Да он пошлёт меня к распротакой матери, и прав будет. Я бы на его месте тоже послал.

    — Не понял ты меня, тёзка. Я разве сказал тебе брать того голову аль смещать его с должности? То без тебя сделают, буде подтвердится вина. А ты туда приедешь, поживёшь, поглядишь, как и что. Заведёшь дружбу кой с кем из стрельцов, в кружале с ними посидишь, помалу расспросишь, как там и что. Ежели голова и впрямь вор, того не скрыть, кто-то да проговорится... Ты чего это надулся ровно мышь на крупу?

    — Да что-то невдомёк мне. — Андрей нахмурился. — Мы что ж, по Разбойному приказу отныне числимся?

    — По какому ещё Разбойному, опомнись!

    — А ясно по какому, ежели меня, стрельца, шлют по чьё-то воровство тайно выспрашивать! У Шапкина что, своих истцов[19] не хватает? Не ожидал я, Андрей Фёдорович, что ты на такое согласишься!

    — Да замолчи ты... дурак! — Полковник в сердцах хватил по столу кулаком.

    — Как скажешь. — Андрей поклонился с издевательской покорностью. — Могу и помолчать, мне-то что! Только не больно-то на моё рвение полагайся, что я тебе во мгновение ока всё про того вора разведаю. Меня, слышь, другому учили, к сыскному же делу не приспособили. Когда велено ехать?

    — Как сможешь, так и поезжай. Волынить тут нечего. Двумя днями на сборы обойдёшься?

    — Обойдусь! — бросил Андрей, не оборачиваясь, уже с порога.

    — А ну подь сюда! — Оклик Кашкарова хлестнул его как плетью, он вернулся, сел хмуро, упёршись взглядом в исщербленную ножами столешницу. Начальник налил ему из баклаги, себе из сулейки. — Пей да слушай, что скажу. В Коломну не за тем тебя посылаю, насчёт головы это я... сам придумал. Да, видать, худо придумал — не подумавши. В ином тут дело, Ондрюшка. Из Москвы надобно тебе съехать на малое время... на кое досконально — покамест сказать не могу.

    Андрей не донёс чарку до рта, опустил на стол.

    — Как это «съехать из Москвы»? — спросил он недоумённо. — Чего ради?

    — Мыслю, безопаснее тебе там будет.

    — А я опасностей бегать непривычен, тебе-то, полагаю, то должно быть известно!

    — Да известно, известно, — усталым голосом согласился полковник, — только опасностей ты, Ондрюша, настоящих ещё не видал... Татары, литовцы... али крыжаки эти ливонские... это что! Пострашнее бывают зверюги, ты уж старику поверь...

    В его словах почудилось Андрею что-то такое, от чего в нём сразу пропала запальчивая охота возражать, спорить. Старик, видно, и впрямь не мог сейчас сказать больше того, что сказал. Это было необычно для того Кашкарова, которого он давно знал и любил, как можно любить старшего соратника — старшего и по возрасту, и по чину. Тот сказал бы всё как на духу, ничего не утаивая. Что же заставляет его таиться теперь?

    — Ты пятьдесят пятый год[20] помнить? — спросил вдруг Кашкаров. — Когда Москва по-большому горела? Тебе тогда годков десять было, пожалуй...

    — Около того. А пожар тот как не помнить!

    — И бунт помнишь?

    Андрей подумал, медленно покачал головой:

    — Не-е, того не видал... Помню, вроде слыхать было, что бунтуют людишки... Глинских, никак, ладились имать?

    — Их, — кивнул Кашкаров. — Князя Юрия прямо в Успенском соборе кончили... Он после на Лобном месте долго лежал. Плохо, однако, что матушку его, главную-то ведьму, тогда не отловили...

    Андрей не сразу понял.

    — Какую это? — спросил он.

    — Одна у него мать была... та же, что и у Михайла, и у Елены. Княгиня Анна! Москва-то, всем ведомо, через неё и сгорела, через её окаянное ведовство... Она жуткое творила... — полковник понизил голос, подался через стол к Андрею, — упокойников, слышь, из могил ей выкапывали — зелье из них готовила, дабы тем зельем пал пускать...

    Андрей в страхе осенил себя крестным знамением.

    — Погоди-ка, Фёдорович, — сказал он после недолгого раздумья, — Анна, говоришь, была матерью великой княгини Елены, та же — матерью Великого государя? Так это что ж выходит. ..

    — То и выходит, — твёрдо и громче сказал Кашкаров. — Ладно, хватит об этом! Про голову коломенского я соврал, каюсь, однако в Коломну тебе отъехать надо. Задумка то не моя, запомни, а чья она — тебе лучше не знать. Дело же там какое ни есть придумаем, чтобы было на что сослаться... коли спросят, какого рожна с Москвы прибыл. Придумаем, подорожную напишем, всё будет честь честью. Только немедля поезжай, три дня даю... с Настасьей Никитишной намиловаться. Да тебе быть в нетях, мыслю, ненадолго, так что пущай особо не горюет. Опять же привыкать ей надобно — за стрельца замуж идёт, не за гостинодворца!

    — То самое и я ей сколь уж раз говорил, — Андрей невесело усмехнулся. — Добро, Фёдорович, надо так надо, препираться не стану...
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Настя, как и следовало ожидать, встретила известие о скором отъезде жениха горькими слезами, и утешить её новым (в который уже раз!) напоминанием о том, что стрелец не гостинодворец, оказалось не так просто. Тесть, как показалось Андрею, тоже отнёсся неодобрительно, даже настороженно, вроде бы заподозрил его в намерении заблаговременно податься в бега. Пока, дескать, не окрутили по всем правилам. Догадавшись об этом по кое-каким его замечаниям, Андрей сперва обиделся, потом обозлился, но злость тут же прошла: отец ведь, куда денешься! Он бы и сам едва ли мог здраво рассуждать, будь у него дочка на выданье, а жених, вместо того чтобы чинно готовиться к свадьбе, нежданно-негаданно объявляет об отъезде, не умея даже толком сказать, надолго ли уезжает и по какому делу.

    — Послушай, батя, — сказал он (теперь он всё чаще называл Никиту Михалыча батей — началось это с застольных шуток, а потом как-то привилось; родителя Андрей потерял так давно и так слабо его помнил, что не зазорным казалось называть отцом своего будущего свойственника). — Послушай, что я тебе скажу! Ежели ты сейчас худо обо мне подумал, ну, может, пришло тебе на ум, не наладился ли я обмануть Настёну...

    — Того не думал, — возразил Фрязин, хмурым тоном явно противореча сказанному.

    — Да ладно тебе, «не думал»! Небось я не слепой, вижу, что именно то и подумал, только знай, что в обиде за это на тебя не буду. Может, на твоём месте и я так само подумал бы, не сбежать ли женишок хочет...

    — Да ладно тебе!

    — Ну чего, так и будем друг дружке «да ладно» твердить? Небось не скворцы учёные! Я что сказать хочу — ты полковника нашего, Андрей Фёдоровича Кашкарова, лучше моего знаешь. Меня, помню, только ещё поверстали в его приказ, а он уж про тебя говорил, самострелом твоей работы хвалился. Такого, мол, умельца и в немецких краях не всюду отыщешь.

    — Вестимо, знаю Кашкарова. Не только тот мой самострел у него, есть и похитрей изделия. Только к чему ты это?

    — А к тому, Никита Михалыч, что коли нет у тебя веры моим словам, то не поленись, сходи к нему и спроси, за каким таким делом велено мне ехать в ту растреклятую Коломну! Мне он сказал, что дело тайное и узнаю я о нём, только уж как отъезжать буду, не ране того. Может, тебе, по старой дружбе, и чего иного скажет? Попытай его... кто знает?

    — В дураках хочешь меня выставить, зятёк. Коли дело тайное, то сам посуди, пристойно ли мне про него выспрашивать?

    — А коли первая твоя думка верной была и солгал я тебе насчёт отъезда? — подковырнул Андрей. — Вот тут-то Кашкаров и выведет меня на чистую воду! Никуда, мол, я его отсылать не думал, а сам он, пёсий сын, на то напросился...

    — И то ничего б не доказало, — засмеялся Фрязин, — потому, как мне знать, не сговорился ли ты и с ним? Ну будет, побалагурили, и ладно. А к полковнику твоему я схожу — не проверки для, а из того соображения, что он со мной, может, пооткровеннее будет. По правде сказать, не по душе мне это... Ты, случаем, там, наверху, не мог себе недруга какого нажить? Аль, скажем, с кем из сослуживцев повздорил, а у него папаша либо брат старший в силе да вхож туда, где нашему брату и близко не сунуться?

    Андрей задумался, шерстя ладонью коротко подстриженную бородку:

    — Недруга, говоришь... Я уж, честно скажу, и сам о том же подумал. Да нет, «наверху»-то какие могут у меня быть друзья аль недруги, кто меня там знает... А вот по службе оно правдоподобнее, повздорить со многими случалось, без этого не обойдётся. Однако не припомню, чтобы всерьёз... Да и нету, пожалуй, среди наших никого, кто за пустяшную обиду стал бы через родича хлопотать, чтобы сторицею отплатить...

    — Нету, думаешь? — Фрязин недоверчиво хмыкнул. — Дай-то Бог, как говорится. А вообще, много таких, боле, чем иной раз подумаешь. Да теперь что толку гадать? Схожу я всё-таки к Андрей Фёдорычу, авось что и пронюхаю, чего ты не учуял. Тебе же навестить бы знаешь кого? Побывай, это я тебе верно говорю, у боярина Годунова, тот чего только не ведает, лисовин старый. Хотя захочет ли поделиться, тоже хитёр бобёр...

    — Хитёр, — согласился Андрей. — А иначе мог бы выбраться в постельничьи? Навестить его надо, тут ты прав. Мне бы самому догадаться... Завтра же и схожу!

    Однако идти к Годунову ему не пришлось: тот, ему на немалое удивление, сам явился в ховринские палаты. Накануне Димитрий Иванович провёл день в некотором смятении, едва ли не впервые в жизни растерявшись и не зная, как распорядиться свалившимися на него тайными сведениями. В достоверности рассказа Юсупыча он не усомнился, хотя бы потому, что ничего подобного самому арапу было не измыслить. Кроме того, он достаточно хорошо знал и Иоанна, и Бомелия; великий государь и не такое творил с наущения своего лекаря...

    Но что было теперь делать ему самому? Открыть всё Фрязину или Лобанову означало бы не только погубить их обоих, но и — хуже того! — почти наверняка погибнуть самому. Ибо в случае чего у тех на пытке вытянут, кто донёс, кто сообщил. Погибнет он сам, сгинут и Бориска с Аришей, беда разбежится кругами, как от кинутого в пруд камня. Да и Настасью это не избавит: только хуже будет.

    Его всё настойчивее искушала мысль о ненужности каких бы то ни было действий: будь всё как будет, в конце концов, такое ли уж это было бы горе для оружейниковой дочки? На Западе, сам Юсупыч про то рассказывал, для молодой да пригожей жёнки нет более завидной доли, чем стать государевой метрессой. Оружейник в накладе не останется, а Лобанов погорюет, конечно, да ведь и утешится рано или поздно. Мало ли на Москве невест! Ещё и покраше той Настёнки сыскать можно.

    Но в таких мыслях было что-то нечистое, Димитрий Иванович не мог этого не понимать. Такое же нечистое, как и выношенный колдуном сатанинский замысел совокупить Иоанна с его же крёстной дочерью. Как могли такое замыслить? Неужто и впрямь отступился Господь от русской земли, если теперь невозбранно творятся здесь такие дела, что и помыслить страшно... Но это может быть и испытанием! Ничто на земле не происходит без воли Божией, однако воля эта проявляется в деяниях человеческих, действовать же мы вольны беспредельно — Бог никого и никогда не принуждает к добрым делам. Так же и нечистый бессилен склонить ко злу того, кто этого не хочет. Ему дозволено лишь искушать нас, а против твёрдой воли к добру бессильны все его ухищрения; последний — окончательный — выбор всегда за человеком. Не будь я свободен сам выбрать между грехом и добродетелью, не было бы разницы между святым и грешником: про каждого можно было бы сказать, что не сам он выбрал, а его принудили...

    Может быть, теперь и ему — боярину Годунову — надо сделать такой выбор? Он волен отстраниться и промолчать, убедив себя, что плетью обуха не перешибёшь и малому человеку негоже встревать в дела великих мира сего, какими бы греховными эти дела ему ни казались. Но он же — если осознает всю греховность, всю мерзость замышляемого злодеем-чернокнижником — он же волен и попытаться тому воспрепятствовать в меру сил. Воспрепятствовать, не гадая о том, удастся ли попытка, и не спрашивая себя, насколько она опасна. Спрашивать такое и вовсе глупо — любой дурак поймёт, что опасность тут страшная.

    Однако сравняться в греховности с тем же Бомелием не менее опасно. Муки адовы пострашнее того, что можно испытать в Малютовых застенках. Он же, промолчав, неизбежно сравняется с ними обоими — и с проклятым Елисеем, и с государем... Мысленно поставив их рядом, Годунов сам испугался: само сравнение было кощунственно до предела. Как человек Иоанн тоже будет держать ответ перед престолом Всевышнего за все свои земные дела; но с него как с миропомазанника спрос будет, надо полагать, совсем иной. Возможно, ему, отягчённому исполинским бременем власти, простится то, что непростительно для нас, живущих налегке. А возможно и другое: кому больше дано, с того больше и спросится. Поистине пути Господни неисповедимы!

    Утомившись мудрствованием, Димитрий Иванович решил ничего пока не предпринимать. Там видно будет! Однако, когда ему на глаза попался Кашкаров, он вдруг — словно за язык что потянуло — спросил о сотнике Лобанове, будет ли тот в наряде на будущей неделе.

    — А на что он тебе? — непривычно хмуро спросил приветливый обычно стрелецкий голова.

    — Да у меня, вишь, кречет добрый захирел, — с ходу извернулся постельничий, — а соколятник такая дурында, что ни толку от него, ни проку, давно гнать пора. Лобанов же, слыхать, здорово в ловчей птице разбирается...

    — Лобанов? — удивлённо переспросил Кашкаров. — Ни разу его с соколом не видал!

    — Ну, значит, набрехали мне. Жаль, я думал, может, совет какой даст.

    — А на той неделе его вообще в Москве не будет, ему в Коломну ехать велено.

    — Во-о-она что, — озадаченно протянул Годунов. — Ну тогда какой с него спрос!

    Он не понимал, с чего вдруг заговорил с полковником и почему его кольнуло тревогой при известии об отъезде сотника. Казалось бы, что такого, — человек служивый, мало ли куда и зачем могут послать... Но случайно ли Кашкаров сказал «велено ему ехать», а не «я его посылаю»? Не будь подслушанного арапом, он бы это мимо ушей пропустил, не обративши внимания; однако, ежели сопоставить с замыслом чёртова колдуна, то слова «велено ехать» можно истолковать как угодно — вплоть до самого худого. В Москве человека зарезать легче, чем комара убить, однако убийство сотника такого полка, как кашкаровский, незамеченным не пройдёт. А к чему лишние толки? Проще «велеть ему ехать» куда-нибудь с глаз долой, а там — ищи-свищи...

    Нет, от разговора с Лобановым не уйдёшь, как ни мудрствуй. Да только где? В гости его теперь не позовёшь — себе дороже. Если он стал неугоден, то могут и послеживать — куда ходит, с кем водится. К нему разве поехать... тоже небезопасно, но там хоть место пустынное, не так легко скрыть соглядатаев, можно пробраться и незаметно.

    Он незаметно и пробрался: одевшись попроще и взяв с собой целую ватагу челяди, отправился в Андроников монастырь, там отстоял службу, а на обратном пути у ворот ховринского подворья холопье затеяло свару — орали и матерились во всю глотку, сбившись в кучу и стаскивая друг друга с седел, из ворот высыпали тамошние дворовые с дрекольем, и когда разбушевавшаяся ватага наконец убралась прочь, никто уже не смог бы определить, сколько их там было до драки, а сколько — после.

    Андрей, когда у ворот стали шуметь, сперва не обращал внимания, но потом, озлившись, сорвал со стены мушкет и, выйдя на крыльцо, выпалил поверх голов, чтобы дурачье поостыло. Из кучи драчунов выдрался один, заковылял к крыльцу, охая и подбирая полы. Разглядев его вблизи, Андрей глазам своим не поверил.

    — Боярин, — вымолвил он ошеломлённо, — Димитрий Иванович, да ты ли это? Что у тебя стряслось?

    — Идём, идём внутрь, — торопливо отозвался постельничий, — всё скажу, только поскорее... не надо, чтобы меня тут кто узнал...

    Ничего не понимая, Андрей провёл его в свою горницу. Боярин сел, отдуваясь и запалённо дыша, спросил квасу.

    — Может, покрепче чего, для сугреву? — спросил Андрей.

    Годунов отмахнулся — какой там «сугрев», и без того еле жив. Принесли жбан, он стал жадно пить, проливая на бороду. Андрей терпеливо ждал, засунув под кушак пальцы. В опалу, что ли, угодил боярин... да нет, от опалы эдак не бегают. Бежать, так уж за литовский рубеж, по следам Курбского...

    — Тебя, я слыхал, посылают куда? — спросил, отдышавшись, Годунов.

    — Да тут недалеко... в Коломну, — нехотя отозвался Андрей с немалой уже досадой. И этот сейчас спросит, с каким, мол, делом посылают. ..

    — И с каким же ты делом едешь?

    Андрей едва сдержался, чтобы не ответить боярину непотребно. Помолчал, дабы утихомириться духом, и сказал нарочито спокойно:

    — Я, Димирий Иванович, человек служивый, и мне когда что велят, не имею привычки допытываться, зачем да почему. Насчёт дела, с коим посылают, покудова не осведомлён. Наказ перед отъездом получу али уж там, на месте.

    — Да ты, Андрей Романыч, не досадуй, я ведь не по-пустому спросил. Для этого разговора и приехал. За шумство у ворот не взыщи, то нарочито затеяли, чтобы мне в суматохе пройти сюда незаметно... на случай ежели кто приглядывается.

    — За тобой, боярин, кто может приглядывать? — удивился Андрей. — Или хочешь сказать — за мной?

    — За тобой, за тобой! Хотя и за себя не поручусь, но покамест не обо мне речь. О поездке в Коломну кто тебе сказал, Кашкаров?

    — Он, вестимо. Кто же ещё может мне наказы давать?

    — Через него и другие могут. А тебе не показалось ли, что ему велено было то сказать?

    Андрей подивился проницательности старого лисовина.

    — Ещё как показалось, — кивнул он. — Однако, Димитрий Иванович, в нашем деле всегда так... ну почти всегда. Скажем, походом куда идти — на литовцев ли, на татар, наказы от полковника получаем, а не по его же воле идём, по государевой...

    — Я не про то. Ну ладно! Дело вот в чём, Андрей Романыч... Да, — спохватился Годунов, — лишних ушей поблизости нету?

    — Нету, будь покоен.

    — Потому как у меня есть одно лишнее ухо — у Бомелия Елисейки в берлоге. Кто сей человечек, покамест не скажу, не обессудь. После узнаешь! И подсадил я его туда, дабы осведомлёну быть о злодейских того колдуна делах и замыслах. Всего, понятно, не узнаешь, но хоть помалу... Так этот мой лазутчик, охрани его Господь, подслушал один разговор, только не всё смог разобрать. А говорили про тебя, про Никиту Фрязина да ещё вроде про дочку его...

    — Кто говорил, Бомелий?

    — Он, — хмуро подтвердил боярин.

    — И с кем?

    — Того лазутчик мой дознаться не сумел — голос, мол, ему незнакомый, Елисейка же собеседника своего ни разу по имени не назвал. Да и плохо было слыхать там...

    — Ладно, чёрт с ним, — нетерпеливо перебил Андрей. — Что говорили про Настю?

    — Плохо было слышно, — повторил Годунов, — но её вроде сватать хотят...

    — Сватать — её?!

    — Так он понял вроде бы. Вот тут про тебя и зашла речь: есть, мол, уже у ней жених, Елисей это сказал, а тот — другой — что-то в таком роде ответил, что, дескать, жених ещё не супруг, нынче он тут, а завтра возьмёт да и даст деру...

    — Ах ты... — Андрей не сдержал себя, высказался неуважительно. — Попался бы мне этот сукин сын, я б с ним потолковал!

    — Да это пустое, мало ли кто что сболтнёт. Я о другом подумал: ежели кому-то наверху шибко понадобилось, чтобы Настасья Никитишна стала свободна...

    — Наверху, говоришь? — насторожился Андрей.

    — Так ведь, Андрей Романыч, Елисейка подлый только с верхними и якшается, иные-то ему ни к чему.

    — Верно... Этот пролаза знает, куда буровить. Так о чём ты подумал? Прости, перебил я тебя.

    — Может, в Коломну тебя по этой причине и отсылают — чтобы подальше?

    — Ну, Коломна не даль, подальше есть места. А тут за день доскачешь!

    — И всё же не Москва. Ежели что худое задумали...

    — Да кто мог задумать, Димитрий Иванович?

    Годунов развёл руками:

    — Того не ведаю! Я уж у лазутчика всячески допытывался, — может, мне пересказывая, упустил чего? Мелочь какую-либо, чтобы хоть намёк дать. Нет, говорит, никак было не определить, с кем разговор. Но, видать, человек был вельможный — Елисейка с ним говорил уважительно, смирно, не переча... вроде бы даже со страхом.

    — Непонятно, — Андрей задумался. — Ума не приложу, кого сей выблядок может страшиться, окромя государя... А не Малюта то был? Тот одной своей мордой на кого угодно страху нагонит.

    — Нет, не он. Лазутчик Малютин голос знает, признал бы без ошибки!

    — Непонятно, — повторил Андрей. — Какой же это гадюке засвербело к Настёнке присвататься... Ну ничего, дознаюсь, я ему воспишу кузькину мать!

    — Андрей Романыч, послушай меня. Елисейка толковал про Настасью Никитишну с кем-то из верхних, в том ты со мной вроде согласился. А там ты не всякому сможешь восписать кузькину мать, это тебе не твоя ездовая сотня. В этом деле главное, говоря по-вашему, чтобы тыл иметь крепкий. А какой у тебя тыл?

    — Да вот этот! — Андрей сжал кулак и потряс перед лицом Годунова. — Я в случае чего и без тылов обойдусь!

    Боярин отмахнулся, сожалеючи покачал головой:

    — Брось пустое болтать. Я с тобою как со зрелым мужем говорю, ты же ответствуешь подобно неразумному отроку. Как себе это мыслишь — на поединок тебя позовут, Божий суд учинят? Да, на поединке ты выстоишь, в том не сомневаюсь. Так поэтому-то, ежели ты и впрямь кому-то поперёк пути встал, тебе иное устроят: подстережёт ночью кабацкая рвань — и нож под ребро. Долго ли умеючи! Значит, без тылов тебе нельзя. А тыл у тебя есть, и ты представить не можешь, каково крепкий...

    Андрей смотрел на него непонимающе.

    — Какой же у меня... крепкий тыл?

    — Скажу, — кивнул Годунов, — за тем и пришёл. Ведомо ли тебе, Андрей Романыч, кто была твоя родительница? Ну, какого роду?

    — Да нет, доподлинно — не ведомо. — Андрей пожал плечами. — Что-то, наверное, говорила, да я подзабыл. Признаться, и не любопытствовал никогда... по малолетству.

    — А зря. Посла ливонского помнишь, коего летось со своей сотней встречал?

    — Ну! Как не помнить — мне же в тот день Настина лошадёнка мало башку не прошибла, дай ей Бог здоровья. С неё-то у нас всё и пошло!

    — Хорошо его разглядел?

    — Кого «его»? То была кобылёнка, не жеребец! Разглядел, как же. Ладная такая, караковая. Но с норовом, подлюка, она ведь тогда понесла Настю — я почему и кинулся...

    — Да что ты всё про свою кобылу! Я тебя про посла спрашиваю, разглядел ли ты его, — терпеливо разъяснил Годунов.

    — А-а-а, посла! He-а, посла не припомню. Чего мне на послов пялиться? Да это, знать, и не положено, что-то нам на сей счёт говорили...

    — Не припомнишь, значит, посла. А жаль! Ибо посол тот, комтур Бевернов, — родной брат твоей, Андрей Романыч, родительницы.

    Андрей уставился на него непонимающе:

    — То есть как же это — родной брат?

    — Да вот так, как говорю. Матушка твоя с первым своим супругом жила в Богемской земле, он на войне сгинул через турков, а тут батя твой будущий подвернулся. В посольской охране был, к кесарю Каролусу они тогда ехали. Вот он её сюда и привёз, вдовую-то.

    — Ну-ну, припоминаю... Богемская земля, точно, и насчёт посольства что-то мне говорили, — ошеломлённо бормотал Андрей. Помолчав, он вдруг принялся хохотать, закинув голову: — Так это что ж выходит, ёлки зелёные! Комтур этот, крыжак ливонский, родной мне дядька?! Ха-ха-ха-ха!! Ну, боярин, удружил ты мне! Ну порадовал, едят тя мухи!

    — Неужто не рад? — усмехнулся Годунов.

    — А чему ж тут радоваться? Мало ли мы с ними рубились, ни мы их, ни они нас не жалели — сколько народу погублено, полстраны ихней обратили в золу, — а теперь, выходит, родичи!

    — Что ж с того, что рубились. Была война, и рубились, дело обычное. По гроб жизни об этом помнить? Ратники ведут войну, а начинают-то её не они, и не по ихней воле. То дело государево — решать, быть аль не быть войне. И ответ за это держать ему же, коли зря разорили край да погубили тьму народу. Ратник что? Велят ему, он и рубится, а вышло замирение — и слава Богу... Не понял ты, Андрюша! Возьми в толк: едва узнает государь о вашем с комтуром родстве, ты за ним как за каменной стеной будешь...

    — Что мне предлагаешь, — гневно спросил Андрей, — защиты просить у крыжака?

    — Ничего не надо просить. — Годунов успокаивающе коснулся его руки. — Сами будут тебя бояться! Ни Елисейка, ни сам Малюта пальцем не тронут, помяни моё слово...

    — Будто так уж он им страшен! От ордена ихнего ничего не осталось, чего уж теперь бояться.

    — Да что орден! У Бевернова сила в другом. Он кесарю Фердинанду близок, а нам без кесаревой подмоги не обойтись, коли хотим Ливонию под собой оставить... а её уже вон как по куску растаскивают — и Жигимонт, и свейский Ирик, и данский Фридерик, — всем она лакома. Да нам-то можно ли без выхода к Варяжскому морю? Вот и посуди, с чего это Посольскому приказу велено чуть не пляски выплясывать вокруг Бевернова и его присных — чтобы, Боже упаси, не съехали бы от нас в недовольстве. Ибо Фердинанд, буде станет раздумывать, кого поддержать в споре за Ливонию, беспременно спросит мнения своего посла. Своего, я не оговорился! Бевернов хотя и приехал к нам якобы посол орденский, от кесаря же привёз лишь эпистолию, на самом деле представляет именно кесаря, и наши теперь это поняли. Сперва-то государь был, сказывают, зело уязвлён: пошто кесарь пишет ему через чужого посла, а не отправил своего...

    — А и впрямь, мог бы и на своего потратиться, — заметил Андрей.

    — Про то не нам судить, — строго сказал Годунов. — Были, значит, причины. Одно себе уясни: наверху ничего не сделают такого, чтобы послу было в обиду. А это и тебе на руку. Мыслю, он тебя позовёт, — может, тебя потому и посылают в Коломну, а не куда подальше. Чтобы скоро было вызвать! Так ты перед ливонцами не чинись, держи себя достойно, но с вежеством. Что дурного в том, что послу захотелось тебя увидеть? Человек он в летах, может, ты один из родни у него и есть, так уж не обижай старика. А главное, помни, что покамест он тут — руки у Бомелия связаны, чего бы эта паскуда ни замышляла...
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Безошибочное чутьё в сочетании с уменьем складывать верную картину из отдельных, разрозненных и зачастую обрывочных сведений, слухов и даже сплетен всегда были ценнейшими душевными качествами Димитрия Ивановича Годунова, не только ему обеспечившими долгую и успешную службу при столь опасном дворе, но и для обоих его питомцев подопечных — Бориски и Ариши — подготовившими на будущее головокружительное вознесение к наивысшим в державе высотам.

    И именно это чутьё, эта проницательность помогли ему сейчас правильно разобраться в непростом деле сотника Лобанова. Арап, когда прибыл к нему со своей новостью, был в смятении: «Я, старый безумец, ничего не понял, — повторял он, порываясь драть свою и без того скудную бородёнку, — моя первая мысль была об этой Анастасии, что Андрей наконец-то от неё избавится и это будет поистине хорошо! И только потом моему притупленному годами уму открылось, что ничего хорошего тут быть не может, ибо если Андрей в безумии своём объявил о намерении взять её в жёны — от чего, видит Всемогущий, я не переставал его отговаривать, — если он это сделал, а теперь её возжелал повелитель, то — о, горе мне...»

    Годунов, выслушав его, сперва тоже подумал, что из эдакого переплёта сотнику живым не выбраться. Оплакивать его он бы не стал (на Руси, ежели каждого оплакивать, слёз хватит не надолго), но парня пожалел — угораздило ведь беднягу стать царёвым соперником! И тут же, по старому своему обыкновению прикидывать возможные решения того или иного запутанного дела, он стал вертеть всё это в уме, раскладывая так и этак, — и вдруг вспомнил про ливонского посла. Один лишь раз, в случайном каком-то разговоре, дьяк Висковатый упомянул о государевом наказе всячески холить Бевернова — поелику тот-де у кесаря в ближних людях, а без кесаревой подмоги нам Ливонией не овладеть, — и этого беглого замечания, всплывшего сейчас в памяти, хватило, чтобы сразу сообразить: покуда посольство здесь, Лобанову ничто не грозит. А там видно будет!

    Мысль была успокоительной, ибо позволяла самому ничего не предпринимать, однако вовсе устраниться от этого дела не давала совесть. Узнав же от стрелецкого полковника, что Андрея усылают в Коломну, Годунов и вовсе устыдился, хотя вообще был к тому не особенно склонен. Если он промолчит, а Бомелий начнёт осуществлять свой замысел в отношении дочери Фрязина, то Андрей сгоряча может натворить больших бед. Зная же о своём ливонском дядьке, будет спокойнее, а значит, и осмотрительнее. Пожалуй, ничем иным Димитрий Иванович помочь сотнику пока не мог.

    Назавтра он послал за своим человеком, который ведал поставками на посольское подворье положенных по чину съестных припасов, и велел тайно передать стряпчему Акиму Лурцыну, что ждёт его по самонужнейшему делу. Стряпчий пришёл на следующий день — как и в прошлый раз, в сумерки, хотя и с запасом времени до закрытия уличных решёток, — неприметно одетый в ловко подобранную смесь московского и иноземного платья. Годунов снова подумал, что Акимка не так прост, как хочет казаться. После обычного обмена любезностями, вопросов о здоровье и тому подобном постельничий перешёл прямо к делу. Господину Лурцыну, несомненно, ведомо, сказал он, сколь превратна судьба тех, кто служит при дворе могущественного правителя, будь то в высоких или малых чинах. Она превратна и подвержена самым внезапным переменам даже в мирное время, а тем паче во время войны, когда не всё идёт так, как хотелось бы, и среди ближних к престолу бояр начинается разброд: кто сумеет дать государю лучший совет и убедить его в своей правоте, причём каждая сторона якобы печётся о благе державы, на деле же мыслит лишь о собственном, сугубо корыстном. И добро бы тех сторон было лишь две, их возникает множество, и у каждой свои единомышленники, кои также втягиваются мало-помалу в эти раздоры, и никто из причастных не может быть уверен в том, что не пострадает при взаимном сведении счетов...

    Выслушав это с сугубым вниманием, стряпчий согласно покивал и позволил себе заметить, что при дворах европейских всё происходит точно так же и самое прискорбное заключается в том, что при сведении счетов — а таковое сведение всегда неизбежно, какая бы сторона ни одержала верх, — при сведении счетов чаще всего страдают именно те, кто помельче. Верховоды же, истинные возмутители государственного спокойствия, обычно отделываются сравнительно легко.

    — Ну, это, может, они у вас там, в Европе, легко отделываются, — сказал Годунов. — Однако не о них речь, Бог с ними, с верховодами. Господин посол Бевернов не отказался ли от намерения свести знакомство со своим племянником?

    — О нет, нет! — Стряпчий даже руками замахал, как бы отметая подобное предположение. — Обнять сына своей любимой сестры есть горячее желание барона фон Беверна.

    — Душевно желаю, чтобы оно поскорее исполнилось, — заверил Годунов, — и не пожалею усилий, дабы сему способствовать. Помогать ближнему не есть ли первейшая заповедь Господа нашего Иисуса Христа? Таковая помощь не только богоугодна, но также и дальновидна, ибо никто не знает сегодня, не окажется ли наутро и сам в какой нужде...

    — Поистине мудрая позиция, — одобрил Лурцинг. — Господин камергер может не сомневаться, что она найдёт полное понимание с нашей стороны. Давно зная барона фон Беверна, я могу засвидетельствовать перед господином камергером его всегдашнюю готовность ответить любезностью на любезность... в чём бы таковые не состояли.

    — А иначе ведь не проживёшь. — Годунов вздохнул и развёл руками. — Я сделаю, что смогу, но сейчас, думается мне, понадобится уже и некоторое действие со стороны господина посла.

    — Он будет бесконечно признателен господину камергеру за самый общий совет в этом смысле.

    — Я бы посоветовал подать челобитную великому государю... Челобитная — это такая бумага с прошением.

    — Так, так, челобитна, — согласно покивал Лурцинг. — Я слышал это слово, мы называем это — петиция.

    — Да. Висковатый не говорил ли тебе о скором приёме посольства у государя?

    — Увы, нет.

    — Может, оно и к лучшему. Но тогда надо писать!

    — Господин камергер простит мою непонятливость — о чём надо писать сию челобитну?

    — О том, что господину послу стало известно про его племянника, сына его сестры, приехавшей в Москву оттуда-то и тогда-то, каковой племянник служит ныне в московском стрелецком войске. Что повидаться с сыном любимой сестры, ныне уже покойной, есть горячее желание господина посла, и что он, не желая навлечь на племянника, человека воинского, охулки за недозволенное общение с иноземцем, просит дозволения на то у великого государя. В таком вот смысле! А уж как это изложить, всякий подъячий знает, — Висковатому дать, они там, в приказе, и перепишут...

    Лурцинг посидел молча, повертел пальцами, потом сказал негромко, словно думая вслух:

    — Из одного недавного разговора с господином Висковатым я понял, что государю известно о племяннике барона фон Беверна...

    — Может, и известно, — согласился Годунов.

    — Но... нужна ли тогда эта челобитна?

    — Нужна, нужна, можешь не сомневаться. Мы вот тут сидим и гадаем, известно ли государю про племянника или неизвестно? Так же и великий государь может сейчас гадать — знает ли, мол, посол Бевернов, что мне известно про его племянника? А как челобитную подадите, гадать станет ни к чему: государь и про племянника знает, и про то, что сие известно послу. Понеже сам же посол ему о том и донёс. Я, господин Лурцын, не зря начал сей разговор с рассуждения о превратности судеб государевых служителей. Как высоких, так и малых. Хотя племянник господина посла по младости лет и не в больших воинских чинах, однако не следует думать, что у него нет наверху недругов. Недруги в наше время есть у каждого...

    — Увы, это так, — сокрушённо подтвердил Лурцинг.

    — Мне ли того не знать! И опасаюсь, не затеяна ли против Лобанова... Это племянника так звать — да ты, чай, знаешь?

    — Так, это я знаю.

    — Не затеяна ли против него какая каверза. Готовится парень к свадьбе, спешно дом достраивает, начальству то ведомо, а его вдруг — раз, и отсылают прочь, якобы по служебным делам...

    — Почтительно прошу прощения, — перебил Лурцинг, — но господин камергер упомянул о... свадьбе?

    — Да, жениться наконец надумал. Давно пора! И девка, говорят, ладная.

    — Так, так, так, — забормотал Лурцинг. — А куда его... отсылают?

    — Да недалеко тут, и вроде бы ненадолго, однако почём знать... Мне и подумалось: не козни ли какие против него, упаси Бог. Челобитная же, подписанная господином послом, на кое-то время будет Лобанову изрядной подмогой. Ну вроде, как бы то сказать...

    — Охранная грамота? — подсказал стряпчий.

    — Во! — обрадованно подхватил Годунов. — Молодец ты, Лурцын, всё прямо на лету ловишь. Именно охранной грамотой и может стать ему ваше прошение, понеже обидеть орденского посла великий государь никому не дозволит. Войне меж нами, слава Богу, вроде конец, делить боле нечего, а в мирное-то время отчего же не соседствовать нам с преславным орденом в добром согласии и приязни... Посему не медлите о написании оной бумаги, отдадите её Висковатому, а уж он улучит время поднести государю...

    Так и сделали. Мысль обратиться к Иоанну с петицией вначале привела комтура в некоторое замешательство, отчасти даже испугала; но, когда Лурцинг добросовестно изложил все доводы Годунова, ему пришлось согласиться, и он даже объявил сгоряча, что нынче же набросает черновик — любезному Иоахиму останется лишь пройтись по тексту рукой более привычной к перу. Однако силы свои барон переоценил: к перу его рука оказалась настолько непривычной, что из благого намерения заняться черновиком ничего не вышло. Бесцельно исчеркав несколько листов, он взъярился, проклял неведомо кем и для чего придуманное обыкновение излагать ясную мысль дьявольскими закорючками на бумаге и послал Якоба за вином. Так что писать челобитную пришлось всё-таки Лурцингу, её не один раз перечитал и подправил Висковатый, после чего отдал перебелить лучшему писцу из своих подьячих.

    Затея ливонцев пришлась Ивану Михайловичу не по душе. Он затруднялся предвидеть, каково отнесётся к их прошению сам государь, зато хорошо знал, что, буде государь разгневается, ответ держать придётся ему как главе Посольского приказа. Конечно, большой вины усмотреть тут нельзя, однако много ли у нас надо, чтобы лишиться царёва расположения, — и малой повинности за глаза хватит. Он понимал, что сами ливонцы до челобитной сроду бы не додумались, и догадывался, кто за этим стоит. Угораздило же его самому свести их с тем лисовином! А теперь и препятствовать опасно; он мог бы посоветовать им повременить с прошением, но, случись что, кто поручится, что они не станут на него жаловаться? Мол, подсказывал же нам Годунов бить челом великому государю, да Висковатый отсоветовал... Как ни кинь, а всё клин!

    Дело, однако, обошлось. Выслушав челобитную, Иоанн комтуровой просьбой не умилился, но и в гнев не пришёл. Помолчал хмуро, покручивая в пальцах витую рукоять посоха, потом спросил:

    — Как же проведал посол про того окаянного стрельца, не от тебя ли?

    — Помилуй, великий государь! Мог ли бы я осмелиться? Помню ведь, как ты тогда повелел: послу о том — ни слова покамест. Скажем, мол, во благовремении. Мыслю, сами дознались, стряпчий ихний всё ходил тут, выспрашивал... а про иноземку и соседи могли знать, мог и сам сотник при случае кому обмолвиться.

    — Мог и он, — неожиданно покладисто согласился Иоанн. — Сдуру мог увидеть в том повод для похвальбы. Ладно, проведали так проведали, беды тут нет. Может, оно и к лучшему... легче будет столковаться. Ты, Михалыч, сам ничего им не говори, а коли спросят, скажешь, что препятствовать свиданию посла с племянником его не станем, однако теперь он в отлучке... ненадолго. Пущай подождут.

    Сам он ещё не решил, позволить им свидеться или тому воспрепятствовать. Что выгоднее? Ежели стрелец с комтуром сразу сойдутся по-родственному (что сомнительно), то ливонца можно будет со временем и вовсе приручить, сделать чуть ли не тайным при кесарском дворе соглядатаем. Такие услуги обычно покупают, вряд ли и комтур устоит, коли одаривать почаще да пощедрее; а прибавить к прянику ещё и кнут — страх за любезного племянничка, кой останется здесь как бы в аманатах, — кто ж при таком раскладе не приручится...

    Ну а не приглянется ему московский родич — не так уж и велика потеря. Мало ли какие задумки не удаются! Аманата не будет, однако не будет и обиды; а обида была бы, оставь мы их челобитье без ответа благоприятного. Ладно, пущай повидаются, покамест не отъехал господин посол. А там видно будет!

    Возвращаться в мыслях к стрельцу было досадно, Иоанн словно угадывал некую призрачную связь между этим ничтожным человечишкой и собою, великим государем; даже не то чтобы связь, а нечто вроде зависимости — хотя нелепо и подумать такое! — зависимости некоторых задуманных дел от того, что станет делать стрелец. Это вызывающее досаду (хотя и смехотворное) ощущение появилось сразу после того, как он узнал, что разыскиваемый ливонским послом племянник и есть тот самый наглец, что дерзнул посвататься к девице, предназначенной для совершенно иной участи.

    Убрать стрельца ничего не стоило, однако тог уже занял своё место на шахматной доске, где предстояло разыграть до конца схватку за обладание ливонскими землями. Пусть это пешка, порой и от пешки бывает толк, а задуманный теперь ход сулил слишком многое, чтобы можно было от него отказаться — и ради чего? Чтобы ему — великому князю Моковскому и царю всея Руси не заступил дорогу какой-то сотник! Воистину смеха достойно.

    Бомелиева же затея с Анастасией Фрязиной всё пуще овладевала его помыслами, стала уже чуть ли не наваждением. Иоанн не очень-то верил в звездочётские познания Елисейки, и даже не потому, что имел случай поймать его на каком-либо промахе или ошибке (для этого самому надо было быть звездочётом), а просто давно уже разглядел лживое и пронырливое естество иноземного оплеталы и понимал, что плут не задумываясь наврёт с три короба, лишь бы добиться своего. Зачем Елисею понадобилось свести его с Никиткиной дочкой, государь не знал и знать не хотел. Если и была у лекаря некая тайная цель, то она вполне совпадала с его собственной — государевой — потребностью.

    Ибо потребность уже была и делалась всё более настоятельной. Это даже удивляло самого Иоанна: обычно подобные дела занимали его не так уж и сильно. Раб своих страстей, отчасти извращённых и противоестественных, он в то же время боялся — не в пример многим иноземным государям — выставлять напоказ связи с женщинами. Не скрывал близости с Федькой Басмановым, который нередко сиживал с ним за пиршественным столом в сарафане и кокошнике, набелённый и насурмленный как блудница, но быть обвинённым в соблазнении чужой жены счёл бы для себя позором. Этот странный душевный изворот, непонятный для современников и по сей день вразумительно не растолкованный потомками, в частности, понуждал Иоанна второпях менять жену за женой и смехотворно прославиться на всю Европу нелепыми попытками свататься то к Катерине Ягеллонке, то к Лизавете Тюдор, то к Марье Хестингс...

    А теперь его мысли занимала крестница. Занимала греховно, он понимал это с каким-то внутренним содроганием — слишком уж очевидной, до кощунственной дерзости очевидной была эта греховность, — но уже не мог освободиться от наваждения. Как выглядит его сидерическая избранница, он не знал и покамест не спешил узнать, вполне доверившись отзыву Елисея (знал по опыту, что этому своднику довериться можно). Он никогда не был безразличен к телесной лепоте своих временных подруг, но и не придавал тому излишнего значения: некоторые берут иным. Ещё как берут! Анастасия же (он теперь мысленно называл фрязинскую дочку только так, полным именем, тем самым как бы уравнивая её со своей покойной «голубицей»), Анастасия пленила его воображение и вовсе «иным». Болезненная тяга к греху, странным образом перемешанная в душе Иоанна с изуверским благочестием, подсказывала ему, что такой грех окажется слаще и пронзительнее всего испытанного им доселе.

    А за душу свою он был спокоен. Елисейка и тут нашёл неоспоримый довод: у правителя, ответственного перед Богом за свою державу, иная мера ответа за прегрешения, нежели у простолюдина. Как говорили древле: что не дозволено волу, дозволено Иупитеру.
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Давно не было Андрею так худо, как теперь в Коломне. Поручение, ради которого торчал здесь уже вторую неделю, было таким же вздорным, как и байка про воровитого голову; Бухвостов, кстати, оказался толковым мужиком, злонамерений было у него не больше, чем у любого из его стрельцов, и те стояли за него горой (хорош был бы он, пришлый москвич, начни выспрашивать, не повинен ли голова в какой татьбе!). Ну ладно, то дело полковник выдумал, благо сам же и повинился. Похоже, однако, что и новый наказ, с которым прислали сюда сотника Лобанова, тоже происходил не от великого ума: велено было проверить, крепка ли оборона Коломны на случай ордынского набега. С глузду они там съехали, что ли, какого набега можно теперь опасаться Ногайским шляхом? Тут некогда шлялась волжская татарва, но Астрахань и Казань давно наши! Крымчаки набежать могут, так ведь те Муравским ходят, западнее, через Тулу на Серпухов, на кой ляд им Коломна...

    Это было первое, что приходило на ум, когда он ломал себе голову над тем, крепка ли коломенская оборона. А вторым было недоумение: почему послали с таким делом его, ездового стрельца, а не строителя, розмысла, прикопных дел мастера? Тому не в пример легче было б судить, сможет ли городок выдержать приступ, буде, не дай Бог, придёт нужда. Невольно приходило подозрение, что и этот наказ — такая же дурь, затем лишь измышленная, чтобы под любым предлогом убрать его из Москвы.

    Здесь вставал главный вопрос, кому же (и зачем) это понадобилось. Прежде он вообще не задумался бы над этим, воину не пристало думать над приказом, и не всё ли равно, куда скакать, — ногайцев ли бить под Астраханью, литовцев ли под Полоцком или провожать в Курск государева гонца; там был понятный смысл, и, хотя можно было сложить голову, возражать не приходилось: воинскому человеку не на печке же сидеть! А тут не было опасности, но не было главного: смысла. И тем тревожило.

    А точнее сказать, тревожила даже не бессмыслица приказа. На войне ведь, что греха таить, тоже иной раз такое велят сделать, что впору только диву даваться, кем сие измышлено — дураком или вором, продавшимся неприятелю. Но то дело обычное, толковых воевод тоже на каждую рать не напасёшься. Здесь же таилось нечто иное, и связано оно было с тем, что, вспоминая последнюю встречу с Годуновым, Андрей задним числом всё определённее угадывал в ней некий обман. Чего прежде не бывало.

    Он всегда знал, что постельничий лукав и себе на уме, не зря зовут лисовином, но его самого лисовин не обманул ни разу, и Андрей ему верил. Теперь же, хотя признаться в том не хотелось, он был почти уверен: рассказывая о подслушанном у Бомелия разговоре, Годунов чего-то не договорил и сделал это умышленно.

    Богомерзкий арап Юсупыч, ни дна ему, ни покрышки, хвастал однажды, будто может, говоря с человеком, без ошибки угадать, лжёт ли тот. И его учил: гляди, мол, в глаза, редко кто умеет солгать так, чтобы в глазах что-то не промелькнуло. Андрей не раз пытался поймать лжеца таким способом, и порою это удавалось, порою нет. Но вот в глазах постельничего и впрямь скользнуло тогда некоторое мгновенное замешательство, не укрывшееся от Андрея; а произошло это тогда, как спросил он у Димитрия Ивановича, с кем же посмел Елисейка толковать о Насте.

    Годунов явно это знал, однако предпочёл утаить. Почему? И утайка-то была неправдоподобной, словно наспех придуманной: голос, вишь, не признал его лазутчик! Сомнительно сие, ох сомнительно... Человека постороннего лазутчиком не посылают, тут должен быть некто ближний Бомелию, кому тот доверяет; а коли так, то и он должен знать, с кем Елисейка ведёт дела, должен по меньшей мере голоса их на слух распознавать. А тут не распознал! Понял только, что человек был вельможный — Елисейка, мол, говорил с ним уважительно, чуть ли не в страхе пребывая...

    Да, тут задумаешься. Проклятый колдун в такую силу вошёл последнее время, что наверху скорее его побаиваются, нежели он кого-то боится. Окромя, понятно, самого государя...

    Оторопь брала додумывать эту мысль. Однако она возвращалась всё чаще и настойчивее, обрастая доводами в свою пользу. Вельмож наверху хватает, однако кто же из родовитых пойдёт к царскому лекарю толковать о сватовстве? Да тем и на ум не взбрело бы свататься к дочери ремесленника, князья женятся на княжнах. С таким делом (и то сомнительно — почему именно к Елисейке?) мог бы прийти кто-то из худородных, кого государь возвысил к себе, — так с ним лекарь иначе бы говорил, без страха...

    Да и о «сватовстве» ли шла речь? Что если Годунов и тут схитрил, а на самом деле говорил о другом? Сказал-то он неопределённо: «Вроде её сватать хотят», «Так он понял, вроде бы». Ежели сватают, так какое тут «вроде», да ещё дважды повторенное... Нет, явно что-то утаил Годунов, о чём-то умолчал. Однако, коли решил утаить, чего ради вообще пришёл к нему с тем известием? Ну и молчал бы! Так нет же, вроде и умолчать нельзя, и правду сказать боязно. Истинно лисовин.

    А коли не о сватовстве там говорили, так о чём же ещё? Девку можно либо сосватать честно, либо обольстить? Умыкнуть? Вот для таких-то дел Елисейка гож, однако с кем мог он это обговаривать? Вопрос был пустой, ибо ответ приходил на ум только один, и ответ страшный, о таком и подумать непозволительно. Не потому ли и умолчал Годунов, что не посмел коснуться неприкасаемого...

    Промаявшись так несколько дней, Андрей в конце концов решил, что боярин — с какой стороны ни посмотри — был прав и в том, что умолчал о главном, и в том, что умолчанием своим как бы подал пример ему самому: неприкасаемого не касаться, о непозволительном не думать. Что толку?

    И тут, ему в утешение, внезапно забрезжила ещё одна разгадка (или хотя бы возможность разгадки): главным в сообщении Годунова был не подслушанный якобы разговор Елисейки неведомо с кем и о чём, а известие о «ливонском дядьке». Известие, надо полагать, достоверное (ибо нарочито такого и в горячке не придумаешь), да к тому же такого рода, что позволяет предположить некую корыстную со стороны боярина озабоченность. У нас ведь как делается: окажи человеку услугу — и он уж твой должник. На Москве у лисовина, пожалуй, должников предостаточно, в случае какой нужды есть к кому обратиться: я, мол, тебя тогда выручил, так ты уж не откажи... Однако старому хитрецу не помешает иметь таких ещё и в зарубежье (да наверняка уже и имеет), так что лишний не помешает. Могли и сами ливонцы посулить: помоги разыскать племянника, а мы в долгу не останемся...

    Так что про «сватовство» Годунов, пожалуй, просто выдумал. А для чего — понятно: чтобы его припугнуть, сделать покладистым. Понимает ведь, что дядька-ливонец, да ещё в комтурском звании, стрельцу московскому нужен как прошлогодний снег. Это ведь скажи кому — обхохочут так, что до смерти не отлипнет, пальцами будут показывать: вон он, дескать, крыжачий племянничек пошёл! Ну а коли без шуток, так что ему то родство? Матушки уж сколь годов в живых нету, а братец и не вспомнил ни разу, весточки о себе не подал. Хотя мало ли купцов ездит туда-сюда, и наших, и немцев ихних, трудно ли было цидульку прислать? А теперь, вишь, приспичило ему!

    Не мог Годунов не понимать, что он, узнавши про этакого дядьку, отнюдь не возрыдает от радости и не кинется сломя голову в родственные объятия. Вот и понадобилось припугнуть: тут, мол, против тебя невесть что затевается, так ты уж тех ливонцев держись, за ними будешь как за каменной стеной... Гляди, как ловко придумал, старый бесстыдник! А вот не пойду кланяться крыжаку, и всё тут. Кусай себе тогда локти, боярин, утешай сам своего комтура...

    Успокаивая себя таким образом, Андрей стал и дурацкое пребывание в Коломне воспринимать без прежней досады. Ему-то что! Стрелец, как говорится, спит, а служба идёт. Он добросовестно облазил стены кремля, все его четырнадцать башен, здешний был поновее московского, — последний раз крымчаки зорили и жгли Коломну года за три до рождения Иоанна Васильевича, ещё при покойном великом князе; после того детинец возвели уже в камне, и возвели на совесть: стены, шириною по верху в без малого шесть аршин, вздымались на девятисаженную высоту, проделанные в трёх башнях ворота были ладно обустроены, и пространство перед ними насквозь простреливалось с боков пищалями подошвенного боя. Осматривая всё это, Андрей всё твёрже убеждался, что не было никакой нужды присылать сюда особого досмотрщика.

    Но ломать себе голову над этой загадкой, кому и для чего понадобилось убрать его из Москвы, больше не хотелось. Скорее всего дело было в тех же ливонцах: коль скоро Годунов решил свести его с «дядькой», то почему не предположить, что кому-то захотелось тому помешать — просто чтобы насолить постельничему, подпортить ему игру? Димитрий Иванович не раз жаловался, что недругов у него на диво много, хотя делает всё, чтобы таковых не заводить. Видно, сами заводятся, наподобие клопов. Андрей соглашался и насчёт недругов, и насчёт клопов, присовокупляя к последним ещё и вошь — та, как известно, тоже заводится невесть с чего, сама по себе. Про себя он, однако, обилию врагов у Димитрия Ивановича не дивился: больно уж удачливо шла у постельничего его непростая служба, люди же удачливых не любят...

    А начёт Настёнки, успокаивал он себя, боярин явно присочинил, и довольно нескладно (вроде как полковник с проворовавшимся якобы Бухвостовым). Какое, к лешему, сватовство, неужто мог бы Михалыч сговориться втайне от него? Мужик себе на уме, не всегда покладист, пожалуй и не без спесивости (посадские эти, коли подфартит кому выбиться к верхам, бывают порой ох как спесивы!), однако чего в нём нету, так это двуличности. С чего бы это он стал и его обманывать, и дочку свою, в коей души не чает. Да нет, сватовство — вздор, не может того быть. А то, другое, о чём и помыслить жутко, — может?

    Осмотрев и похвалив воеводе состояние детинца, он стал объезжать кромешные земляные укрепления вокруг слободок, благо распогодилось — непрерывные дожди сменило устойчивое вёдро, почти каждую ночь под утро примораживало, и к полудню прогретый нещедрым уже солнышком воздух благоухал грибной прелью из окрестных лесов и дымком палой листвы, сожигаемой рачительными огородниками на опустошённых грядах. Поездки были в радость, здесь забывались все московские мороки и загадки. Кто бы ни придумал, с какой целью сослать его сюда, Андрей уже был ему благодарен.

    Кромешною обороной Коломна похвалиться не могла. Худо-бедно прикрытый с восхода и севера руслами Москва-реки и Коломенки, полуденной стороной город был открыт до самой Оки. Хотя до неё было недалеко, всего версты две, однако по левому берегу — переправившись повыше, возле Каширы — можно было дойти сюда беспрепятственно. Нерадиво отсыпанный земляной вал местами осел уже чуть не до трёхаршинной вышины, дубовые надолбы частью подгнили, немало их было уже и растащено слобожанами; крепкий некогда тын выглядел теперь старческой челюстью, где зубов раз-два и обчёлся. Перед таким «укреплением» задержаться было разве что ленивому.

    Довольный тем, что смог отметить хоть маловажное, но всё же упущение, Андрей пошёл к воеводе, напустив на себя суровый вид. Тот, однако, был изрядно тёртый калач, многажды пуганный разными столичными наездниками и знающий, как с ними обходиться. Препираться отнюдь не стал, делал лишь плаксивое лицо и охотно соглашался со всем сказанным.

    — Знаю, родимый, знаю, мне ли не знать, — поддакивал он с сокрушённым видом, — и мне ли не печься, ведь, случись что, не приведи Господь, голову-то с меня первого снимут — нешто я про то забываю! Да только что делать с этими иродами, ведь сколько разов велено: скотину на валах не пасти, надолбы не выкапывать, а им всё как горохом об стену. Стражников, што ль, на каждой версте ставить, так отколь я их наберу столько...

    — А стрельцы на что? — спросил Андрей. — Вроде немало тут нашего брата понасобирали.

    — Да не так уж и много, голубь, а главное — при деле они все, спроси вон у ихнего головы! Им и в кремле охрану нести, и улицы ночью караулить, места-то у нас дикие, разбойные, с заокской стороны какая только сарынь не норовит воровски прошмыгнуть... А коли не на службе стрелец, так попробуй ухвати его, у него ж и хозяйство тут — кто торгует, кто огородничает, кто рукомеслом каким кормится, — нетто пойдёт он задарма валы подымать! А с мужиками слободскими рядиться — так опять же, кто платить будет? Казна уж который год ни полушки не даёт...

    — Ужо в Москве буду, поговорю там с кем надо, — сказал Андрей, напуская на себя важность.

    Говорить об этом с кем бы то ни было он, понятно, и не собирался. Что толку? Кашкарову скажет, а дальше это никуда не пойдёт, полковник не хуже его знает, что разговорами делу не поможешь. А чем поможешь? Да леший его знает! Ничем, надо полагать. На скаредность казны, умеющей только тянуть с мест разные поборы да налоги, жалуются повсюду. Вот и в Курске тоже, этим летом, плакался тамошний воевода: не то что на работы денег не дают, а и стрельцам жалованье по три года не плачено — долго ли до греха? Отсюда и нерадивость к службе. Везде так! Дивиться ещё можно, что им в Москве платят хотя с задержками, но исправно.

    Приписанный к «середним дворянам», Андрей получал оклад в пятьдесят рублей годовых. Деньги вроде бы и немалые, однако расходятся легко. Готовясь же к семейной жизни, он впервые задумался над тем, во что эта жизнь будет обходиться, и даже не поленился побродить по московским торжищам. Дороговизна снеди привела его в изумление: за кружку сметаны запрашивали деньгу, за фунт масла — аж целую копейку, за сотню яиц — алтын. Столько же — три копейки — стоила утка, а куру отдавали вдвое дешевле — за три деньги. Живность вроде не так уж и дорога, за рубль можно быка купить или три десятка овец, да ведь хлопот сколько с этой скотиной! Да, не диво, что простому «сыну боярскому» с годовым окладом в десять — пятнадцать рублей не прожить с женой и детишками без подсобного хозяйства...

    В Ливонии и Литве, насколько удалось Андрею подметить, жизнь была не только вольнее, но и богаче. Как там жили мужики-землепашцы, он не заметил, это его не занимало, да он их почти и не видел, — вторгаясь на чужую землю, конница головного полка идёт намётом, оглядываться да разглядывать по сторонам некогда, а когда проходишь местами, занятыми пехтурой, то там обычно не увидишь уже ни изб, ни тех, кто в них жил. А вот в городках, взятых без особой порухи, можно было поглядеть, порасспрашивать, сравнить. И сравнение оказывалось не в нашу пользу.

    А почему так? На войне об этом не задумываешься, там не до того, забота там самая простая: не сплоховать в схватке, опередить басурмана на один сабельный удар да чтобы потом нашлось где поесть-выпить, а то и соснуть малость под сухой кровлей. А кто как живёт, где жизнь вольготнее — про то ратнику и думать не положено. Да оно и непристойно. Иначе до такого можно додуматься, что и не опомнишься, как сам станешь изменником наподобие воеводы Курбского, Вишневецкого и прочих утеклецов. В Литве, сказывают, их уж вон сколько — и ничего, живут под защитой князя Острожского, за веру православную их там не утесняют...

    В мирное же время, конечно, нет-нет и вспомнишь, и задумаешься. Тут уж, хочешь не хочешь, поистине голова кругом идёт. Юсупыч, бывало, как говорил: неустройство земли от двух причин происходит — либо по скупости природы, чаще же от злонравия правителей. Скудость, мол, дело поправимое, есть там один край, у прибрежных немцев, где каждый вершок угодий отвоёван у моря, огорожен плотинами, а живут богато. Недаром гишпанцы (мало им золота, в Новом Свете награбленного!) ныне к тем «Низким землям» загребущую руку тянут...

    У нас же природа, может, и не такая изобильная, как в полуденных краях, однако же и не скудная, всего хватает: и леса, и пахотной земли, рыбы и зверя всяческого обилие неисчислимое; тот же Годунов однажды цифирь по бумаге вычитал — за один год, мол, вывезено аглицкими да немецкими купцами сала сто тысяч пудов, воска пятьдесят тысяч, да сто тысяч кож лосиных да воловьих, да рухляди пушной на пятьсот тысяч рублей, это ж какое богатство, ума лишиться! — а стрельцам по три года жалованье не платят... И ведь не где-нибудь в Вологде, куда вражья нога сроду не ступала, а на краю Дикого поля, под носом у татарвы крымской, где, случись что, те же стрельцы опять первый удар на себя примут...

    Может, это и называется «злонравие правителей»? Но кто они, правители те злонравные, — воеводы? думные бояре? дьяки с сонмом подьячих, писцов, ярыжек и прочего приказного гнуса? Кого винить за творимое повсюду непотребство?

    Простой люд — с кем ни заведи разговор — во всём винит бояр: сами, мол, неистовствуют, по семи шкур дерут с мужика, государя же держат в неведении. Есть и такие, как им не быть, однако мало ли в верхнем боярстве было (и остаётся ещё, слава Богу!) мужей достойнейших, нелицеприятных, которые и опалу принимали, и на плаху ложились — лишь бы не покривить душой, против совести не пойти. Челяднин, Горбатый-Шуйский, Фёдоров, Воротынский, Ряполовский, Куракин-Булгаков, Турунтай-Пронский, да всех разве перечтёшь! Неужто это они государя «держали в неведении»? Приказный гнус неистребим так же, как в летнем лесу неистребим гнус летучий, однако можно же найти какую ни есть управу и на эту писчую сволочь. Было бы желание! Выходит, желания-то ни у кого и нет. Ни у кого, вплоть до самого верху. Нет, тут как того ни чурайся, а мысли сами возвращаются к недозволенному.

    Порою их удавалось отогнать прочь, и тогда он с лёгким сердцем гонял Орлика по окрестным пажитям, пользуясь погожими деньками, явно уже идущими на убыль, при случае подстреливая русака, а то и двух. Но вовсе отделаться от опасных мыслей не удавалось, и это — по непривычности — мучило всё больше, саднило, словно нагноившаяся заноза. Тем отраднее было облегчение, когда в конце третьей недели его разыскал гонец Кашкарова с наказом немедля вернуться в Москву.

    В ту же ночь и выехали — благо было звёздно и месячно — и рассвет встретили уже дома, у Рязанской заставы. Андрей подумал было забежать к Фрязиным, но вовремя сообразил, что они наверняка будут у заутрени, а в храме какая же встреча, грех один. Поэтому направился прямо в кремль.

    — Ну здорово, — встретил его полковник, — как там моя Коломна?

    — Детинец хорош, да ты и сам знаешь.

    — Как не знать, без малого три года там протрубил... Бухвостова видел ли?

    — Кланяться тебе велел. Делает мужик что может, и нет за ним никакого воровства.

    — Да ладно тебе! Будет теперь шпынять... Повинился же, шутейно было сказано, да и не подумавши.

    — А ныне что скажешь? Али не придумал ещё?

    — Велено тебе завтра быть в Посольском приказе, у самого дьяка Висковатого. Знаешь такого?

    — Видал раз-другой. Сурового вида муж!

    — То-то и оно. Что это у тебя за родичи объявились за рубежом?

    — За рубежом — у меня? — Андрей пытался быстро сообразить, рассказывать про крыжака или умолчать. Хотя таиться теперь было нелепо, коли весть уже разнеслась. — A-а, дядька, верно? Дядька вроде есть, точно. Давеча говорил мне про него один боярин: вроде остался у покойной матушки братец и ныне он здесь. Да как бы не с тем посольством прибыл, что мы летось встречали.

    — То-то, что с тем самым, — строго сказал Кашкаров. — Меня пошто не поставил в известность?

    — А чем было говорить, чем хвалиться?

    — Не о похвальбе речь. Повиниться надо было, вот чего!

    — И тому причины не вижу! — запальчиво отозвался Андрей. — Нешто мы выбираем, от кого на свет уродиться да кто в родстве окажется?

    — А надо бы, — проворчал полковник. — Потому что, как ты теперь сию кашу расхлёбывать будешь, ума не приложу...
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— Признаюсь вам, любезный Иоахим, я просто в смятении!

    — Но ведь господин барон так к этому стремился...

    — Стремился, да, но теперь... будь я проклят, если представляю себе, о чём буду говорить с моим московитским родственником! «Стремился», — посол раздражённо фыркнул. — Мало ли к чему мы стремимся... А потом, достигнув, не знаем, куда унести ноги!

    — Бывает и так, — заметил Лурцинг, почесав нос. — Ну что ж, я могу поехать к канцлеру Висковатому и сказать ему, что вы получили письмо из дому с известием о том, что госпожа фон Красниц сбежала тогда вовсе не с московитом, как думали, а с испанцем. И сейчас живёт где-нибудь в Перу.

    — Подите к чёрту с вашим чувством юмора! Я жду от вас дельного совета, а вы...

    — Я и даю единственно возможный в данном случае дельный совет. Если вы по-прежнему хотите прижать к груди своего новообретённого родственника, следует поторопиться со сборами, ибо нас пригласили к определённому часу. Если же передумали, то необходимо придумать какое-то приемлемое объяснение, иначе московиты решат, что попросту водили их за нос с этими «поисками племянника», на самом же деле я раскидывал по Москве агентурную сеть...

    Посол испуганно зашипел и схватил его за рукав:

    — Побойтесь Бога, Лурцинг, и подумайте хотя бы обо мне, если уж вам не дорога собственная жизнь! Вы хотите, чтобы нас подвесили с вывернутыми за спину руками?

    — С дипломатами такого не делают даже московиты, — успокоил юрист. — Так мы едем к канцлеру?

    — Едем, куда же теперь деваться! Мне, вероятно, следует что-то ему подарить?

    — Канцлеру?

    — Племяннику, чёрт побери!

    Лурцинг подумал:

    — Только не сразу. Посмотрите, как пройдёт встреча, и если молодой господин центурион придётся вам по сердцу, можно сделать подарок — уже прощаясь.

    — Это уж я и сам как-нибудь сообразил бы! Вопрос лишь, что подарить? Я же не знаю его увлечений... Любителю соколиной охоты можно, например, подарить хорошую птицу. Как вы думаете, здесь можно купить хорошего сокола?

    — В Москве можно купить что угодно. Но хороший натасканный сокол должен стоить весьма дорого, а вы даже не уверены, что центуриону понравится такой подарок.

    — Верно, — согласился комтур. — Тем более что сам я в ловчих птицах не очень разбираюсь, мне могут подсунуть дохлятину. Нет, оставим это. Иоахим, у меня есть отличный кинжал, очень старый, — уверяли, что он побывал в крестовых походах. Сомневаюсь, конечно, ну разве что в каком-нибудь уже девятом или десятом... А сколько их вообще было?

    — Чего, простите?

    — Крестовых походов!

    — Сказать по совести, никогда не подсчитывал. Вы начали говорить что-то про кинжал?

    — Да, мне только что пришло в голову, почему бы не подарить его племяннику? Такая старинная, почтенная вещь!

    — В данном случае, — подумав, сказал Лурцинг, — не могу одобрить выбор господина барона.

    — Но почему? Он же военный человек, а что может быть лучшим подарком для военного, чем хорошее оружие?

    — Верно, верно. Однако тут есть тонкость! Это был бы подарок не только от родственника, — Лурцинг прикрыл глаза и поднял палец, — но ещё и от иностранца! Будь наши державы союзниками в минувшей войне, подарить оружие было бы уместно. Мы же, увы, были враждующими сторонами, и сегодня такой подарок может поставить молодого господина в затруднительное положение. Понимаете, получить оружие от вчерашнего противника... оружие, которое, может быть, ещё недавно было обагрено кровью твоих соотечественников...

    Посол вытаращил глаза:

    — Что за чушь вы несёте, Иоахим! Да я вообще никогда не пользовался им в бою — ни в этой войне, ни в одной из прошлых! Может быть, какой-нибудь мой пра-пра-пра и перерезал им две-три сарацинских глотки, когда освобождали Гроб Господень...

    — Или греческих, когда грабили Константинополь, — подсказал Лурцинг, почесав нос. — Это утешительный комментарий, но как довести его до сведения вашего племянника? Нельзя же написать на рукояти: «Московитов этим ножом не резали».

    — Да, — согласился посол, — это было бы... бестактно. Ладно, тогда я ему подарю свою золотую цепь. Вы ведь её видели?

    — Вероятно, хотя боюсь утверждать. Украшения мне как-то не запоминаются.

    — Помилуйте, это не просто «украшение»! Кайзер пожаловал её мне ещё тогда, в Вене, это было высокое отличие! Она была длинной, Иоахим, очень длинной, я трижды оборачивал её вокруг шеи, а на груди она свисала вот до сих пор. Конечно, — вздохнул барон, — теперь значительно укоротилась... Фута два я проиграл в кости, да и вообще приходилось порой откусывать по мелочи — здесь колечко, там другое, — кошелёк-то не всегда полон, а те же трактирщики, зловредное племя, с некоторых пор совершенно ни во что не ставят честное слово рыцаря...

    — Сущие негодяи, — посочувствовал Лурцинг.

    — Не говорите! Я всегда считал, что богатеть простолюдину просто безнравственно, и это можно терпеть лишь до определённого уровня, после чего — пресекать! — Барон выставил подбородок и разрубил воздух ребром ладони. — Якоб! Якоб, каналья!! Неси сюда железную шкатулку!

    — Да, цепь — это хороший подарок. Но поторопимся, ради всего святого, опоздать было бы неловко...

    Они не опоздали — пришлось даже подождать недолго в богато убранном коврами покое, потом неслышно раскрылась у дальней стены небольшая дверь, и вошли трое — печатник Висковатый, стрелецкий сотник и, позади, щуплый подьячий в тёмном платье. Когда обменялись приветствиями, печатник обернулся к подьячему:

    — Скажи господину послу Бевернову, что это и есть, по нашему сведению, его племянник, коего господин Бевернов разыскивал. Ведомо мне, господин Лурцын, что ты по-нашему разумеешь и говоришь, однако на случай какой трудности вот вам толмач, а уж кому толмачить — то сами решите. Я же пойду покамест, мне за делами недосуг. А обедать милости прошу ко мне, рад буду...

    Посол согласно поклонился, приложив к сердцу растопыренные пальцы. Когда дверь закрылась за Висковатым, Лурцинг обратился к подьячему:

    — Уважаемый собрат, я могу толмачить для господина центу... господина сотника, ежели не сочтёшь за обиду. Превосходительный господин канцлер, или лучше сказать диак, польстил мне, сказав, что я «разумею и говорю» по-русски, я несколько слабо владею вашим языком, но стараюсь не упускать э-э-э... праксис. Буду благодарен, если ты поможешь мне, указывая на ошибки.

    — Чего помогать-то, — отозвался толмач, — коли ты по-нашему не хуже моего калякаешь. А за обиду не сочту, сказано убо: «Баба с возу, кобыле легше»...

    В покое, если не считать обычных для здешнего убранства широких пристенных лавок, крытых пёстрыми сафьяновыми тюфячками, стояли посерёдке два кресла иноземной работы, комтур подошёл к одному, жестом пригласив сотника занять другое. Тот снова поклонился — сдержанно, как и в первый раз — и сел в несколько напряжённой позе. Беверн отметил про себя, что бурш хорошо держится — с достоинством, но без той заносчивости, в какую часто впадает плохо воспитанный человек, ещё не нащупавший правильной линии поведения в незнакомой ситуации.

    — Ну, Иоахим, — он обернулся к ставшему за его плечом Лурцингу, — начните вы, я думаю... в таком смысле, как мы обговорили.

    Юрист понимающе прикрыл глаза.

    — Достопочтеннейший господин сотник Лобанов, — сказал он, стараясь чётко артикулировать звуки чужого языка, — тебе, думаю я, известно уже, что его превосходительство господин барон фон Беверн отыскивает потомство своей сестры, что приехала сюда из Богемской земли Чешского крулевства около сорока лет назад...

    Тут он сделал паузу, и сотник слегка кивнул.

    — Так, — сказал он, — то мне ведомо.

    — Нам же стало ведомо, — продолжал Лурцинг, переведя послу его слова, — что ты, господин сотник, есть персона смешанного произ... происхождения, ибо отец твой был русский, матушка же — иноземка.

    — И это верно, — подтвердил сотник. — Матушка учила меня немного говорить по-немецки.

    Посол, выслушав перевод, пришёл в возбуждение и хватил кулаком по подлокотнику кресла.

    — Да, да! — закричал он радостно. — Ты говорил с Альшвитценом без переводчика — помнишь, такой огромный усач, подобный таракану? — И он показал пальцами, какие у рейтарского капитана усы.

    — Нет, мне трудно, — неуверенно произнёс по-немецки сотник, — мало слов...

    — Словарный запас быстро пополняется, — сказал Лурцинг и продолжал по-русски: — Твоя матушка говорила тебе, откуда прибыла на Москву, и показывала ли какие предметы личного обихода, кои привезла с собой?

    Сотник подумал, пожал плечами:

    — Говорила, верно... Да мне не запомнилось! Родители-то, царствие им небесное, померли, когда мне годков десять было. Вещиц же матушкиных, почитай, и не осталось, — сколь раз всё горело, где уж было... Одно лишь сохранил, не знаю, как и назвать, вроде подвески такой, матушка на цепочке носила, помню, будто ладанку. Малая такая зверюшка представлена, вроде Змея Горыныча, только о единой голове, а крылья наподобие нетопыриных, и меч в лапе.

    — Эта вещь у тебя с собой? — спросил внимательно слушавший Лурцинг.

    Андрей кивнул, расстегнул ворот кафтана и, сняв через голову шнурок с надетой на него пронизью, протянул послу. Посол поглядел, ахнул, стал торопливо тащить с пальца перстень. Стряпчий взял перстень с бережением, сравнил с подвеской и удовлетворённо покивал.

    — Вне всякого сомнения, — произнёс он торжественно и поднёс Андрею оба предмета. — Пусть господин сотник сам убедится — речь идёт об одном и том же гербе...

    Андрей и в самом деле убедился — «драк» на подвеске был подобен вырезанному на печатке перстня.

    — Оно так, — сказал он, возвращая перстень барону. — Я так понимаю, сие — герб господина Бевернова? Выходит, матушка покойная и впрямь была ихней сестрицей.

    — Что, что он сказал? — нетерпеливо спросил посол.

    — Он сказал, что если это герб господина барона, то вы с его матерью в родстве.

    — Но конечно же! — Комтур поднялся не без усилия (проклятая подагра опять давала о себе знать) и широко раскрыл объятия. — Мой мальчик, ты не представляешь, как я рад твоим словам! Ну иди же, иди ко мне...

    «Мальчик» приблизился не без колебания, посол ухватил его по-медвежьи, с силой несколько даже неожиданной в столь тщедушном тельце. Андрей, дабы не сплоховать перед крыжаком, тоже изрядно притиснул его, полуобнявши, и родственный хлопок меж лопаток вернул с некоторой лихвою — дядюшка аж крякнул. За вольность, впрочем, не счёл. Напротив, отодвинув от себя новообретённого племянника на длину рук, оглядел его с явным одобрением:

    — Ты, однако, могучий бурш! — Держа его за предплечья, потрогал правую мышцу и похвально скривился: — Настоящий рубака! Молодец! Если ты пошёл в отца, то можно и не тревожиться за потомство — с нашей стороны, со стороны Бевернов, тоже не наблюдалось слабосильных. Я слышал, у тебя уже есть невеста? Правильно! Пора, давно пора! Как зовут досточтимую фрейлен?

    Лурцинг, стоя рядом, переводил быстро, почти не отставая от речи посла, да многое Андрей понимал и сам — на последний вопрос ответил прежде, чем стряпчий успел его перевести.

    — Анастасия, — сказал он, решив, что иноземцам лучше представить Настёну под её полным, торжественным именем.

    Посол, услышав незнакомое слово, вопросительно глянул на Лурцинга — тот объяснил, что имя греческое, так звали покойную супругу великого князя Иоанна.

    — О! — изумился дядюшка. — Так она гречанка?

    — Вот ещё, с чего бы ей быть гречанкой — москвичка природная...

    — Ах так! — Дядюшка покивал. — А то я уж подумал, что у меня теперь будут родственники не только в Московии, но ещё и в Византии...

    — Которая теперь называется Турцией, — вполголоса подсказал стряпчий.

    — Да, да, конечно, — согласился посол. — Хотя, в сущности, какая разница? Турки, греки...

    никогда не разбирался в этих тонкостях! А тебя, значит, зовут Андреас?

    — Андрей, да.

    — Ах вот как это звучит по-русски? Похоже произносят это имя и французы. А мы говорим — Андреас! Так расскажи мне о своей матушке. Я, признаться, чертовски мало её помню. Был совсем мальчишкой, когда она вышла замуж и укатила в свою Богемию...

    Андрей в замешательстве разглаживал на колене перчатку. Коли судить по змею в гербе, ливонец и впрямь оказывается матушкиным братом, и понятно его желание услышать о её жизни здесь — но что можно рассказать? Так рассказать, чтобы он понял? Всё равно не поймёт. И не потому, что ливонец — или немец, или кто он там такой, — а просто потому, что чужой, а это была их жизнь, Андрейкина (как матушка называла) и родителей, и всё то, что вспоминается из той жизни, понятно и полно смысла и тепла для него, но не для чужого, стороннего (хоть бы и в кровном родстве)...

    — Что ж тут расскажешь, — сказал он и кашлянул, будто пересохло в гортани. — Всю жизнь надо рассказывать, и то непонятно будет со стороны... Да и не так много я помню, тоже ведь был малолеткой, когда... Матушка добрая была, и с батей они по-хорошему ладили, жалел он её...

    — Жалел? — переспросил комтур и оглянулся на Лурцинга, словно усомнившись в точности перевода. — Каковы же были причины её жалеть? Она хворала?

    — Хворала? Нет, такого не помню... А жалел для того, что думал: невесело ей тут жить, всё-таки чужие края...

    — Ты говоришь — он так думал. Значит ли это, что ты думаешь иное?

    Андрей пожал плечами:

    — Ясно, мне матушка могла чего-то не говорить, ребёнку не всё и скажешь. Однако не запомнилось, чтобы она горевала. Бывало, конечно, всякое... сестрёнка старшая померла от горловой хвори, другая замуж вышла за псковича одного, да с ним вместе и утонула. Он купец был, торговал с поморами, да там где-то и сгинул. Матушка, помню, всё убивалась — чего, мол, её с ним туда понесло. А так я её весёлой запомнил, всё песни пела.

    — Ты, значит, не считаешь, что здешняя жизнь была ей в тягость?

    — Мыслю, не было того.

    — Это хорошо, если так, — сказал комтур. — Обычно человеку нелегко привыкнуть к жизни на чужбине. Хотя это выпадает на долю многих! Я полжизни провёл вдалеке от родных мест, да ведь и Анне, когда её угораздило сочетаться с этим чехом, ей тоже пришлось уехать чёрт знает куда! А тебе приходилось бывать в чужих краях?

    — В Ливонии бывал, в Литве...

    — Ах, ну конечно, как я не сообразил!

    — На Волге тож воевал — как татарву били в Казани да Астрахани. Ну, там тоска. — Андрей покрутил головой. — Как только люди живут, ума не приложу... недаром те места нехристями облюбованы.

    — А как тебе Ливония?

    — Ну, Ливония... край обихоженный, куда там!

    — Был обихоженный, — не удержался комтур, — пока вы туда не пожаловали...

    — Война, чего ж иного тут ждать, — сдержанно ответил Андрей и добавил: — На то и живём в сопредельных державах. То вы к нам в гости, то мы к вам.

    — Да мы вроде давно вас не навещали!

    — Ну, не так уж и давно, мыслю. То у мнихов надо бы спросить, они народ мозговитый, летопись ведут... сразу б вычитали, кто и когда к кому хаживал. Юрьев-то был наш, а вы вон его в свой Дорпат обратили...

    Комтур встопорщил усы, но тут, выдвинувшись вперёд, торопливо заговорил Лурцинг, помахивая руками округло и волнообразно:

    — Господа не сочтут за дерзость, если я позволю себе прервать этот поучительный обмен марсиальными воспоминаниями... ввиду некоторой их несообразности с радостным поводом сегодняшней встречи. — Изложив это по-русски, он тут же перешёл на немецкий, вероятно повторяя вышесказанное.

    — И то верно, — согласился Андрей, уже укоряя себя за то, что не сдержался, забыл советы и Годунова, и Висковатого: хотя бы для первого раза не поминать войну и всё с ней связанное. Вина, положим, скорее на крыжаке: сам про это заговорил, вспомнивши, как мы его Ливонию разорили. Обиделся, вишь, старый жёлудь! А как они к нам приходили псковские да новгородские земли зорить? Про то не помнит небось! Истинно, одарил Бог дядюшкой. Хорошо хоть толмачу ихнему достало ума прекратить прю, а то неведомо до чего долаялись бы...

    Дядька-крыжак оказался, впрочем, не столь уж и страшен, могло быть хуже. А что в обиде на разорение — оно и понятно, всяк за свою землю болеет. Да и разорение разорению рознь: такого, что мы тогда сделали с полуденной Ливонией, разве что ордынцы делали с нами в старые времена, когда впервые пришёл на Русь Батухан, сыроядец ненасытный. Конечно, война — она война и есть, без душегубства не бывает, однако же...

    Твёрдо решив, что новообретённый дядька мог оказаться и хуже, Андрей исправно и обстоятельно отвечал на расспросы, сам поспрашивал насчёт ливонской жизни, хотел бы узнать побольше об орденском войске, но этого касаться не стал. В целом свидание родственников проходило глаже, чем можно было опасаться. И всё же он почувствовал облегчение, когда пригласили в столовую палату.

    Обед, несмотря на малочисленность приглашённых, удивил Андрея своей пышностью: Висковатый словно хотел показать ливонцам, что и сам не менее Беверна рад отысканию его племянника и хочет отметить это по-праздничному. После обычных здравиц великому государю, кесарю и орденским властям печатник велел слуге снова наполнить кубки и поднял свой.

    — А теперь выпьем за счастливый случай, что свёл за этим столом двух противников по недавней брани, кои не знали о кровном своём родстве, ныне же его обрели...

    Обводя взглядом сидящих за столом, он пригубил вина и продолжал:

    — Сказал вот о случае и тотчас почуял — не то сказано! Ибо случай поистине слеп, и ежели согласиться с безумной мыслью, будто всё в земной нашей жизни движется случайным сцеплением обстоятельств, то не должно ли будет признать, что и живём мы вслепую, без цели и смысла? Сие же противно церковному учению) равно принятому всеми исповеданиями христианскими — и нашим православным, и кафолическим римским, и люторским. Посему хотелось бы мне видеть в том, что свело нас ныне, отнюдь не слепую игру случайностей, но как бы прообраз совокупной судьбы наших держав, забывших о разделявшей их брани...

    Ишь завернул, подумал Андрей, когда печатник прервался, давая Лурцингу время перетолмачить сказанное. Твоими бы устами да мёд пить, только не верится, чтобы и впрямь забыли. Лучше было вовсе не начинать брани, чем сперва выжечь и вырезать полстраны, а теперь поминать о «совокупной судьбе»! Хорошо, хоть ратники за эти дела не в ответе — им что велено было, то и делали...

    После Висковатого слово взял посол: ему, мол, тоже представляется не случайным, что именно здесь, в Московии, сумел он отыскать кровного родственника, чадо своей любимой сестры, и ему тоже хотелось бы видеть в этом доброе предзнаменование на будущее. Ел дядюшка не по-московски, на блюда поглядывал скорее с опаской, но питиям воздавал должное исправно, и скоро стало ясно, что долгого застолья немцам не осилить. Разве что придётся устраивать их тут на ночлег.

    Когда уже прощались, посол заплетающимся уже языком многословно выразил надежду, что вскоре сможет принять племянника более по-семейному, снова его потискал и, шмыгнув носом от избытка чувств, снял с себя и надел ему на шею длинную золотую цепь.

    — Не понял я, — сказал Андрей, когда, проводив ливонцев, остался с Висковатым наедине, — на ихнее подворье, что ли, собрался меня пригласить? А коли и впрямь пригласит — что делать? Вроде ведь не положено это...

    — Там видно будет, — неопределённо отозвался печатник.
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Ни Настя, ни её отец про ливонского дядьку пока ничего не знали: перед отъездом в Коломну Андрей не рассказал о разговоре с Годуновым, не успел ещё освоиться с сообщённой тем новостью. Скорее даже, не хотел ей верить и как бы надеялся, что не сегодня-завтра всё это окажется недоразумением, пустым слухом. И продолжал уповать на то же там, в Коломне. Вернусь в Москву, думалось, а там никакого дядьки, и Димитрий Иванович, если спросить, только посмеётся: пустое, скажет, наболтали...

    Вернувшись же и получив от полковника наказ явиться к Висковатому, понял, что от дядьки-крыжака не отвертеться, но, свидевшись с Настёной, ничего ей не сказал. Не до ливонцев им было при первом по столь долгой разлуке свидании, это одно; а ещё Андрей решил, что сперва надо с тем дядькой встретиться и самому увидеть, какую же родню Бог послал, а уж потом про неё рассказывать.

    Но теперь утаивать новость и далее было уже ни к чему. Никита, часто бывая во дворце, мог встретиться с Кашкаровым, разговориться с ним и ненароком узнать, что за диковинной роднёй обзавёлся будущий зять. Нет, лучше уж сказать самому!

    Назавтра после приёма у Висковатого он поехал к Фрязиным. Никита, хмурый и чем-то явно озабоченный, встретил его на дворе и сказал, что Настёну лучше не выкликать — сказала, что неможется ей и хочет побыть у себя в горнице.

    — И то, — согласился Андрей, — пущай там побудет, не станем её тревожить. Я, батя, с тобой хочу потолковать — новость есть, да такая, что не знаешь, как и подступиться...

    — Подымайся ко мне, — сказал Никита, — я там доделать кое-что должен... завалили заказами — дохнуть некогда. А ты и расскажешь свою новость, что там ещё с тобой приключилось.

    Поднялись в работную, Никита сел к верстаку под стеклянным шаром, стал перебирать железную мелочь, отыскивая нужное. Андрей придвинул стулец, устроился рядом, дивясь множеству разложенных по столу щипчиков, пилочек, напильников, тисочков и прочего приклада.

    — Так что за новость? — спросил Никита, зажимая в тиски изогнутую железку.

    — Сейчас скажу. А ты, батя, не был у полковника нашего? Вроде собирался его повидать, помнишь, был у нас разговор до моего отъезда в Коломну?

    — Помню, как не помнить. Был я у Кашкарова, да ничего он мне толком не сказал. Я так понял, что тебя туда с тайным наказом посылают.

    — Кой к чёрту «тайным»! Придумали невесть что... для отвода глаз. Мне он сказал, что в Коломне я не в такой опасности буду, как тут, в Москве. Для того, мол, и затеяна эта поездка.

    — Какая ж тебе тут опасность? — спросил Никита недоверчиво. — Чего это они плетут?

    — Мне откуда знать? Кашкаров ничего толком не пояснил. А вот после того был у меня другой разговор...

    Он подробно, стараясь ничего не упустить, пересказал всё услышанное тогда от Годунова. Никита слушал, забыв о своей работе.

    — Блажь какая-то, — проговорил он, выслушав до конца. — Может, разыграл тебя боярин?

    — А на кой ему меня разыгрывать?

    — Вроде и впрямь ни к чему, — согласился Никита. — Однако, чтобы наверху кто-то надумал к Настасье свататься... Да нет, Андрей Романыч, не могу в то поверить: тут либо Годунов чего напутал, либо его лазутчик приплёл, толком не дослышавши. Настя, сказал, — так, может, не про ту Настю речь-то шла!

    — Имя назвал твоё, так что вряд ли. А что за «сватовство» такое и почему с Бомелием о том говорилось — то мне и самому непонятно.

    Никита хмуро помолчал.

    — То-то и оно, что с Бомелием, — сказал он наконец. — Было бы с кем иным, так я, может, только бы посмеялся... Бомелий же — ехидна столь злокозненная, что от него не знаешь, чего и ждать. На меня же обиду держит великую, вот что худо... Я тут однажды не сдержался — выложил ему всё, что мне про его старые дела ведомо. Так он того простить не может, выползень заморский...

    — Вот этого, батя, не надо было.

    — Да понимаю, что не надо! Чёрт меня тогда за язык потянул, старого дурака...

    — Ладно, не горюй. Может, и в самом деле чего напутали? Хотя с чего бы им меня из Москвы отсылать, ежели напутано...

    — Может, из-за ливонцев этих, — высказал предположение Никита.

    — А чего ж тогда обратно вызвали, сами велели к Висковатому идти? Я-то не напрашивался! Сказать по правде, не так он мне и нужен, этот дядька...

    — А вот это ты зря, — неожиданно сказал Никита.

    — Чего «зря»? Да он вроде и невредный старичок, только что мне с ним, детей крестить? Во, гляди, какой поминок мне дал, как прощались. — Андрей полез в карман, достал цепь. — Настюшке отдам, пущай носит...

    Никита взвесил комтуров подарок на ладони, одобрительно кивнул:

    — Богатая вещь! Немец-то, видать, не из скаредных... а то среди ихнего брата такие сквалыги бывают, глядеть тошно. Только Настёне-то к чему?.У ней своих монист хватает, тебе дарено, ты и носи. Старика уважать надо, как-никак дядька!

    — Да мне, батя, негоже щепетуну уподобиться, ожерелок таскать на шее... Ты золото умеешь паять?

    — Чего ж тут хитрого. А что, порвалась, что ли, чепь? — спросил Никита, перебирая звенья.

    — Не в том дело. А осталась у меня подвеска матушкина. — Андрей расстегнул кафтан, снял гайтан с крылатым иноземным зверьком. — Во, гляди, называют его «драк». У дядьки такой же на перстне, видать, это герб ихнего рода. Так ты припаял бы вот сюда, он бы на чепи и висел — ладно будет, Настюшке понравится.

    Ладно, оставь своего драка, припаяем. — Никита убрал золото в шкатулку, помолчал. — Насчёт дядьки, говорю, зря ты так, он, мол, мне ни к чему. Не плюй в колодезь... Мне, Андрей Романыч, смутно чего-то стало, как я вот тебя послушал.

    — За Настю, что ли, боишься? Да Господь с тобой, батя! Не верится мне в то сватовство несуразное, ну а коли осмелился бы кто — помимо тебя-то не станут свататься! А я тут на что? Да пусть лишь вякнут, — он хлопнул по рукояти сабли, — я им такое сватовство покажу, по гроб жизни отвыкнут женихаться!

    — Тебя и услать недолго, сам видишь... Места же есть и подале Коломны, чай, не в Ливонии живём, где от рубежа до рубежа за день доскачешь.

    Дивно, что и Кашкаров твой, и Годунов оба одно и то же твердят, будто сговорились... что, мол, опасно тебе в Москве быть. С чего бы это? Постельничий слов на ветер не бросает... слукавить может, коли найдёт в том корысть, но ты говоришь, к тебе он по-доброму?

    — Да вроде так было, — пробормотал Андрей.

    — Значит, лукавить ему с тобой ни к чему. Не мыслю также, чтобы он с Кашкаровым сговорился: скажем, мол, Лобанову то и то. Они хотя и в родстве с полковником твоим...

    — Родство там дальнее, седьмая вода на киселе.

    — Ну тем паче. Не так уж близки, чтобы согласно против тебя ковы строить. А коли так, то говорили неложно, и к сказанному надо прислушаться. Когда двое одно и то же говорят, отмахиваться неразумно. И Годунов, дай ему Бог здоровья, мудро сказал, что ты через тех ливонцев изрядную подмогу можешь иметь.

    — Да от чего подмога-то мне нужна, вот что знать бы!

    — Оно бы неплохо, — согласился Никита. — Ладно, Андрей Романыч, там видно будет. Может, и зря мы всполошились, однако неспокойно мне... а отчего, и сам не пойму. Словно сердце что чует. А тут ещё, днями, работаю я в государевых покоях, а он и войди со спины — я не слыхал, он в ичетыгах по ковру неслышно прошёл, словно кот. Мне только не по себе стало — вот этим местом почуял. — Никита хлопнул себя по затылку, усмехнулся. — Оглянулся, а он на меня глядит... и как-то, знаешь, необычно, взгляд тяжёлый такой. Я ведь, ты знаешь, давно наверху работаю, Настёны ещё на свете не было... и всегда вроде в милости у него пребывал, в милости и доверии.

    Да и говаривал мне не раз: я, мол, тебе верю, нет у меня доверия к высокородным, а к тебе есть. Думаю, не лукавил. С чего бы ему со мной лукавить, что я перед ним — червь несоразмерный... А сколько я ему тайных работ делал, доверял, значит... К тому говорю, что у меня страха перед ним не было, — от иных слышишь: грозный-де государь, одним взором страх наводит. А у меня по сю пору страха не было — хошь верь, хошь не верь...

    — Верю, отчего ж не верить, — отозвался Андрей. — Я, признаться, тоже трепета перед государем не испытываю, хотя иные трепещут. То, мыслю, от виноватости бывает. Коли есть на тебе какая вина, хотя и тайная, то оттого и боишься — не открылась бы ненароком. А иначе чего бояться?

    — На мне-то какая «тайная вина», откуда? А в тот день, как я взгляд государев перехватил, у меня — прямо тебе скажу — аж сердце застыло...

    — Что, недобро глядел?

    — Да не то чтобы недобро... А эдак, понимаешь, будто на незнакомца, и пронзительно. Вроде бы глядит и не может уразуметь, кто ж это пред ним такой и что у него на уме...

    Никита говорил медленно, запинаясь, и видно было, что не просто ему рассказать о чувствах, овладевших им тогда. Похоже, он так и не избавился от пережитого в тот день испуга.

    — А то не впотьмах было? — спросил Андрей. — Может, не разглядел тебя государь, не признал со спины, оттого и глядел как на чужака.

    — Скажешь такое, — отмахнулся Никита. — Впотьмах кто ж работает? Света было вдоволь, да и откуда в государевых покоях чужаку взяться... Не-е-ет, тут другое! Чем-то, видать, я ему не угодил... хотя вроде и не было ничего такого. Я и про тебя сразу подумал — тебя-то вот тоже услали нежданно-негаданно...

    — Ну, это одно другого не касаемо.

    — Как знать... А тут ты ещё теперь про это сватовство новость приносишь. — Никита невесело усмехнулся. — Не знаю я, что чего касаемо, а только неспокойно мне. Может, конечно, и попусту... такое тоже бывает. Однако Годунов верно насчёт ливонцев сказал, и ты это накрепко запомни. Мало ли как оно ещё обернётся...

    Андрей принялся убеждать его в необоснованности опасений, хотя и сам не мог отделаться от чувства смутной тревоги, оставшегося от этого разговора. Оно, впрочем, было и раньше, он уже в Коломну с ним уезжал, да только там всё старался превозмочь, убедить себя в том, что всё это чистая блажь, морок. Гнетущее это чувство то ослабевало, и казалось — вот-вот рассеется, то снова наваливалось всей тяжестью.

    И странно — появилось оно не после рассказа Годунова о непонятном разговоре Бомелия о Насте (тут и впрямь было от чего встревожиться), но ещё раньше, когда говорил с Кашкаровым, а тот помянул Глинских и государеву бабку-ведьмачку. Казалось бы, что им теперь за дело до той зловредной старухи, да к тому же и так могло статься, что никакого зла она не творила, Москву не жгла, а винили её облыжно те же Шуйские да Захарьины, — поди теперь разберись в тогдашних распрях! Однако было что-то в том разговоре, оставшееся в душе словно заноза...

    ...Полковник сказал, что в Москве ему оставаться не след, в Коломне, мол, будет безопаснее; а когда он запетушился, я, дескать, опасностей бегать непривычен! — то было ему сказано, что настоящих опасностей он ещё не видывал, окромя татар да литовцев, а бывают зверюги пострашнее. И не пояснил, какие, где и с чего бы это ему, сотнику Лобанову, приходится теперь тех зверюг пастись. Того не пояснил, а только помолчал маленько и вдруг спросил, помнит ли он пожар и бунт пятьдесят пятого года, когда Глинских имали и одного из царских дядьёв убили смертно, а бабку свою государь не выдал... Тогда и подумалось: как же то получается — Божий помазанник, на царство венчан митрополитом, а кровь-то в нём ведьмачья? И ежели правду толковал народ, то...

    Как и все те, среди кого Андрей жил, с кем ходил в походы, делил застолья и ратные труды, он никогда не задавался вопросом, хорош или плох государь, которому служат верой и правдой. Иоанн Васильевич, подобно отцу, и деду, и долгой — от Рюрика — череде предшественников, был олицетворением Власти, и потому даже себе, втайне, задать этот вопрос было кощунством. Всякая власть от Бога, это не только Церковь утверждает, но и подсказывает здравый смысл. Ежели не от Бога, то откуда же ещё? От нашего человечьего безумия али того хуже?

    Да, есть края, где — Юсупыч рассказывал — правителей назначают сами людишки, по выбору. Кесаря избирают князья-выборщики, именуемые курфюрсты или электоры, в Польше же и того пуще — круля ставит сейм, подобие Земского собора. Лается там шляхта до неистовства, и кто кого перекричит, те своего короля и поставят. Разумно ли это? То-то, сказывают, Жигимонт без согласия сейма ни одного указа подписать не смеет. Ясное дело: кто тебя на трон посадил, тому и не перечь.

    Нет, истинной властью должен облекаться правитель не по людской прихоти, но только волей Всевышнего. Иначе это не власть. А всегда ли Всевышний посылает правителя мудрого и добродетельного, это уж вопрос иной. Пути Господни неисповедимы, и не нам тщиться их понять. По грехам нашим — в кару и вразумление — может появиться государь и жестокосердный, и неразумный, однако не станешь же бегать от одного к другому, ища, где житьё вольготнее...

    Именно так, похоже, бежал Курбский. Андрей, услышав про его побег, сразу и без колебаний осудил князя как изменника. В таком мнении об исчезнувшем воеводе все были заедино, хотя до того Курбский был в войске славен своею доблестью и беспорочным, начиная с Тулы и Казани, ратным служением Московской державе. Теперь же осуждали бесповоротно: крестное целование порушил, бросил доверенное ему воеводство, да ещё, говорят, обменивался тайными посланиями то ли с Радзивиллом, то ли с самим Жигимонтом...

    Сочувствия к нему не вызывало и то, что Курбский явно шёл к опале. Государь, прежде души в нём не чаявший, последний год явно охладел к недавнему любимцу: не мог, видно, простить князю Андрею близости к «Избранной раде». После взятия Полоцка его сразу (как и Адашева тремя годами ранее) сослали в Юрьев — хотя и воеводой, но уже несомненно пребывающим в немилости. Что с того? Царская опала, даже угроза неминуемой казни никогда не считалась в Москве достаточным поводом к тому, чтобы стать утеклецом. Позорно оставить отечество, а положить голову на плаху — что ж, на всё воля Божия и государева. В том стыда нет!

    Из всех, с кем случалось Андрею заговорить этим летом про князя Курбского, один лишь злоязычный арап высказался не как прочие. Не диво, ибо как волка не корми, а он всё в лес норовит, нехристь же нехристем и останется, сколько бы ни прожил среди православных. Не в том вижу измену, объявил безбожно Юсупка, что коназ сбежал за рубеж, это его право; но тем преступил он высший закон, что, убегая, беззащитным оставил сына, малолетнего отрока, в руках не склонного к милосердию правителя. Такое, сказал Юсупка, не укладывается в голове. Коназ и жену оставил, но что жена — она могла быть хорошей, а могла и дурной, от иной жены сбежишь не только в Литву — на край света. Предать же сына, наследника, продолжателя рода, за это нет Курбскому прощения...

    Они тогда с арапом долго пререкались и, похоже, друг друга не переубедили. Андрей не мог согласиться с тем, что уйти от жестокого правителя человек не только может, но и должен — если имеет к тому возможность. Иначе, мол, тиранство и насилие распространились бы повсеместно и безгранично. А что же тогда клятва, крестное целование — ни к чему, выходит, не обязывает? Поклялся служить одному государю, а как нашёл в нём жестокосердие — давай к другому беги?

    Да, именно так и должно быть, упрямо твердил арап. Ибо присягаешь обычно одному, а уходишь от другого; присягаешь и обещаешь верную службу тому государю, который обещал быть справедливым и милосердным, изменить же вынужден тирану, не знающему меры жестокостям и безумствам. Получается, что первый клятвопреступник — он, а ты лишь вынужденно следуешь его примеру. Почему ты должен держать своё слово, ежели он не сдержал своего?

    Сейчас Андрей вспомнил тот спор и подумал, что Юсупыч, возможно, не так уж был во всём и не прав. Конечно, он, будучи нехристем и идолопоклонником, не способен был понять главного: что негоже, непростительно на греховное действие отвечать таким же самым. Однако к сказанному им по поводу того, что крест целуешь одному государю, изменяешь же другому — на того, первого, нисколько не похожему, — к этим его словам, пожалуй, стоило прислушаться. Потому что здесь, возможно, и кроется разгадка показавшейся всем непостижимой измены прославленного воителя...

    Никогда не пытаясь судить о делах великого государя, Андрей — как и все вокруг — не мог, однако, не видеть, как и в какую сторону они изменяются. Теперешний Иоанн Васильевич, угрюмый, недоверчивый, готовый по малейшему подозрению отправить в ссылку (если не на плаху) самого преданного из приближённых, окруживший себя холуйским сбродом — Басмановы, Скуратов, Вяземский, Грязной и прочая сволочь, — этот Иоанн Васильевич не походил уже на того светлого витязя-венценосца, который когда-то вступил в Москву во главе победоносной рати, сокрушившей Казань. Курбский был тогда его правой рукой. Что же заставило воеводу сменить высокое положение в отечестве на незавидную долю перебежчика, из милости живущего в чужом, издавна враждебном краю?

    Говорят, сманили литовским золотом. Да не больно-то в это верится, Курбскому и здесь хватало своего добра. Требовалось нечто более весомое, чтобы склонить князя к измене.

    Это мог быть и просто страх за себя, за свою жизнь. Такое можно понять. Казалось бы, нелепо подозревать в трусости именно его, годы проведшего в боевом седле, однако трусость трусости рознь. Можно без страха кинуться в самую свирепую сечу, но попробуй сохранить твёрдость духа, когда знаешь, что вот могут войти, заломить руки и повлечь в застенок! Как раз незадолго до бегства Курбского в Москве без суда умертвили двух его соратников по полоцкому походу — князей Репнина и Кашина: обоих зарезали государевы холопы прямо в храме, посреди обедни. Не то ли стало последним толчком в литовскому рубежу? Вот только сына нельзя было бросать, тут Юсупыч прав...

    Такие мысли были непривычны и поэтому особенно тяжелы. Они как бы расшатывали весь строй убеждений, с которыми Андрей вырос и жил и которые — он постоянно это ощущал — воздвигли вокруг его души как бы некую броню, неосязаемую, но несокрушимо прочную, отбрасывающую прочь любое сомнение. Спросить себя, а правильно ли поступил государь, имел ли он нравственное право поступать так, а не иначе, было так же недопустимо, как усомниться в благочестии православной веры. Начни судить государевы дела скудным своим умишком, и докатишься до того, что Римскую церковь возомнишь истинно христианской...

    Такой же непререкаемой истиной была и убеждённость в том, что жить можно только в своём отечестве, покидая его пределы лишь по необходимости — во время войны. Так и жили, и каждый выход за рубеж — в какую сторону ни глянь, на закат ли, на полдень или к восходу — был всегда вылазкой на землю врага, где приходилось убивать, чтобы не быть убитым самому. В страшном сне не могло присниться — осесть на такой земле, строить там обычную, повседневную жизнь.

    Да, прежде о таком и не слыхивали. Теперь же съезжают, и всё чаще. Димитрий Вишневецкий, Алексей и Гавриил Черкасские, стрелецкий голова Тимофей Терехин — да всех разве упомнишь! Что их вынудило, что погнало прочь от родных мест? Понятно, в семье не без урода, наверняка нашлись среди утеклецов и алчные мздоимцы, польстившиеся на вражеское золото, — но не Вишневецкий же! Не Курбский!

    Выходит, они дерзнули государя судить. Дерзнули, и осудили, и нашли недостойным служения. Годунов однажды проговорился, что Курбский отважился даже прислать государю некую эпистолию, в коей укорял за безвинное умерщвление многих мужей знатнейших, прославленных и на поле брани, и в державных трудах. «Злопыхательский поклёп», — сказал Димитрий Иванович; но поклёп ли то был? Или справедливый укор, который злопыхательским выглядит лишь по непривычке нашей к тому, что истину можно высказывать и пред великим князем? И кто же тогда сам Курбский — вор, повинный в измене отечеству, или подвижник, отважившийся сделать то, на что не дерзнул никто иной?
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Теперь, когда всё было решено и обдумано, оставалось лишь определить сроки исполнения. Лекарь уверял — хоть завтра, расположение планет благоприятствует; но это легко сказать! Планеты планетами, а было кроме них ещё и ливонское посольство, и был этот окаянный стрелец, коего нельзя тронуть, не обидев посла и — через ту обиду — не лишившись полюбовного сговора с кесарем насчёт Ливонии.

    Стрелец был препятствием, и это не укладывалось в голове, было поистине смеху подобно. Стрелецкий сотник — препятствие для него? Однако так вот получилось! На тавлее, когда играешь в шахматы, тоже подчас такой вдруг сложится расклад, что ничтожная пешка обретает значение непомерное, преградив путь ферзю или не давая королю уйти из-под удара...

    Иоанн и сам не мог бы себе сказать, чем именно может смешать его игру эта пешка в брусничном кафтане, но что-то настораживало его, подсказывало действовать осмотрительно. Он велел Малюте подослать верного человека в кашкаровский полк — порасспросить о сотнике. Малюта, поняв это в определённом смысле, недели две спустя пришёл с повинной: вроде бы ничего воровского за Андрюшкой Лобановым не числится, хотя ежели двух-трёх его дружков допросить бы как должно, с огоньком...

    — Того не велел, — хмуро оборвал Иоанн. — Чего ещё о нём вызнал? Что у него за норов — покладистый?

    — Норовом он, сказывают, горяч, — обрадовал государя Григорий Лукьяныч. И, словно угадывая его мысли, добавил в утешение: — Но отходчив!

    Толку-то с его отходчивости, подумал Иоанн, мановением руки отсылая Малюту прочь. Иной норовистый дурак, покудова «отойдёт», такого успеет наломать, что после десять умных не разгребут. Однако не откладывать же из-за него обретение указанной звёздами благорасположенной персоны! Так ведь и до Филиппова поста можно дооткладываться, а тогда какое уж обретение. И без того грех, что бы Елисейка ни молол своим еретицким языком, а уж в пост и подавно...

    Нет, медлить было нельзя. Посольство тут долго не пробудет, у Висковатого уже перебеливаются послания кесарю Фердинанду и великому магистру орденскому (и этот туда же — коня куют, а гусь лапу подставляет), так что остаётся принять ливонцев, и пущай катят восвояси. До их отъезда, понятно, стрелец должен быть под рукой; да ведь и после того не сразу-то от него отделаешься! Немцы тоже не лыком шиты, Бевернов наверняка поручит своему стряпчему наладить тут присмотр за племянником: купцы ихние непрестанно шныряют через рубеж, долго ли передать весть в случае чего. Впрочем, весть о чём? Что некий стрелецкий начальник (из малых!) отослан по служебным делам, а куда и сколь надолго — того никто не ведает. И пусть комтур гадает, что там сотворилось с племянником.

    Так что всё это можно было легко уладить, оставалось лишь одно сомнение: Иоанн всё чаще спрашивал себя, а стоит ли оная благорасположенная особа, сиречь Настасья Фрязина, подобных забот и хлопот? Не в своих ли корыстных соображениях споспешествует ей лекарь? Невозможно проверить, так ли уж истинно указали на неё звёзды и так ли уж она хороша собой, как он уверяет. Кашкаров, правда, тоже сказал про неё «пава», да ведь поди узнай, что ему по сердцу! Иному и ворона кажется павой. Он же и проговорился, что девка малость хвощевата; может, и впрямь ворона? Не сносить тогда Елисею головы.

    Иоанн, хотя и развращённый в ранней юности, не в пример иным распутникам был большим ценителем женской «лепоты» (любил даже пользоваться этим изрядно устаревшим словом, предпочитая его более обиходным «краса» или «миловидность»). И его стала тревожить мысль о том, что звёзды — в Елисеевом истолковании — могут подсунуть ему особу, которая, хотя и будучи трижды благорасположенной, при ближайшем рассмотрении окажется хвощеватой вороной. Великому государю была нужна пава.

    Поразмыслив над этим, он озлился сам на себя — гоже ли ему утруждать голову эдаким вздором! — и послал сказать лекарю, что вечером будет у него. О делах негласных они давно уже говорили только у Бомелия, где можно было не опасаться лишних ушей. Были, правда, и в государевых палатах тайные покои, но туда даже Елисею доступа не было.

    Свидания происходили всегда в Бомелиевой мастерской, «лабораториуме», куда легко можно было войти прямо из сада через всегда запертую дверь, не видя никого из малочисленной лекарской обслуги. Так же вошёл Иоанн и сегодня, Бомелий встретил его на крылечке, трое провожатых остались в сенцах, где им надлежало взаперти дожидаться государева возвращения. В мастерской Иоанн сел в обычное своё кресло у стола, над которым висела сушёная рыбина. Нынче они ещё не виделись (последнее время лекарь не каждый день был зван в царские покои), поэтому Бомелий поинтересовался, как государь почивал и не было ли изжоги и ломоты в костях.

    — Изжоги не было, а ломота в голове, не в костях, — недовольным тоном отозвался Иоанн, и пояснил: — От гнёта огрузивших мя забот. А как почивалось, сам знать должен! Могу ли почивать покойно, когда кругом измена? Да и сны дурные одолевают... Ладно, не о том пришёл говорить! Когда нужда в лекаре, ты ко мне приходишь, не я к тебе.

    — Слушаю, великий государь, — вкрадчиво сказал Бомелий.

    — Дело тут вот какое... То, что ты насчёт Фрязиновой дочки затеял... Мыслю, надо бы мне её повидать.

    — Натурально, твоё царское Величество её увидит. А как же иначе?

    — Раньше, говорю, повидать. Допрежь того!

    — Допрежь того... — Бомелий задумался, поджав губы. — О, боюсь, будет несколько... хлопотно. Не смотрины же устраивать! А что смущает великого государя?

    — Чем глупство спрашивать, сам бы догадался! Ты мне крестницу мою в наложницы прочишь, я же — на грех польстясь окаянства своего ради, — не ведаю даже, истинно ли она пригожа! Может, не стоит овчинка и выделки?

    — Стоит, государь, — заверил Бомелий. — Осмелился бы я предложить твоему маестату негодный товар?

    — А это уж кому что по нраву! Я вот слыхал про неё, будто тоща телом. — В голосе великого государя прозвучало недовольство. — Хвощевата, говорят!

    — Хвощевата? — переспросил Бомелий.

    — Подобна хвощу, значит...

    — Прости, государь, моё невежество — что есть хвощ?

    — Растение такое, одни будылья торчат. — Иоанн схватил грифельную палочку и набросал на листе бумаги стебель хвоща.

    Бомелий закивал:

    — Ах это! Мы это зовём — эквизетум. Но, Бог мой, сравнить Анастасию с эквизетумом — поистине надо быть слепым...

    Он чуть было не добавил, что однажды имел возможность осязательно убедиться в полной несостоятельности такого сравнения, но вовремя прикусил язык.

    — Маестат, она отнюдь не тоща! Натурально, её не назовёшь и дородной — она юная девушка, маестат, женщины приобретают дородность с возрастом, сейчас благорасположенная к великому государю персона обретается в самом расцвете юности. Но сказать про неё «эквизетум» мог только клеветник...

    — Ладно, сам увижу! Однако где и как?

    — Маестат, когда её оставят в твоей опочивальне...

    — Тогда уж поздно будет. Думай, Елисей, у тебя это иной раз пользительно получается...

    Абдурахман слушал этот разговор на своём обычном для таких случаев месте — сидя у себя в каморке на полу, возле вынутого из стены кирпича. Слушал, недоумённо приподняв брови. Ему казалось странным, что могущественный повелитель озабочен таким пустяком — дородна или худощава женщина, которую он решил взять себе на ложе. И там, и там есть свои преимущества. Важно, чтобы женщина была соразмерного облика и сложения, относительно молода и не сварлива нравом. Ко всему прочему следует относиться с пониманием того, что в жизни нет ничего совершенного...

    Подивившись прихотливому вкусу московского владыки, он тут же укорил себя за легкомысленную склонность отвлекаться от главного и думать о ненужном. Главным сейчас было то, что он слушает уже третий разговор об оружейниковой дочке, и похоже, что проклятому лекарю явно удалось склонить султана к её похищению. Сама по себе судьба этой распущенной девицы Абдурахмана не волновала; более того, он продолжал считать, что ей определённо на пользу пошло бы занять почётное место в опочивальне повелителя — место, о котором наверняка мечтают многие московские красавицы. Но Анастасию избрал себе в жёны Андрей, и Абдурахман мог лишь содрогнуться при мысли о том, что произойдёт, когда её и в самом деле похитят...

    Он совершенно не представлял себе, кто и как сможет помешать такому похищению, однако понимал, что бездействовать тут непозволительно. Боярин Годунов колебался, надо ли посвятить Андрея во всё без утайки или всё же утаить, что с Бомелием толковал тогда о Насте сам государь, — дабы сотник не отступился от невесты, убоявшись такого соперничества. Посоветовать тут Абдурахман ничего не мог, ибо снова — в который уже раз! — поймал себя на неспособности постичь до конца душу неверного. Сам он считал, что навлечь на себя гнев повелителя ради женщины, которую ещё не познал на ложе, может лишь помешавшийся от любви безумец, меджнун; и в то же время не мог не признать, что это сейчас он так считает, а лет тридцать назад мог посчитать совсем по-иному. В конце концов, меджнуны бывают и среди правоверных почитателей Пророка, достаточно вспомнить божественного Хайяма...

    Разговор внизу стих, лекарь проводил государя, вернулся и запер дверь мастерской, — Абдурахман хорошо знал звук этого замка со звонким тройным щёлканьем. Прилаживая на место кирпич, он горестно покряхтел при мысли о том, что теперь вот опять надо идти к боярину, и вслух обозвал себя старым безумцем. В его-то годы лезть в такие дела! О, Аллах...

    До сих пор, правда, ему везло. Лекарь если и не доверял ему до конца, то, похоже, ограничивался лишь тем, что никогда не говорил с ним ни о чём достойном сокрытия. Не владея тайнами, магрибинец и не представлял собой опасности, а потому пользовался известной свободой. Во всяком случае, ему позволено было время от времени побродить по кремлю, даже посетить торжище за Фроловскими воротами. Лекарь предупредил лишь, что и не подумает отстаивать магрибинца перед московскими властями, ежели прежний хозяин увидит его в толпе и востребует беглого обратно. «Да будет воля Аллаха», — смиренно отозвался Абдурахман, выражая покорность судьбе. Слежки за собой он не заметил ни разу, хотя поначалу осторожничал и приглядывался.

    К Годунову он всегда пробирался к одному и тому же заранее обусловленному часу, но обусловиться заранее о дне было нельзя, поэтому накануне он, гуляючи по кремлю, невзначай оказывался на задах годуновского подворья, где в тын врезана была всегда запертая старая калитка с выпавшим из доски сучком на высоте пояса. Обломив подходящую по толщине ветку, Абдурахман плотно всовывал её в дыру, а со своей стороны — снаружи — ножом срезал заподлицо с доской. Назавтра же приходил в условленный час и, не увидев вчерашней затычки, легонько постукивал в калитку, покуда не откроют. Если же боярин не мог его принять, дыра в калитке оставалась заткнутой — это означало, что свидание переносится на следующий день.

    Конечно, могли выследить. Ежели лекарь что-то заподозрит, пустить за ним полдюжины сменяющих друг друга соглядатаев ничего не стоит, и тогда ему трудно будет объяснить тайные посещения годуновских палат. Но подозрений пока вроде не было, единственным, чего он опасался, была возможность того, что лекарю зачем-то вдруг понадобится подвешенная над столом рыбина и над нею обнаружат дыру в потолке. Но опять-таки — кому придёт в голову сообразить, что вытяжная труба проходит мимо его чердачной каморки? Впрочем, у Абдурахмана был предусмотрен и такой нежелательный конец дионисиева уха, недаром ему с детства запомнилась старая кастильская поговорка «Ун омбре превенйдо вале пор дос», что на языке правоверных означает «Предусмотрительный муж стоит двоих». В этом случае достаточно сверху поглубже забить в трубу приготовленный уже тючок тряпья и высыпать поверх него перемешанные с землёю опилки. Мешочек с этим собранным по чердаку добром тоже стоит наготове. Когда труба оглохнет, в ком вызовет подозрение легко вынимающийся кирпич?

    Судьбу, впрочем, не перехитришь. Азраил мог пресечь нить его существования не один десяток раз, и последний раз это едва не случилось там, в ямгурчеевом обозе, когда бежали в Азову. Но Андрей отбил его у звероподобных казаков. Восемь лет тому назад! Восемь лет жизни подарено ему великодушным (хотя и безрассудным) сотником; пусть не такой жизни, как ему бы хотелось, но, с другой стороны, вполне благополучной и достойной. Поэтому даже если Бомелий в самом деле колдун и, будучи таковым, давно проведал их с Годуновым игру, если с игрой этой вскоре будет покончено самым печальным для него образом, то стоит ли об этом жалеть? Лишних восемь лет жизни не так мало. Умереть же, если понадобится, он сумеет легко и быстро, на это у него знания фармакопеи хватит, и нужным снадобьем из Бомелиевых запасов он тоже сумел обзавестись. Как положено «предусмотрительному мужу».

    На следующий день Абдурахман побывал у заветной калитки, а ещё днём позже был — в сумерках уже — препровождён в покои Годунова. Боярин встретил его, по обыкновению, приветливо, на столе было приготовлено обычное угощение: мёд для гостя, вино для хозяина, блюдо с орехами и сушёным инжиром. Магрибинец не мог не оценить тонкости: услыхав однажды, что он давно уже не пробовал излюбленных с детства смоковных плодов, боярин не упускал случая попотчевать его редким для Московии лакомством.

    — Чем порадуешь на сей раз? — спросил Годунов.

    — Третьего дня государь снова был у недостойного лекаря, и они снова говорили про Анастасию.

    — Ты гляди, как она его присушила... ежели только о ней и разговор. Не возьму лишь в толк, где он её мог видеть?

    — Могущественный, он её не видел! Она его... присушила, как ты соизволил выразиться, единственно через внушение лекарево. Бомелий, да будет осквернён гроб его отца, сумел убедить государя, что ему надлежит спознаться с дочерью оружейника, ибо на то указует расположение планет...

    Годунов задумчиво хмыкнул, взял орех и подвинул блюдо ближе к гостю:

    — Угощайся, Юсупыч. Мёду себе налей, это твой любимый. Сам-то как мыслишь, может то быть, насчёт планид? Или врёт лекаришка?

    — Ясного суждения у меня нет, — признался Абдурахман. — Астрологией, сиречь звездочётством, я досконально не занимался, посему допускаю, что Бомелиус может и знать мне неведомое. Однако мне однажды перед приходом государя велено было разложить по столу в лабораториуме — без разбору — взятые наугад бумаги с разными записями астрологическими, и то была очевидная диссимуляция... как это говорится? — для отвода глаз. Посему допускаю также, что про расположение планет сказана была ложь. Но надо ли о том гадать? Твоему ничтожному слуге, о блистательный, более важным представляется иное...

    — Что же?

    — Как я понял, достойную девицу решено похитить...

    — Похоже на то, — согласился Годунов и разгрыз орех. — Волей-то какая ж согласится... тем более и жених ей по сердцу. Умыкнут как пить дать, и опомниться не успеет.

    — Значит, надобно думать, как тому воспрепятствовать.

    — А тут думай не думай — ничего не надумаешь. Коли решили умыкнуть, то никто им не воспрепятствует. Ты иначе мыслишь?

    — Что могу мыслить я — ничтожный иноземец? Андрей знает ли про замысел лекаря?

    — Всего я ему не говорил. Сказал лишь, будто намерены к ней посвататься... а кто — не знаю, мол.

    — Ты не счёл нужным сказать ему про государя? — Абдурахман помолчал, задумчиво поглаживая бородёнку, пожал плечами. — Может быть, мудрый, ты и прав... мне судить трудно. Но свататься — это одно, а похитить — совсем иное. Сваты придут, им можно отказать со всем политесом, похитителей же встречают с оружием...

    — Ты желаешь Андрею смерти?

    — Как можно! — Абдурахман в негодовании воздел руки.

    — Однако готов присоветовать ему оружно выступить против государевых слуг? Тогда прикинь, чем такая встреча для него кончится!

    — Это так, — согласился магрибинец. — Но даже в землях почитателей Пророка, где мы не ставим женщину так возвышенно, как это делают поклоняющиеся Распятому, уступить свою избранницу без борьбы есть бесчестье. Считаешь ли ты, что Андрей должен выбрать столь низкий путь, оскорбительный для мужа и воина?

    — Неважно, что я считаю, он-то сам не таков. Скорее голову сложит, чем отступится... Да тебе ли его не знать! И всё же, — Годунов раздумчиво пожал плечами, — погибнуть из-за девки...

    — Рассудительный, я тоже так думаю! Однако многие мужи достойнейшие гибли из-за меньшего. Хвала Аллаху, я никогда не был женолюбом, ибо смолоду испытал на себе злонравие и коварство этих созданий, но неразумно отрицать, что женщина добродетельная есть поистине алмаз души. А кто способен трезво оценить ту, на ком задержался взор сердца? Всякая избранница представляется венцом добродетели, и потому мы не задумываясь идём для неё на любую жертву. А что для воина жизнь, рядом с честью!

    — Глянь, как распетушился, — сказал Годунов. — Сдаётся, Юсупыч, ты в младости тоже всласть поблудил... хоть ныне и отрекаешься от женолюбства.

    Абдурахман скромно потупился:

    — Что может укрыться от твоей проницательности?

    — Спорить же о том, сколь разумно Лобанову рисковать головой из-за невесты, теперь ни к чему. Пустой это разговор! Коли любит, то и не отдаст, чего тут толковать. Иное надо делать, только вот ума не приложу...

    — Иноземцу мало известны здешние нравы и кутюмы, а потому я, о блистательный, не смею предлагать своих советов. Однако же решений тут не так много. Если заранее смириться с тем, что уготовила судьба, то возможности две: или лекарь убедит государя отказаться от нечестивого замысла, или они осуществят задуманное, и тогда Андрею надо либо погибнуть, либо потерять честь. Единственное, что можно сделать во избежание этого, — это спрятать девицу, заблаговременно увезя из Москвы.

    — Я уж об этом подумывал... Да где её, к чёрту, спрячешь? Чай, не иголка! Увезти отсюда не так просто. Ежели и впрямь что задумали, так, может, за подворьем ихним уже приглядывают? А коли хватятся без промедления, то без труда и найдут... Минуя заставы, из Москвы не выехать, а заставщики народ дошлый, всё на ус мотают. Сразу припомнят, каким путём поехали — на Тверь ли, на Рязань аль на Смоленск... Долго ли догнать?

    — В любой попутной деревне можно спрятаться так, что и следа не будет...

    — Эх, Юсупыч, милый ты человек! Вижу, и впрямь неведомы тебе наши нравы. Спрятаться-то можно, да ведь кто ж даст прятаться на своём дворе? Ты спрячешь, а соседи скажут: вон, мол, туда завернули, а обратно не выезжали... Утеклеца укрывать от властей — за это, брат, по головке-то не гладят!

    Расписывая трудности побега, Годунов отчасти кривил душой. Пересидеть погоню в пути — ежели провожатый не дурак — сгодится и в лесу, а вот куда путь держать... Хотя и это решить можно. В вяземской вотчине Годуновых и место нашлось бы, где укрыть беглецов, и от доноса легче обезопаситься. Но как быть дальше? На время-то утаиться не диво, однако всю жизнь в нетях не просидишь, да и ему — постельничему — вроде бы невместно заделаться укрывателем государевых супостатов. Димитрий Иванович рад был посильно помочь и сотнику Лобанову, и его невесте, однако всё поставить на кон ради того, чтобы оберегать их от царского гнева, — так далеко его готовность к добрым делам не простиралась.

    — Ты вроде говорил, лекарь дозволил тебе бывать на торжище, — сказал он. — С кем-либо из земляков не спознался ли? Тут и кизылбашские купцы бывают, и из султановых земель... Может, знаешь кого?

    — Господин желает что-то купить?

    — Не про то говорю, куплей у меня есть кому заняться. Подумал, может, их с купцами сплавить куда подале? Ты верно рассудил: девку увезти надобно, иначе беды не оберёшься, и так увезти, чтобы следов не осталось... С купецким-то караваном оно способно бы получилось!

    — Караваны досматривают, — заметил Юсупыч.

    — Что с того? Досмотрщики тоже люди... Да что о том толковать, коли нет у тебя такого знакомства. Ладно, Юсупыч, может, чего и придумаем.

    Тебе у Елисейки-то не боязно ещё обретаться? А то гляди, как бы нам не переиграть!

    — Я так думаю, пока ещё могу там посидеть.

    — Ну, тебе виднее.

    Годунов хлопнул в ладони, вошедшему служке велел проводить гостя — арап всегда пробирался в палаты тайным ходом, чтобы кто-то невзначай не увидел. Оставшись за столом в одиночестве, Димитрий Иванович налил себе ещё, однако пить не стал. Вино уже слегка затуманило голову, а сейчас было над чем поразмыслить. Дело с сотником и его невестой сказывалось хлопотливее, чем можно было принять вначале. Мысль об иноземных купцах не случайно посетила его — он уже давно понял, что Андрею, если он не захочет отказаться от Насти, нет иного пути, кроме как за рубеж. Однако чего ради думать про султановы земли? Слава Богу, есть и поближе...
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— Судя по вашей кислой мине, — сказал посол, — сегодня господин канцлер ничем нас не порадовал. Или вы просто не успели ещё оттаять с улицы?

    — Мороз сегодня не так уж силён, — отозвался Лурцинг, прикладывая ладони к печным изразцам. — Такой случается и в наших краях, хотя ближе к Рождеству. Насчёт канцлера вы не угадали, его сообщение самое приятное: Иоанн принимает нас на будущей неделе, так что можно собираться в обратный путь.

    — Слава Иисусу Христу, — с чувством произнёс посол и осенил себя крестным знамением. — Я уж боялся, что придётся тут зимовать!

    — К счастью, нет. Однако по поводу моей «кислой мины» господин барон может похвалиться своей наблюдательностью. Я в самом деле озабочен... и боюсь, это моё состояние придётся разделить и вашей милости.

    — Иоахим, вы меня пугаете!

    — Пугаться пока рано. Хотя... почём знать? Когда я выходил от канцлера, один писец тайно передал мне приглашение господина камергера посетить его по возможности скорее. Что я и сделал.

    — Это было не опасно?

    — Не думаю, я ведь уже давно испросил у канцлера дозволения время от времени знакомиться с достопримечательностями Москвы и, в частности, кремля. В случае чего могу сказать, что ввиду скорого отъезда решил зайти попрощаться с господином камергером, к которому был вхож по рекомендации господина канцлера...

    — Такая рекомендация была? — удивился посол.

    — Разумеется. Вы же помните: когда Висковатый прямо спросил меня, с какими целями я так прилежно обнюхиваю московские подворотни, и мне пришлось рассказать о госпоже фон Красниц...

    — Ах да! Да, да, помню, он посоветовал вам обратиться к одному бояру...

    — Совершенно верно.

    — И этот бояр был камергер Готт-ду-нофф. — Посол щёлкнул пальцами. — Иоахим, оцените юношескую остроту моей памяти! Однако рассказывайте дальше, мне не терпится разделить вашу озабоченность.

    — Вы её разделите, — пообещал Лурцинг. — Сегодня Годунов сообщил мне, что ваш племянник попал в чрезвычайно неприятную историю... я бы сказал, крайне опасную.

    — Бог мой, кто не попадал в таком возрасте! Я был ещё моложе, когда однажды удрал из одного дома не только без сапог, но и без штанов, то и другое мне, правда, успели выбросить вслед...

    — Камергер имеет в виду неприятность иного рода. Молодой человек собирается жениться...

    — Я помню, он даже называл имя девушки. Не то римское, не то греческое — красивое имя!

    — Ваша память действительно делает вам честь. Так вот, в неприятную историю попала скорее она — я имею в виду невесту вашего племянника.

    — Черт побери, Лурцинг! Уж не хотите ли вы сказать...

    — Нет, нет, что вы! Я хочу сообщить вам услышанное сегодня от камергера, если, конечно, вы дадите мне высказаться, не перебивая на каждом слове.

    — Простите, я слушаю!

    — Девушка имела несчастье попасть в поле зрения... и внимания... некоего чрезвычайно высокородного лица. Кого именно — камергер не сказал, скорее всего из осторожности. К этому лицу близок лейб-медик Иоанна, небезызвестный Алоиз ван Боммель, персона весьма подлая и опасная...

    — Да, мне о нём говорили.

    — Я понял так, что камергер имеет своего человека в окружении этого Боммеля и, таким образом, некоторую возможность следить за его деятельностью. Согласно информации, полученной через этого... агента, Боммель намерен похитить девушку для своего знатного друга.

    Барон встопорщил усы.

    — Похитить, с бесчестными намерениями?!

    — А разве с честными — похищают?

    — Почему же нет? Можно похитить — и жениться!

    — Нет, здесь не идёт речи о женитьбе.

    — Какое неслыханное свинство! — Барон вскочил и заковылял по комнате, припадая на подагрическую ногу. — Андреас уже знает о замысле этих мерзавцев? Или это только что выяснилось и он пока ни о чём не подозревает? Тогда надо немедленно дать ему знать! Пусть-ка он явится к этому типу для хорошего мужского разговора...

    — Господин барон, тут всё не так просто. Насколько я мог понять... вернее, догадаться, поскольку камергер говорил довольно туманно, едва ли не намёками... так вот, похоже на то, что речь идёт об очень высоких сферах власти.

    — Гм, — озабоченно сказал посол. — Вы говорите, очень высоких?

    — Да, очень.

    — Иными словами... Этот Боммель — он действительно лейб-медик?

    — Увы, — подтвердил Лурцинг.

    — Но если сам лейб-медик, как вы сказали, устраивает похищение этой девушки, то для кого же он может это делать, а? Неужели... Бог мой! Неужели это...

    — Вот именно. Боюсь, что догадка, которую господин барон не решился произнести вслух, близка к истине. Поэтому тут едва ли можно рассчитывать на благополучную развязку при помощи «хорошего мужского разговора»...

    — В самом деле, — обескураженно согласился посол. — Чёрт побери! А что думает по этому поводу ваш камергер?

    — Он не мой камергер, он камергер его царского Величества великого князя Иоанна Московского. А что он думает по этому поводу, я с уверенностью сказать не могу, потому что боярин Деметриус Годунов — личность, как бы это выразиться, весьма многослойная. Однако сам факт, что он счёл нужным сообщить нам об опасности, нависшей над вашим племянником и его невестой, позволяет видеть в боярине скорее потенциального нашего союзника, нежели врага.

    — Мне тоже так кажется. Иначе как понимать это сегодняшнее приглашение — как провокацию?

    — Ну, это едва ли! Я уже говорил господину послу, что или мне совершенно изменило политическое чутьё, или канцлеру Висковатому дано указание избегать малейшей шероховатости в наших сношениях. Если это так, провокаций можно не опасаться.

    — Ну допустим. Однако, раскрыв перед нами странную затею с похищением, он всё-таки сказал, чего ждёт от нас? Может быть, рассчитывает на моё вмешательство? А если ничего не ждёт и ни на что не рассчитывает, то к чему тогда было затевать этот разговор, просто чтобы поставить нас в известность? Но с какой целью?

    — У меня создалось впечатление, что он действительно озабочен судьбой сотника и хочет ему помочь — с нашей помощью. По-моему, для этого он меня и пригласил — чтобы определить возможность нашего участия. Камергера можно понять, ситуация действительно не из простых. Вы приехали в страну с определённой дипломатической миссией, и для вас как дипломата выполнение этой миссии должно стоять на первом плане, заслоняя всё прочее. В том числе и судьбу некоего русского сотника и его невесты. Однако судьба родственника, вероятно, не может оставить вас совершенно равнодушным. Здесь налицо коллизия двух приоритетов — личного и общественного. Камергер Годунов не уверен, захотите ли вы в личных целях поставить под известную угрозу успех миссии, возложенной на вас руководством ордена.

    — Какая странная постановка вопроса, — фыркнул барон, снова пристраивая на скамеечке больную ногу. — Почему непременно или — или? И причём тут, в конце концов, наша миссия!

    — Потому что дело может обернуться именно так, — невозмутимо объяснил Лурцинг. — Или мы спокойно уезжаем отсюда, увозя с собой вверенные нам послания кайзеру и великому магистру и закрыв глаза на то, что происходит с вашим племянником и его невестой, или мы — в той или иной форме — даём себя втянуть в крайне запутанную дворцовую интригу... с совершенно неясным для нас исходом.

    — Да в какой — гром и молния! — форме можем мы оказаться втянуты?! — взревел барон. — Что вы всё изъясняетесь загадками наподобие дельфийского, разрази его гром, оракула?! Господин Готт-ду-нофф хочет знать, пошлю ли я своих рейтаров охранять спальню этой приглянувшейся медику девицы? Нет, не пошлю! Так какого тогда чёрта он от нас ещё ждёт?!

    — Девица, вынужден заметить уточнения ради, приглянулась не лейб-медику, а кое-кому повыше. Поэтому речь не об охране её спальни, на что наши рейтары явно не годятся, но о её побеге... естественно, вместе с племянником господина барона.

    Господин барон разинул рот:

    — О побеге... до похищения?

    — После похищения, полагаю, устроить это будет труднее. Камергер дал понять, что сможет вывезти из Москвы их обоих и укрыть на какое-то время в своих владениях. Но только ненадолго! Что он хотел бы услышать от нас... точнее, от господина барона — через моё посредство... это подтверждение того, что мы потом сумеем помочь им перебраться через границу.

    — Какую именно? В Ливонии сейчас больше границ, чем просёлочных дорог. Куда они захотят перебираться — в Пруссию, в Литву, на земли польской короны, к шведам, к датчанам?

    — Я слышал, беглые московиты предпочитают селиться в Литве, на землях князя Константы Острожского. Там, понимаете, ещё вопрос вероисповедания... жить среди католиков или лютеран им труднее, а Острожский всемерно отстаивает интересы православной конгрегации.

    — Ну, это их дело. Насчёт нашей помощи... — Барон помолчал, пожал плечами. — Честно говоря, не очень представляю себе, в какой форме мы сумеем это сделать... учитывая, что вся «наша» Ливония находится под надзором московских воевод... но сделать это мы обязаны. И мы это сделаем!

    — Если сможем.

    — Естественно, если сможем!

    — А если нет?

    — Что за нелепый вопрос, доктор Лурцинг! Если не получится, то не получится — это можно сказать, приступая к любому делу. Есть старое мудрое правило, рыцарское правило кстати сказать: делай, что сможешь, и будь что будет.

    — Но вы действительно согласны сделать, что сможете? И дипломатический статус вам не помешает? Я хочу ещё раз спросить: готовы ли вы рискнуть порученной вам миссией ради участия в побеге молодых людей?

    — О каком риске вы говорите?! — закричал барон. — Наша миссия уже окончилась провалом — вы что, сами этого не видите? Фюрстенберга отсюда не выпустят, коль скоро он отказался присягнуть московиту и сделать нас его вассалами, по этой же причине остаются здесь и пленники. А разве не их возврат, разве не освобождение магистра было тем, ради чего нас сюда посылали? Так о какой же «миссии» можно теперь ещё говорить? Нам остаётся лишь получить послания кайзеру и гроссмейстеру и отвезти их по назначению, но это уже не «дипломатическая миссия», это задача для простого гонца! И ради неё я должен поступиться фамильной честью?

    — Ну, в вопросах соблюдения чести, тем более фамильной, я не компетентен, — сказал Лурцинг, почесав нос. — Мне представляется, однако, что честь может претерпеть ущерб и в тех случаях, когда необдуманно обещаешь кому-то поддержку в опасном деле, а потом — в нужный момент — отходишь в сторону, убедившись, что помочь по-настоящему не в силах.

    — Отойти в сторону — да, это бесчестье, — согласился барон. — А не суметь помочь по нехватке сил — не вижу в том ничего постыдного! Если, разумеется, до конца остался с теми, кому помогал... Успешно или безуспешно — это уж вопрос иной, и решается он не здесь. Человек предполагает, а Бог располагает. Многослойный господин Готт-ду-нофф, как я понимаю, ждёт ответа на свои намёки?

    — И по возможности скорее.

    — Прекрасно! Скажите ему, что я сделаю всё, что будет в моих силах. Но вы должны обговорить свои действия очень тщательно, чтобы потом не сорваться на какой-то непредусмотренной мелочи. Отец невесты Андреаса тоже... кстати, кто он такой? Камергер не говорил вам, к знатному ли роду она принадлежит? Она, часом, не урождённая... — барон щёлкнул пальцами, — Палеолог?

    — Её отец — довольно богатый бюргер, механик и оружейный мастер. Был — не знаю как сейчас — в большой чести у Иоанна.

    — Гм, жаль... ну что ж, если здесь так принято... К тому же нельзя не признать, что бюргеры теперь повсюду обретают такую силу! Но я хотел спросить, он тоже намерен бежать?

    — Насколько я понял, нет. О нём речь не шла. Камергер говорил о двоих, хотя там есть ещё турок...

    — Какой ещё турок? Нам только сарацинов не хватало, разрази их чума! Он-то причём тут?

    — По-моему, это слуга господина Андреаса, весьма ему преданный и последнее время — ради его интересов — подвергшийся большой опасности. Годунов сказал, что ему тоже придётся бежать, но если не удастся всем вместе, то турка отправят южным путём, через Крым, во владения Сулеймана.

    — Где ему и место, — буркнул посол. — Впрочем... в наше время преданный слуга — немалая ценность. В конце концов, одним больше, одним меньше, это не так уж существенно. Чёрт с ним, прихватим и турка! Но где и как мы их должны будем прихватывать, вы об этом говорили?

    — Всё это предстоит ещё обсудить...

    Где и как должны были беглецы присоединиться к поезду посольства, оставшись незамеченными московской охраной, этого пока не представлял себе не только Лурцинг, но и сам Годунов. Вероятно, проще сделать это у ливонских пределов, но как раз там больше опасности быть замеченными порубежным дозором. Впрочем, это уж Димитрий Иванович считал не своей заботой: о таких делах надлежит печься сотнику, искушённому в разного рода военных хитростях. Сейчас постельничего больше заботило другое: он не мог решить, пришло ли уже время рассказать обо всём Никите Фрязину, или разумнее держать того в неведении сколь можно дольше.

    Оно конечно, вроде бы и негоже утаивать от отца, что против дочки замышляется нечестное; Никита, однако, хоть и искусный розмысл, а в иных делах явить себя способен истинным дуроломом. Да и на язык несдержан! Может ведь и так статься, что, дознавшись про Бомелиевы козни, такого сгоряча натворит, что вообще всё прахом пойдёт. И себя сгубит, и Настю, и Лобанова... А ежели, упаси Господь, проведают про арапа, так и Годуновым несдобровать. Хоть и говорит нехристь, будто у него склянка припасена тайная — сделаешь, мол, глоточек, и уж никакой здешний суд тебе не страшен, — да только ведь так могут взять, что до спасительной склянки и дотянуться не успеешь...

    Промаявшись с этими мыслями полночи, Димитрий Иванович утром послал кликнуть своего стремянного Юшку Косого и велел ему ехать в Коломну — с наказом разыскать там некоего стрелецкого сотника и чтобы тот сотник немедля, придумав какую угодно отговорку, вернулся в Москву хотя бы на один день.

   [image: chapter_end]


    
[image: before_title]

     13

    

    [image: after_title]


Юшка Косой был среди годуновских холопей едва ли не самый преданный и надёжный, почему и давали ему обычно поручения особенные, при исполнении которых никак нельзя было допустить промашки. С сугубым тщанием он их и исполнял, ни разу не обманув доверия; единственным, чего не учёл или о чём забыл Димитрий Иванович, посылая своего стремянного за Лобановым, был созерцательный склад Юшкиного ума, выражавшийся в любимой его поговорке «Поспешишь — людей насмешишь». Сообразно этому мудрому правилу Косой и жил, отступая же от него (не по своей воле), всякий раз убеждался, что делать того не следовало.

    Получив наказ ехать в Коломну, стремянный исправно повторил всё, что надобно сказать сотнику, и уже выходил из горницы, как вдруг остановился на пороге и стал чесать в затылке.

    — Ну? Чего ещё вспомнил? — нетерпеливо спросил Годунов.

    Юшка обернулся и вздохнул.

    — Да оно, вишь, какое дело, — проговорил он медлительно. — Говоришь, немедля скакать, ан немедля-то и не выйдет. Потому как коня мне перековать надобно. Вчерась ещё углядел, да как-то вот запамятовалось.

    — «Запамятовалось»! Ворон бы меньше считал. Другого взять не можешь иль мало исправных на конюшне?

    — Исправных сколь хошь, только на хрен они мне! Я на чужом коне не ездию, мне без моего Бахмата невозможно, — объявил Юшка.

    — Ладно, до Коломны доберёшься. Там пущай и куют, а сейчас недосуг! Сказано тебе — дело срочное!

    — Воля твоя, — независимо отозвался стремянный, а выйдя за дверь, пробурчал себе под нос: — В Коломне ему ковать, торопыге! Туды ещё подико добеги, до той Коломны....

    И опять оказалось, что спешка к добру не привела. До Коломны и впрямь не добежали — Бахмат захромал на полпути, в Броннице. Кузнец тамошний был Юшке знаком, но сразу подсобить не смог, будучи при деле; да Юшка его и не торопил, трезво рассудив, что засветло всё равно уже не успеть, а впотьмах где же там искать того сотника. Утро вечера мудренее!

    Утром, однако, он тоже не спешил с поисками, в обратный путь они смогли тронуться лишь ближе к полудню и в Москве были вечером. На подъезде к Рязанской заставе Юшка придержал коня, подъехал к Андрею вплотную:

    — Слышь, боярин наказывал: нам чтобы, как ворочаться станем, заставы упаси Бог двоима проезжать! То ты давай через эту, а я кругаля дам — через Серпуховскую.

    Андрей, лишний раз подивившись предусмотрительности Годунова, хлопнул стремянного по плечу:

    — Ладно! Димитрию Ивановичу скажи — буду вскорости, мне там заехать ещё надо...

    У Фрязиных Настю он дома не застал, ушла с Онуфревной к вечерне, а Никиту Михалыча нашёл в работной, привычно занятого каким-то дробным мастерством.

    — Грешным делом, не пошёл с ними, — сказал тот, — спину чего-то мозжит, да и работы много. А тебя что, снова с родичем повидаться кликнули?

    — Не знаю толком, Годунову зачем-то понадобился. Стремянного своего прислал, неотложно чтобы приехал... И опаслив же стал боярин! К Рязанской заставе подбегаем, а Юшка тот говорит: не велено, мол, чтобы нас тут вместе видали. Так я проехал, а он к Серпуховской поскакал...

    — Боится, оно понятно. Из Коломны-то небось своевольно тебя выкликал...

    — Похоже на то. А иначе чего бы гнать своего стремянного, Кашкаров бы гонца и прислал. Батя, ты насчёт того, о чём в тот раз тебе сказал, ну насчёт «сватовства» к Настюшке... никому, часом, не проговорился?

    — Да ты что, вовсе за дурака меня считаешь?

    — Нет, ну просто... Понимаю ведь, свербит это у тебя в голове, так иной раз захочешь с кем поделиться, посоветоваться...

    — Таким, Романыч, не делятся, — хмуро отозвался Фрязин, малым коловоротцем сверля зажатую в тисочках медную пластинку.

    Андрей понаблюдал за его работой, потом сказал:

    — Боле всего опасаюсь, как бы не раскрыл себя тот соглядатай, что у Елисея сидит. Изловят его — все тут пропадём... а Годунов в первую очередь. Я вот всё думаю: почему это он тогда мне про Бомелиев умысел сказал, от тебя же утаил...

    — А он что, велел втайне от меня держать?

    — Велеть не велел. Однако и не сказал — поговори, мол, с её отцом, может, ему что известно... И не сказал, мыслю, из опасения, что государю можешь проговориться. Знает ведь, что ты с ним близок.

    — Ну, какое «близок»... Насчёт работы, конечно, иной раз случается потолковать, а про иные дела Боже меня упаси с ним заговорить.

    — Как он в обхождении? — спросил Андрей. — Мне-то самому не случалось, а говорят по-всякому: те — будто приветлив бывает, прост, а иные в обморок падают, едва глянет... грозный, говорят, государь.

    — А он, думаю, для кого грозен, а для кого и нет. С простым-то людом он и сам прост, с ними ему делить нечего, а вот знатных не любит! Ковы, говорит, на него строят, изменить норовят... Наверху, говорит, ни одному верить нельзя. Особливо Рюриковичей не любит, удельных этих князей...

    Андрей покосился на стенку, за которой, похоже, должна быть та повалу та, где он остался ночевать в памятный день знакомства с Настей; вспомнился вдруг ненароком подслушанный тогда разговор о каких-то тайных покоях и подземном ходе из государевых палат. Мастер-то тоже умеет, когда надо, язык придерживать за зубами, вишь как прибеднился: только, мол, и случалось потолковать, что насчёт работы, а про иные дела — Боже упаси... Он подавил улыбку, представив себе смятение Фрязина, поделись он с ним сейчас этим воспоминанием.

    — Я вот чего подумал, — сказал Никита. — Нешто стало бы худо, коли я б государю помог того иноземного выползня в истинном свете увидать, яко вора и злосоветника?

    Андрей встал, прошёлся по покою, снял со стены самострел и крутнул вертушку, скрученной из бычьих жил тетивой туго отводя назад к прикладу короткие рога. Потом отпустил тетиву, повесил оружие на место и обернулся к Фрязину:

    — Никита Михалыч! А ты поручился бы, что в истинном свете государь его ещё не видел? Может, злосоветник ему и нужен? Это одно, что хочу спросить. А есть и второе: ты не смекнул, для кого это Бомелий о Насте хлопочет, ась? Не думал ещё? Так подумай... Тогда, может, и понятнее оно станет, почему Годунов таил это от тебя...

    Никита долго молчал, глядя на Андрея так, будто не узнает — он или не он.

    — Ты что говоришь-то... да как те на ум могло такое взбрести? Чтобы государь!.. Я не про то, как он своего лекаря видит, то ихнее дело, промеж себя пущай и разбираются. Однако, чтобы Елисей Настю мою для государя промышлял?! Опомнись, Андрей Романыч, это ж надо ума лишиться — такое помыслить! Она ведь...

    Он запнулся, словно не решаясь договорить, потом решительно махнул рукой:

    — Ладно уж, от тебя тайного быть не должно! Никому доселе не говорил, тебе скажу! Настёна-то наша — крестница государева...

    Тут уж Андрею пришёл черёд застыть от изумления.

    — Как то есть крестница? — спросил он не сразу.

    — Да вот так, зятёк! Божатко её — сам царь-батюшка Иоанн Василия!

    — Это что ж... — Андрей не мог найти пригодных к случаю слов, — ты... в кумовья к нему напросился?

    — Я?! Да как те помыслиться такое могло! Я что, о двух головах, чтобы государю в кумовья лезть? Сам же он и вызвался, у меня, вишь, хозяйку тогда Бог прибрал, оно в один день и вышло — её на погост везти, а поп крестины назначил...

    Выслушав, как оно тогда получилось с Настиными крестинами, Андрей и вовсе перестал что-либо понимать. Одно ясно стало: «сватовство» замышлено не для государя — даже ведьмин внук на такое не посягнёт, распалиться похотью на крёстную дочь! Андрей почувствовал, как немного отлегло от сердца, всё-таки самое страшное оказалось наваждением. Однако для кого тогда хлопочет Бомелий?

    — Просто голова кругом идёт! — воскликнул он. — Ладно, Михалыч, Настю дожидаться не стану, мне ещё к полковнику надо. Насчёт же Бомелия помыслим, как его окоротить. Есть у меня один человек... Помыслим! Одно хочу сказать: Боже тебя упаси государю хоть слово про него молвить. Бомелию то лишь на пользу пойдёт. Само собой, и про Годунова молчать надо... что он ко мне тогда приезжал. Да ты это и сам понимаешь...

    Выехав со двора, он привычно поворотил вправо, на Китай-город, но тут же дёрнул левым поводом, заставив присевшего на задние ноги Орлика крутануться на месте. Нетто добежать до храма? Тут недалеко, и служба, похоже, вот-вот завершится — заодно и проводил бы до дому... Да нет, неловко будет, Юхим когда уж доложил, что вернулись. А вдруг там и впрямь что неотложное? Зря-то боярин не стал бы выкликать из Коломны... Ладно, с Настёнкой — завтра, лишнюю ночку прождёт, то не беда!

    В кремль он въехал через Никольские ворота — двор Годунова был расположен тут же, у стены, возведённой вдоль берега Неглинки. Его уже ждали — сразу повели в палаты. Андрей даже заробел слегка, представив себе, как гневается заждавшийся Димитрий Иванович. Тот, однако, не гневался — встретил приветливо, тотчас велел подавать ужин.

    — К Фрязину заезжал? — спросил он понимающе.

    — К нему... Настю хотел повидать, да разминулись — к вечерне ушла с мамкой.

    — У них там... ладно ли?

    — Слава Богу. Димитрий Иванович... не знаю, толком ли сделал, а только я ему рассказал. Ну про Бомелиево-то сватовство! Теперь вот голову себе ломаю, — может, не надо было? Ежели ты ему про то не стал говорить...

    Годунов помолчал, концом ножа обводя узоры на скатерти.

    — Из опаски не говорил, — сказал он наконец. — Никита своеволен и на язык невоздержан... Мог сорваться, большой беды натворить. А что ты ему сказал — оно и ладно, теперь чего уж! Я, Андрей Романыч, для чего тебя из Коломны выкликал... Худо тут всё оборачивается с этим... сватовством, как ты называешь. Надобно вам обоим из Москвы бежать, и неотложно.

    Андрею подумалось, что ослышался.

    — Бежать из Москвы — нам? Из-за этого... недоноска шелудивого мне, Лобанову, Москву бросить? Воля твоя, боярин, однако такие шутки шутить...

    — Понимаю, Андрей Романыч, тяжко тебе такое слушать. Только пойми, что и вымолвить о том мне было не легше. А бежать вам надо не из-за недоноска. Если бы! Ты что, доселе не догадался, кому твоя Настасья Никитишна понадобилась?

    Андрей усмехнулся невесело:

    — Как не догадаться! Жутко было домысливать, а иначе не складывалось, — оно и убогому понятно, что не для себя Елисей хлопочет. Да только я нынче такое узнал, что старая-то догадка зряшной выходит...

    — И что же ты такое узнал? От Никиты, смекаю?

    — От него... Настёна-то чья, мыслишь, крестница?

    Годунов подумал, пожал плечами:

    — Мне почём знать, кто её от купели воспринимал. О том ли сейчас речь!

    — О том, Димитрий Иванович! Ибо восприемником её был великий князь Московский, царь всея Руси и прочая и прочая...

    Постельничий усмехнулся, покачал головой:

    — Это тебе тестюшка поведал? Да, видать, крепко вы с ним к винцу-то приложились на радостях, со свиданьицем...

    — Капли во рту не было, вот те крест! — Андрей истово перекрестился. — И неужто он спьяна мог бы налгать такое? Кому в голову придёт! А оно ведь как тогда получилось...

    Постельничий выслушал историю Настиных крестин с недоверчивым видом, потом сказал:

    — Никита, говоришь, жену в тот день хоронил, так его там, выходит, не было, когда крестили?

    — Его не было, так я понял. Вроде мамка с ней туда ездила — возок, говорит, прислали, после в том же возке и обратно привезли...

    — Выходит, достоверно он знать не может, истинно ли государь был её восприемником. Может, только для виду так сказал?

    — Чтобы великий государь перед ремесленником назвался для виду его кумом? Посуди сам, Димитрий Иванович, мыслимо ли такое!

    Годунов подумал и согласился про себя, что оно и впрямь было бы лишено смысла. Вспомнилось и другое: арап, когда в первый раз докладывал о подслушанном разговоре Бомелия с государем, употребил слов «крестница», «духовная дщерь», он же решил, что тот ослышался, неверно разобрал... или самому страшно было представить себе такое и потому отмахнулся, закрыл глаза? А ведь говорилось о «духовном кровосмешении», про то арап тоже донёс исправно. Да что же это творится, Господи! Украдкой, чтобы не заметил гость, Димитрий Иванович сунул руку под бороду, мелко, несколько раз, перекрестился. Бежать им, немедля бежать!

    — Твоя правда, — сказал он. — Похоже, государь и впрямь её восприемник. И потому ты решил, что догадка была зряшной?

    — А как же иначе?!

    — Андрей Романыч... — Годунов опять помолчал, барабаня по скатерти пальцами в блистающих цветными огнями перстнях. — Я говорил о сватовстве, дабы не пугать тебя раньше времени, но невесту твою замышлено умыкнуть. Замышлено Бомелием вкупе с... великим государем, о чём тебе не сказал. Для кого умыкнуть — того не ведаю. Коли государь ей и впрямь крёстный отец, то, мыслю, не для него, однако тебе от того не легше. Может, приглянулась она... хоть тому же Афоньке Вяземскому, да мало ли крутится там этих блудников! Кто из них на неё возжёгся, того не знаю и знать не хочу. Довольно с меня того, что при дворе московских государей творится непотребство, коего и мухамедане устыдились бы. Прочее же решать тебе. Невест на Москве много, найти можно и не хуже оружейниковой дочки. А коли не желаешь отступиться от Фрязиной, то вот тебе мой совет: завтра же увози её отсюдова. Людей я дам — проводить до места, там пока пересидите. После же...

    — После — что? — сдавленным голосом спросил Андрей, не подымая глаз от тарелки. — Как ты, боярин, мыслишь себе это «после»? И доколе нам «пересиживать» в том месте, куда нас проводят твои люди? Покуда великий государь не забудет про свою крестницу?

    — Нет, не то. Андрей Романыч, я тут с ливонцами говорил, с дядькой этим твоим... ну не с ним самолично, а со стряпчим его. С послом-то самим мне неспособно, сам понимаешь. Так вот, они подсобят вам уйти за рубеж.

    — Куда уйти, за рубеж? За какой это ещё рубеж?

    — Там видно будет. Наши-то обычно в Литву уходят...

    — Та-а-ак, — усмехнулся Андрей. — Курбскому, значит, советуешь уподобиться.

    — Я, Андрей Романыч, ничего не советую. Сказал ведь: решать-то тебе, и никому иному. Да вот выбор у тебя больно уж небогатый — либо живу остаться, потерявши невесту, либо сгубить в одночасье и её и себя, либо с ней уходить. Только уж не просто из Москвы, как ты сперва подумал, а вовсе из Руси. Тут вам житья не будет, как ни хоронись! Рано иль поздно, а и под землёй сыщут. Касаемо же Курбского... Что его поминать? Уходили и другие! У князя Андрея совесть-то, похоже, и впрямь была не чиста... с Радзивиллом он списывался, всякое могло быть. А Черкасские, Вишневецкий Димитрий — на них-то кто осмелится положить хулу? Однако съехали!

    — Всё равно измена...

    — Не знаю, а посему не стану судить, — задумчиво сказал Годунов. — Утечь за рубеж, ища мзды, — то измена, как ни оправдывайся.

    А бежать от неправого суда, от кары незаслуженной... или оттого, что не в силах боле видеть добродетель, невозбранно попираемую тиранством... Не знаю, — повторил постельничий. — Однако изменой это не назову. Грех, клятвопреступление — быть может... но клятву преступают не токмо измены ради. Клятвы, они тоже бывают разные! Иную преступить — меньше греха на душу возьмёшь, чем ежели станешь её блюсти... Испил бы, Андрей Романыч. — Он придвинул к прибору гостя тяжёлый, резного веницейского стекла кубок. — Этого вина не опасайся, оно голову не туманит... потому и велел подать. Нам нынче обмыслить всё надо во здравом разумении.

    Андрей поднял кубок, поглядел насквозь на колеблемые огоньки шандала и стал пить — жадно, только сейчас почувствовав, как пересохло во рту. Годунов тотчас налил ещё.

    — А я от тебя, Димитрий Иванович, не ожидал такое услышать... насчёт рушения клятвы. Племяннику своему, Борису, иное небось внушаешь?

    — Внушаю то, что положено внушать отроку... до прочего же и сам домыслится. Умом Бориска востёр не по годам, такое иной раз спросит, что и не знаешь, как ответствовать. Думаю, многого сможет достичь... ежели не сорвётся. Не будем, однако, растекаться мыслью. Что мне ливонцам-то сказать? Им этими днями в обратный путь трогаться, так ежели ты согласен уйти за рубеж, то надобно всё досконально с ними обговорить. Лурцын говорит, будто посол — ну дядька твой! — будто он сказал без колебаний, что поможет, чем только возможно...

    — Так мне что... к ним на подворье теперь надо идти, сговариваться насчёт этого? — растерянно спросил Андрей.

    — Боже тебя упаси там показаться! Ни о чём тебе сговариваться не надо, то мы и без тебя сделаем. Тебе решить надо, готов ли отступиться от невесты, или то тебе не под силу...

    — Да как могу отступиться?! Димитрий Иванович! Как ты себе это мыслишь? Мало того что люба она мне и жить я без неё не сумею, так подумай и о другом — честью-то своей должно мне дорожить иль нет?! Ну посуди сам: ходил к ним всё лето, ей голову вскружил, с отцом договорились о свадьбе, а теперь что же, зафурычить в кусты и с глаз долой? Да мне помереть стократ легше!

    — Тебе-то легше. А ты у ней спроси, — спокойно посоветовал Годунов. — Ей станет ли легше, коли помрёшь без толку, её не сумевши оборонить.

    — Это ещё почём знать! Может, и сумею!

    — Ну-ну, валяй пробуй... аника-воин! Бориска мой и тот разумнее бы ответил. Честь рода, Андрей Романыч, и для меня не пустое слово. Мыслю, однако, что и чести ради жизнь можно отдать достойно, а можно по-глупому, уподобясь безумному самоубивцу... коему и на том свете прощения не найти.

    — Такое про любого ратника сказать можно — неча, мол, было лезть на рожон...

    — Про ратника не скажут, понеже ратник несёт службу, и тем смерть его оправданна заведомо. В битве свои законы. Всякий подвиг воинский, ежели разобраться, есть деяние безрассудное... и Евпатий Коловрат ратовал безрассудно, и Ослябя с Пересветом, подвиги же их чрез века сияют подобно светилам неугасимым. Скажем ли такое про дурня, что похвальбы ради безоружно на медведя выходит?

    — Спасибо, Димитрий Иванович, сравнил!

    — Да не сравниваю я, не гоношись, сказал лишь К' примеру. Для кого бы ни задумал Елисейка невесту твою умыкать — для Вяземского ли...

    — Кой чёрт «для Вяземского»! Станет он для Афоньки хлопотать... да тот блудень и без подмоги обойдётся. Тут выше бери!

    — Ну, то тем паче. Сам можешь прикинуть, в силах ли тебе будет её оборонить, коли дойдёт до того. Укрыть же заранее — возможно, ежели не медлить... и не тешиться пустыми помыслами о чести. Честь ныне для тебя в том, что коль скоро уговорил ты девку сочетаться с нею на всю жизнь и быть ей и чадам вашим защитником и кормильцем, то слову твоему надлежит быть нерушимым. Отсюда и исходи в своих размышлениях о дальнейшем. Бога ты должен благодарить, что есть на чью помощь опереться... А что неохота уезжать на чужбину, так что тут скажешь? Не часто доводится человеку поступать по своей охоте, чаще движут нами обстоятельства, никому не подвластные, и противиться тому может лишь глупец. Мудрый же из двух зол выберет меньшее и тем утешится. Дядька твой, мыслю, будет в Немцы тебя узывать, так ты не торопись с этим, в немецких краях труднее будет прижиться... больно не по-нашему там всё. В Литовской же Руси утеклецы московские живут вольготно, и в церковном уряде никто их не притесняет... Да ты поел бы, Андрей Романыч, натощак-то и это винцо охмелить может. Возьми-ка вот сёмужки, знатную ныне привезли...

    Андрей нехотя заставил себя есть; выпил к этому времени уже порядочно — его словно палило изнутри — и теперь опасался, как бы и впрямь не захмелеть. Годунов, очевидно решив, что разговор надо перевести на другое, стал рассказывать что-то о делах дворцовых, пожаловался на непотребного чернеца из Чудова, посмеялся над двумя думными боярами, за государевым столом перелаявшимися за место — да так, что без малого за брады друг дружку примерялись уже таскать, едва их розняли... Андрей слушал невнимательно, более занятый своими мыслями, весь во власти странного, непривычного ощущения. Всё, о чём говорил Димитрий Иванович, было доселе частью его жизни, он — хотя и не был вхож «наверх» — знал и этих бояр, и монахов, и дворцовую челядь, все они составляли обычную картину повседневной действительности, к которой он сам был сопричастен. Теперь же чувство сопричастности уходило, таяло, он слушал как посторонний, отчуждённый от всего этого, — как слушал когда-то Юсупычевы байки о далёких краях, которых самому не увидеть. Он уже понял, что постельничий прав и иного пути спасения, как уйти за рубеж, у них с Настей нет, но всё его естество восставало против этого: он не представлял себе, как они будут жить в чужой Литве без всего привычного, родного, вросшего в душу, — без зимних вьюг, без тополёвых метелиц летом, без неутихающего с утра и до вечера колокольного перезвона московских соборов и церквушек... Хотя и зимы в Литве не хуже наших, и тополи так же цветут и облетают снежным пухом, но всё же... всё же...

    А самым тяжёлым было унизительное сознание того, что бежать приходится от бессилия, от неспособности самому отстоять своё, оборонить, не дать покуситься. Признаться в этом было и мучительно, и опасно, ибо взывало к мести, подсказывало самый простой способ поквитаться за унижение. Не это ли побудило Курбского возглавить Радзивилловы полки, кощунственно поднять оружие против единокровных? Или всё-таки вынудили? Или купили? От мысли, что и ему самому, не приведи Господь, придётся когда-нибудь делать такой же выбор, Андрея обдало холодом.

    — Извини, Димитрий Иванович, — сказал он, — пойду я... Час поздний, а мне завтра с утра дел хватит. Неведомо ещё, как Фрязин поймёт всё это, захочет ли Настю отпустить невенчанной...

    — А куда ему деваться, чай, не вовсе дурак. Тебя же, Андрей Романыч, никуда не отпущу — ночуй здесь, уже небось и решётки все позамыкали.

    — Решёточные, что ли, меня не знают?

    — То-то и оно, что знают, — непреклонно отозвался Годунов. — Тебе нынче ночью в Коломне положено быть, а не по Москве разгуливать! Сейчас тебя отведут, ложись и постарайся поспать, утрево и впрямь будет нам недосужно...

    Недосужно стало Димитрию Ивановичу раньше, чем он предполагал, — не дожидаясь завтрашнего утра. Пройдя в свою опочивальню, он торопливо помолился на сон грядущий, забрался под меховое одеяло и уже чувствовал приближение сна, когда в дверь тихонько постучали.

    — Ну, чего там ещё? — крикнул он недовольно.

    — Не взыщи, боярин, — приоткрыв дверь, уважительно вполголоса проговорил караульный спальник. — Арап там прибег, ревёт несуразное — тебя ему, вишь, понадобилось, басурманской роже. Хотели по шее накостылять, да...

    — Ты чего мелешь, какой арап? — не сразу понял Годунов и вдруг сел рывком, отшвырнув одеяло. — Сюда его, живо!

    Юсупыча он услыхал прежде, нежели успел увидеть. Ещё сквозь закрытые двери донеслись до Димитрия Ивановича его гортанные вопли и причитания — бедняга явно был не в себе. Втащенный в опочивальню, он упал на колени, стал биться головой о ковёр (впрочем, не слишком в том усердствуя, как показалось Годунову) и безуспешно попытался разодрать на себе одежду.

    — Прости своего недостойного слугу, о блистательный! — завизжал он, воздев руки. — Мне недостало бдительности, и теперь случилось ужасающее! Жемчужина добродетели похищена, но мало того — она только что лишила жизни царского лекаря!
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Настя всегда считала себя трусихой — боялась и мышей, и тараканов, и лягушек, хоть и понимала рассудком, что сии безобидны и опасаться их нечего. Теперь же, будучи схвачена невесть кем, а могли эти «невесть кто» быть кем угодно и умыкнуть могли её с каким угодно злым умыслом, она — странное дело! — почти не испытывала страха.

    Страх, конечно, был, но легко удерживался под спудом, потому что гнев был сильнее. Сперва она вообще ничего не поняла: из храма вышли гурьбой, она болтала с подружками, тех становилось всё меньше — одна за другой сворачивали к своим дворам, — потом они с Онуфревной остались вдвоём на безлюдной уже улочке, призрачно освещённой снегом. Внезапно их обогнал крытый возок, его рывком развернуло на полозьях, когда коней круто осадили. Настя даже шагнула к нему, думая, что хотят спросить, как куда проехать; но тут дверца возка распахнулась, выскочили двое, и не успела она ахнуть — её облапили сзади, рука в кожаной голице зажала рот, не давая вырваться крику, — и уже она была внутри, дверца хлопнула, и Настю откинуло на спинку сиденья, так рванула с места упряжка. Она ещё успела услышать истошный вопль Онуфревны, хотела было крикнуть сама, но тут же сообразила, что кричать теперь бесполезно.

    Первым пришло изумление: кому и для чего понадобилось её умыкать? О таком вообще не слыхивали, бывало, увозом брали невесту (ежели её родители были против), но случалось это на Москве так редко и потом обрастало в рассказах такими подробностями, что уже не понять было, об истинном ли происшествии говорят или плетут про Бову-королевича. Так или иначе, уж невеста-то всегда знала заранее, что умыкнут, а чтоб без её ведома — о таком и не слыхивали!

    Может, иную хотели взять, а впотьмах не разобрались, перепутали? Похитители оставили её одну, верно вскочили на запятки, она подёргала одну дверцу, другую — заперты оказались обе, и справа, и слева. Оконца на них — на ощупь слюдяные, в мелком точёном переплёте — были плотно занавешены снаружи, так что Настя и представить себе не могла, куда её мчат. А мчали скоро, возок кидало на ухабах, потом пошёл ровнее, — Настя прикинула, что могли уже выехать и на Тверскую. Если только не свернули совсем уж в другую сторону.

    Она не имела представления о времени, но показалось, что едут долго. Онуфревна, если не сделали ей худого, поди, уже дома, так что и тятя теперь знает, что умыкнули: немедля кинется в кремль, расскажет государю, какое развели в Москве воровство. Да тот весь Разбойный приказ на ноги подымет!

    Возок стал, снаружи отдалённо послышались голоса, потом её снова откачнуло назад, но не так сильно — ехали теперь потише. И снова остановка. На сей раз правая дверца открылась, Настя не робея выскочила наружу — её тотчас подхватили под локти. Она едва успела заметить, что возок стоит вплотную к невысокому, в пять-шесть ступенек, крыльцу с низко нахлобученной кровлей.

    — Вы куда это, ироды, меня притащили?! — закричала она, безуспешно пытаясь освободиться. — Ужо вам за это достанется, небось не зарадуетесь утрево! Лучше отпустите добром, коли обознались!

    — Иди, иди, — беззлобно сказал один, подталкивая её к двери. — Не обознались небось...

    Внутри пахло необычно, не так, как пахнет в жилье, — вроде как бы уксусом, и ещё дымком, но не обычным дровяным, а с горчинкой. Распахнулась ещё дверь, другая, и Настя очутилась в обширном покое с низко сбегающими к полу сводами, с большим посредине столом, за которым сидел в креслах тщедушный человек в немецком платье. Услышав, как за Настей, втолкнувши её внутрь, затворили дверь, человек обернулся, не вставая из-за стола. Настя не поверила своим глазам — перед ней был тот самый царский лекарь, что однажды летом приходил к тяте, а с нею позволил себе охальство.

    — А-а-а, — заулыбался он, — добро пожаловать... сударыня Настасия Никитишна!

    Настя от негодования едва не задохнулась.

    — Так это ты, бесстыжий... шуточки со мной надумал шутить, — пропела она угрожающе, подбоченясь и раздувая ноздри. — Да знаешь ли, жаба ты некрещёная, что тебе будет за эдакое озорство — девиц умыкать?!

    — Только не надо впадать в гнев, — ласково сказал лекарь. — Сие портит цвет лица, тебе же понадобится быть очень, очень красивой! Успокойся, и потом мы немного поговорим... Я имею сообщить тебе нечто весьма приятное, пока же окажи милость, скушай вот...

    Он придвинул к себе шкатулку, откинул крышку и стал перебирать содержимое, низко нагнувшись над столом. Настя, уже не помня себя, бросила взгляд вокруг: рядом с дверью, на другом столе, поменьше, блестело начищенной медью нечто вроде шарообразной на ножке корзины с аршин в поперечнике, составленной из переплетённых обручей и дужек с мелкой на них цифирью и буковками.

    — ...скушай вот пастилку, — продолжал лекарь, достав что-то из шкатулки и внимательно разглядывая, — и тебе станет совсем хорошо...

    — А ты вот это скушай, паскудник! — крикнула Настя, схватив медную корзину, и со всего замаха обрушила её лекарю на голову. — Посмотрю-ко, станет ли хорошо тебе, люторское отродье!!

    Армиллярная сфера, которую Настя невзначай избрала своим орудием возмездия, была сооружением прочным и довольно увесистым, но всю силу удара о Бомелиев череп приняли и, погнувшись, погасили обручи, сделанные из тонкой латуни.

    Однако колдуну хватило и этого. Накануне дня, когда должен был осуществиться наконец издавна выношенный замысел, он плохо спал, нынче его вдруг стали одолевать непривычные сомнения, и к вечеру он совсем извёлся — беспричинно приходил в раздражение, вздрагивал от любого громкого звука, злился сам на себя. Снадобьями же собственного изготовления, которые лекарь в подобных случаях щедро рекомендовал своим пациентам, сам он никогда не пользовался, хорошо зная им цену.

    От внезапного удара по затылку Бомелий сомлел тут же и, упав лицом на столешницу, сильно зашиб себе нос, хотя этого уже не почувствовал. Настя, сразив люторское отродье и ещё охваченная воинственным пылом, огляделась, с раздувающимися ноздрями, и сокрушила погнутой сферой какое-то сложное стеклянное сооружение, ощетиненное трубочками и загогулинами. Битое стекло обильно посыпалось на пол. Настя злорадно обернулась к лекарю — и испуганно ахнула, прижав ладонь к губам. Колдун лежал неподвижно, лицом вниз, а из-под его головы быстро расползалась по столешнице лужа крови.

    — Лю-ди!! — заголосила Настя отчаянно, распахнув дверь. — Бежите сюда, кто там есть! Охти мне, я лекаря убила!!

    Дальнейшее запомнилось лишь обрывками. Её стало трясти, потом в глазах потемнело, а очнулась она, когда вели куда-то, бережно поддерживая под локти (ещё хватило сообразительности удивиться, почему после содеянного смертоубийства ведут так, а не волокут со скрученными за спину руками); люди бегали взад и вперёд, прошмыгнул щуплый старичонка с огромным носом, подобно кривому огурцу нависшим над тощей бородёнкой, глянул безумно вытаращенным глазом, всплеснул руками и умчался, подбирая полы долгого не по росту азяма. Потом лежала где-то, похоже снова сомлевши. А очнулась от морозного ветерка, была глухая ночь, тихая и беззвёздная, её посадили в тот же возок, везли недолго, опять повели под локти — вверх по ступенькам, через безлюдные тихие покои в богатых коврах, с многоцветно мерцающими лампадами под образами в тёплом блеске золота и серебра...

    Когда проснулась совсем, алое солнце било в скруглённые по верху окошки, глубоко ушедшие в расписанную травами и цветами стену. Настя огляделась вокруг, дивясь и ничего не понимая, где она, почему и было ли вечор всё то, что теперь то ли мерещилось, то ли вспоминалось как дурной сон, — запертый возок, и дальный вопль Онуфревны, и странный запах дыма и уксуса в лекаревых палатах... и сам он, головой в луже крови на столешнице! Но если она убила его, зашибла до смерти... то почему тогда здесь, а не в тюрьме, куда сажают злодеев?

    Настя потрогала себя, словно желая удостовериться, не продолжается ли сновидение и теперь. Она лежала на огромной кровати, пышно убранной, но не расстеленной на ночь, и одета была лишь в кортель[21], бывшие на ней вчера шубка и опашень исчезли, она не увидела их, обведя взглядом богато обставленный покой, — видимо, её раздели в другом месте, а потом привели сюда (этого она не помнила вовсе, — видимо, чем-то опоили).

    Она сбросила ноги с кровати, села, потом встала неуверенно, придерживаясь за точёный винтом столбик навеса. За окном золотился резной, насквозь просвеченный солнцем гребень на крутой чешуйчатой кровле, дальше — из-за неё — блестели маковки и кресты какого-то храма. Она долго смотрела, прикусив губу, пытаясь припомнить, где могла видеть такую нарядную гребенчатую кровлю; потом отошла в красный угол и опустилась на колени.

    ...Особенно усердно молилась она сегодня Николе Угоднику, чтобы помог поскорее или хотя бы вразумил, дал понять, что же с ней такое творится! Что было вчера? И почему сегодня она здесь, в этих неведомо чьих кремлёвских палатах? Она ведь теперь вспомнила: видела такие кровли, когда тятя водил в кремль. Да по Москве, пожалуй, и негде было увидеть подобное в ином месте. Выходит, и та палата, где пахло дымом и уксусом, тоже неподалёку отсюда... Опять вспомнилось вчерашнее — во всех ужасающих подробностях, вплоть до старичка с неправдоподобным носом. «Господи, Господи, прости меня, окаянную, — исступлённо шептала она, кладя земные поклоны, — Господи Иисусе Христе Сыне Божий, по велицей милости твоея прости мне грех смертоубийства, я же не хотела...»

    Но тут она сообразила, что сейчас впадает в не меньший грех, ибо позволяет себе лгать, стоя на молитве. Как же «не хотела» — нечаянно, что ли, зашибла лекаря? Да нет, хотела, ещё как хотела! И злорадство испытала, когда он от первого же удара ткнулся головой в стол, это уж только потом пришёл страх — когда увидела кровь... Как же теперь посмела лгать перед образами, Господи!

    И немедля следом за убийственным осознанием содеянного кощунства последовало возмездие.

    Скрипнула дверь, Настя обернулась — и, цепенея от ужаса, увидела, как в палату вступает он — вчерашний покойник. Она взвизгнула и, не поднимаясь с колен, попыталась отползти, окончательно запуталась в своей кортели и упала, пряча лицо в руки. Уползать было некуда, разве что под кровать, а это ли преграда для того, кто среди бела дня — даже ночи не дождавшись! — является с того света? Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси...

    — Так страшен тебе мой вид? — любезно спросил выходец из преисподней. — Вчера, однако, ты страха не проявила, даже отвечала мне, я бы сказал, довольно... смело! Апропо, почему ты назвала меня некрещёной жабой? Жабой, натурально, считать можешь, это есть дело вкуса, но почему некрещёной? Заверяю тебя, я крещён! Неужто великий государь доверил бы иудею или магометанину печься о своём драгоценном здравии? Погляди на меня...

    Почувствовав, как покойник коснулся её руки, Настя завизжала совсем уж истошно, но тут вдруг сообразила, что его-то рука не ледяная, какую положено иметь покойнику, а тёплая и живая, хотя и неприятно влажная на ощупь.

    — Ты что, живой? — спросила она едва слышно.

    — Вполне, — отозвался он. — А почему бы мне таковым не быть?

    — Да я же тебя вечор убила! Забыл, што ль?

    — Не обольщайся, дитя моё, колдуна — да ещё царского — так просто не убить. Ты хочешь напомнить, что ударила меня по голове неким предметом? О, это я помню! Ты, кстати, повредила ценный артефакт и уничтожила также иное оборудование на немалую сумму. Впрочем, не будем об этом! Вчера я от неожиданности ударился носом, и было некоторое кровотечение, но всё прошло.

    — А сюда пошто меня привёз? Тятя о том знает ли?

    — Отец, мне думается, уже знает, а привёз тебя не я. Ты привезена по велению великого государя...

    — Пошто, спрашиваю! — крикнула Настя, поднявшись на ноги. — Это как по велению великого государя честная девица может, из храма идучи, похищена быть посреди Москвы? Ты ври, да не завирайся, оборотень проклятущий!

    — Ах, как ты груба! В остальном же согласен, следовало предварительно известить об этом твоего почтенного отца, но тут что-то вышло не так. Думаю, гонец не имел времени доехать или заб... заблуждался в улицах. И ты не есть «похищенная», тебя доставили сюда со всем возможным решпектом, — льстиво продолжал лекарь. — Разве с тобой обходились грубо?

    — Посмели бы! — Настя вскинула голову, но тут же вспомнила замкнутый снаружи возок. — А что в темень затолкали и замкнули, словно пса в конуре, — это каково? Да ты скажи прямо, не тяни кота за хвост, — пошто это государь имать меня велел?

    — Его маестат желает, чтобы ты некое время побыла комнатной девушкой у государыни Марии Темрюковны.

    Насте показалось, что она ослышалась.

    — Я — комнатной девушкой? У государыни? Да я сроду тут не бывала, наверху-то, не знаю, как и ступить! У тяти спросились ли?!

    — Его царское Величество, — с улыбочкой разъяснил Бомелий, — не имеет нужды обсуждать свои решения с кем бы то ни было, включая твоего достойнейшего отца... Что же до несоответствия твоих манир принятым здесь... «наверху», как ты выразилась... то ты имеешь время поучиться. Никто не заставит тебя завтра выполнять твои новые обязанности при её Величестве... немного поживёшь здесь, пообвыкнешь, научишься носить придворное платье...

    — Мне и своего хватит! Вели только, чтоб опашень отдали, а то после ищи-свищи. Новый он у меня, и пуговки серебряны до самого низу, как бы не состригли...

    — Не опасайся за свои пуговки, их никто не состригнет. Твоё платье твоим и останется, пока же будешь носить иное. Ты очень возбуждена. — Лекарь взял её руку, несильно прижал пальцами запястье, помолчал, шевеля губами. — Да, тебе необходимо релаксировать, достичь покойного состояния духа. Для этого лучше всего попариться веничком, сейчас пришлю женщину, она тебя отведёт, а потом надо хорошо покушать и — спать, спать!

    — Ты зубы-то мне не заговаривай, ирод! Отоспалась уж по твоей милости, куда ж боле!

    — Нет, у тебя утомлённый вид, так не годится, — решительно сказал лекарь. — А за отца не волнуйся, он всё знает. Позднее ты получишь возможность с ним повидаться...

    С этими словами он ушёл. Настя всё ещё мало что понимала: кому пришло на ум возвести её в царицыны комнатные девушки, и почему тятя ничего об этом не знал, и, главное, как же теперь с Андреем?

    Она подошла к двери, попыталась открыть, но дверь не поддалась. Да и что толку? Она всё равно не осмелилась бы выйти, даже если бы и держали вольно. Почему, однако, тятя по сю пору не пришёл... и догадался ли послать кого из работников в Коломну, чтобы рассказал, что невесту умыкнули?

    Вот теперь Насте становилось по-настоящему страшно, хотя видно было, что умыкнули (вроде бы) без злого умысла, и здесь ничего дурного с нею не сотворили, лекарь же, напротив, до того обходителен и любезен, что даже не верится, он ли. Тятя говорил, что с Елисейкой Боже упаси связываться — до того злонравен, самую малую обиду нипочём не забудет; а ей простил, выходит, что она его без малого до смерти не зашибла? Что-то не верится! Коли и впрямь он такой, как тятя сказал, — а тому какая корысть хулить царского лекаря облыжно? — то скорее подумать можно, что ничего он не простил, а лишь прикидывается ласковым да любезным... для того, может статься, чтобы после укусить побольнее!

    Нет, нет, что-то здесь не так. Настя понятия не имела, как набирают для государыни комнатных девушек, но здравомыслие подсказывало, что едва ли их отлавливают по улицам впотьмах, тайно, без ведома родителей, а после держат под замком... покуда не научатся носить придворное платье! Не то, не то...

    И допустят ли к ней Андрея? Тятю — вроде посулил, что дадут повидаться, про него же и не обмолвился, а она — дура бестолковая! — не помыслила спросить...

    Настя вернулась к двери и стала колотить в неё кулаками, но звука не было — словно билась о мурованную стену, — столь непомерной толщины и прочности были дубовые доски. Поняв, что стучать и звать кого-то бесполезно, всё равно никто не придёт без дозволения лекаря, она снова легла на кровать, спрятав лицо в вышитую шелками подушку, и вдруг — обильно и неудержимо — полились слёзы. Она совершенно не понимала, чего ради её сюда привезли, и не могла представить себе, что будет дальше, но чутьё подсказывало ей, что хорошего не будет. Ей вспомнились сейчас все те страхи, что одолевали летом, после того как Андрей вернулся из Дикого поля и сказал, что хочет её в жёны, и жизнь сразу стала другой, а вместе с радостью вторгся страх за эту радость — просто потому, что её было слишком много, а в жизни не должно быть ничего «слишком», иначе за это приходится платить, и платить сторицей...

    Она снова стала молиться Николе Угоднику, всхлипывая и перемежая молитвенные слова с рыданиями, а потом сообразила, что молится лежа, а это, наверное, грех, и святой может обидеться. Снова скрипнула дверь, на сей раз вошла немолодая женщина и, кланяясь у постели, сказала что-то не по-нашему. Настя показала, что не понимает, женщина — широколицая и узкоглазая, верно татарка — улыбнулась не разжимая губ, стала изображать, будто моется, и показала пальцем на дверь.

    — В мыльню, што ль? — догадалась Настя, утирая слёзы. — Ну то идём, так бы и сказала...

    Шли долго, из одного безлюдного и богато убранного покоя в другой, такой же тихий и пышный, сумрачными проходами и лестницами то вверх, то вниз, запомнить путь было невозможно.

    «Отсюда уж не утечь», — подумала Настя тоскливо.

    В предбаннике, духовитом от нагретого кедрового дерева и каких-то благовоний, её встретили поклонами ещё три татарки: улыбаясь безмолвно, стали сноровисто раздевать, вертели, как куклу, во все стороны, потом повели в парильню. Париться Настя любила, и, растянувшись сейчас на полке, дивно выскобленном и выглаженном, она подумала о лекаре чуть ли не с благодарностью за то, что додумался до такого. Поистине царская была мыльня — пар благоухал неведомо какими травами, полок осязался как обтянутый шёлком, а татарки обихаживали её, как царевну. Под конец она уже разомлела так, что чуть снова не заснула тут же, под мягчайшими веничками, которые не столько парили, сколько ласкали; она уже не чувствовала своего тела, когда в предбаннике её снова стали вертеть, утирая мягким нагретым платом, потом накинули сорочку тончайшего полотна, рубаху алого шёлка, с опояской, пристегнули запястья, шитые золотом и мелким жемчугом; она ахнула и широко раскрыла глаза, когда поднесли летник переливчатого аксамита — лазоревый, с такой вышивкой, что боязно было глянуть, не то что надеть. Когда всё же надели, оказалось, что и покроя он необычного: вместо рукавов были «накапки» — Настя о таком диве только слыхала — ширины непомерной, длиною на пядь ниже колена, но разрезанные от самого плеча. В довершение убора к вороту летника пристегнули на пуговках плотно облегающее шею ожерельце чёрного бархата, в три пальца шириною, тоже всё шитое золотом и жемчужинами покрупнее тех, что на запястьях.

    Волосы её тем временем высохли, татарки так же ловко заплели косу, наложили венчик, поднесли зеркало. Настя смотрела на себя, как на чужую, не узнавая.

    — Идём, милая, — сказала одна из татарок, обретя неожиданно дар речи, — у тебя уже накрыт стол, теперь надо кушать...

    Когда они вышли, Иоанн Васильевич задвинул потайную заслонку и тоже вышел в соседний покой, где смиренно дожидался Бомелий.

    — Лепота, — произнёс великий государь. — Угодил ты мне, Елисеюшко, угодил...

    — Рад служить твоему царскому Величеству. Открылось, однако, одно малое неудобство...

    — Что ещё такое?

    — Маестет, указание звёзд редко осознается теми, на кого направлено. Человек, предназначенный сотворить некое действие, может тому противиться, не сознавая своей предестинации, сиречь предназначения...

    — Что мне с того. Пущай противится!

    — Я лишь хотел сказать, что... — Бомелий замялся, подыскивая слова. — Девица Анастасия Фрязина, хотя её благорасположение к твоему царскому Величеству не может вызывать сомнений, в противном случае гороскоп был бы иным... Однако она, быть может, этого ещё не осознала. Тем паче поскольку с ней об этом не говорили...

    — И не надо покамест ничего говорить, сам скажу.

    — Разумеется, маестет. Но она не понимает, зачем её сюда привезли, и сильно обеспокоена, что сказывается в её манире себя вести. Вчера, когда я приветствовал её в лабораториуме, она была в гневе и подняла на меня руку, повредивши весьма ценный артефакт...

    — Что, починка дорого обойдётся? — насмешливо спросил Иоанн. — А ты поглубже копни в своём загашнике, авось наскребёшь. Или, того лучше, отнеси артефакт её отцу — Никитка с тебя дешевле возьмёт, знакомства ради.

    — Великий государь изволит шутить, — криво улыбнулся Бомелий, весь скособочившись, — но я хотел лишь сказать, что в таковом настрое она может оказать непочтение и твоему величеству...

    — То не беда, оно, может, и к лучшему. Мне норовистых кобылок укрощать любо!

    — Да, с ней следует явить твёрдость... может быть, даже слегка наказать? На иных женщин умеренная телесная боль оказывает воздействие терапеутическое, сиречь исцеляющее... и весьма скорое. Всё же я осмелился бы посоветовать выждать ещё день или два...

    — Нынче мне и так недосуг — ливонского посла принимать надобно, отъезжает он. Так что пущай пообвыкнет Анастасья да и успокоится... чтобы иначе успокаивать не пришлось!

   [image: chapter_end]


    
[image: before_title]

     15

    

    [image: after_title]


Андрей, сморённый дневной скачкой и вином, крепко спал, когда вошёл Годунов, — пришлось потрясти за плечо.

    — Вставай, Андрей Романыч, — сказал он, когда гость раскрыл глаза. — Новость есть, и неладная.

    — Что такое? — настороженно спросил тот, будто и не спал вовсе. — Не с Настей ли чего... дурно сон про неё видел.

    — Андрей Романыч, невесту твою умыкнули.

    Андрей посидел зажмурившись, играя желваками скул, и вдруг с размаху влепил кулак в раскрытую левую ладонь.

    — Домешкали, т-т-твою мать!! — крикнул он бешено. — Ну ладно я, дурак, в Коломне околачивался — хотя и чуял, что неладно с этим, — а ты? Ты-то, боярин! Ты ж тут, как рыба в воде, все у тебя на виду, неужто раньше не мог оповестить?!

    — Андрей Романыч, Елисейка не на виду у меня, про него знаю лишь то, что арап сумеет пронюхать. А как он последний раз пришёл да сказал, что решено её умыкнуть, я сразу за посольским стряпчим послал, потому как тебя выкликать, с ними не поговоривши, было бы лишено смысла. Пока то да сё, считай, дня и не бывало. Да ещё Юшка мой, дурак непроворный, крепко подвёл! Я ведь как думал: к вечеру он до Коломны дотрюхает, а ты сразу на́конь и к утреву у меня будешь. Оно бы и поспели в тот же день забрать из Москвы вас обоих. Так ведь он, стерва ленивая, утром лишь тебя отыскал...

    — Чего ж теперь об этом, — проговорил Андрей сипло, с натугой проталкивая голос из гортани. — А как... через кого узнал, что взяли её?

    — Через того же арапа, что сидит у Бомелия...

    Андрей прыгнул с постели, словно выброшенный пружиной, стал поспешно одеваться.

    — Её что, туда отвезли?

    — Туда. И похоже... лекаря она убила.

    — Настёна — лекаря?! Бомелия?!

    — Вроде так он слыхал...

    — Слыхал иль видел?!

    — Нет, видеть не мог, там только слушать можно. Сейчас покажу тебе его, так ты не дивись, — знаешь, кто это? Приятель твой, Юсупыч.

    Ошеломлённый первой новостью, эту вторую Андрей воспринял уже как пустяк.

    — Так он и в сам деле у лекаря обосновался, пёсий сын... Мне про то говорили, не помню кто. Что ж, рыбак рыбака видит издалека... А теперь, выходит, к тебе переметнулся? Ну ловок, старый блудяга...

    — Не спеши старика корить, Андрей Романыч. Не перемётывался он никуда, а к Елисею я его сам послал... После того, как ты прогнал его взашей — опять же с моего наущения.

    — Как это понять, с твоего?

    — Да это я ему сказал: сделай, мол, так, чтобы Лобанов тебя вышиб да чтобы поболе народу про то знало. Иначе ему к Елисейке-то опасно было бы податься... А так вроде поверил!

    Андрей, застёгивая кафтан, усмехнулся:

    — Да-а-а... ловко вы меня провели! Я ведь тогда страсть как на него осерчал, после ещё думал: ну не приведи Господь встретить где, за милую душу пришибу злоязычника... Слава Богу, не встретил!

    Юсупыч, видно, хорошо запомнил угрозу, громогласно высказанную ему вслед в тот день, и на вошедшего Андрея глядел сейчас боком, с некоторой опаской во взоре. Андрей шагнул к нему, протягивая руки:

    — Здорово, отец! Прости, худо о тебе мыслил... а нынче рад видеть, хоть и дурные ты принёс вести, и за службу благодарствую, — знаю, нелегко тебе было у проклятого лекаря — и трудно, и опасно. Спаси тебя Бог, отец...

    Арап, крепко притиснутый к его груди, всхлипнул и промолвил сдавленным голосом:

    — Не ослышался ли я, о доблестный, ты дважды назвал меня отцом?

    — А кто же ты мне, как не второй отец, коли жизнь для меня не побоялся поставить на кон...

    Так Настю, говоришь, не видал, только слышал голос? Что она говорила?

    — Сыне, она отважно поносила Бомелиуса, назвала его жабой и ещё как-то, а потом я услышал звук удара, и ещё разбилось нечто стеклянное, и она закричала: «Люди, я убила лекаря!». Я сразу побежал вниз и успел лицезреть её, сыне! Луноликую вели под руки, но я смог заметить: к ней не проявляли враждебности... я бы скорее сказал — вели как бы с почтением, нашу жемчужину!

    Годунов глянул на Андрея, хотел что-то сказать, но промолчал.

    — А теперь я должен вернуться туда, — закончил Юсупыч.

    — В своём ли ты уме? — спросил Годунов. — Там теперь всё вверх дном перевернут, не хватает ещё, чтобы и тебя схватили!

    — Почему там будут переворачивать вверх дном, если некого искать? Луноликая не отрицает своего деяния, она сама позвала людей — как если бы убиение жабы произошло случайно. Не исключено, замечу, что так оно и было! Мне же надо быть там на виду, иначе это может вызвать подозрения. А кто, если не я, сможет сообщить тебе, куда её увезут... или хотя бы что собираются делать — увезти или оставить там. Что сомнительно!

    — Да, это сомнительно, — согласился Годунов. — Ладно, Юсупыч, ступай, только с опаской. И если узнаешь, что девицу увезли, — постарайся хотя бы спросить куда и немедля возвращайся сюда.

    Когда Юсупыч ушёл, они некоторое время сидели молча — говорить не хотелось, — потом Андрей сказал:

    — Вот и не верь после этого в предчувствия! Я, как отъехал от Фрязиных, даже коня поворотил — заеду, подумал, в храм, после провожу её домой, а уж затем к тебе. Вроде как толкнуло что! А потом думаю: ладно, ужо утром повстречаемся, боярин поспешить велел... Э-э-х! Был бы там...

    — То скорее всего и в живых бы уж тебя не было, — подсказал Годунов. — Сколько их там было — трое, четверо? А на такие дела, знаешь небось, сосунков не посылают... так что Бога благодари, что мой наказ вовремя тебе вспомнился. Ладно, не будем гадать о том, что могло, а чего не могло быть. Теперь-то что делать будем?

    — Да что тут делать... Ждать надо! Может, Юсупыч чего узнает. У тебя есть ли кого к Никите послать сей же час, в ночь.

    Годунов кивнул:

    — Сам о том мыслил. Его до утра перехватить надо, дабы знал твёрдо, о чём великому государю челом бить... не то ему такое челобитье учинят, что... Да, пошлю немедля. Главное, чтобы он про Елисейку ни слова! Увезли, мол, дочку лихие люди, а кто — неведомо. Может, иноземцы какие из купцов, те порой пошаливают спьяна... шинки-то ихние по всей Москве уж понапиханы, куда ни глянь. Челобитье-то это пустое будет, однако, ежели с ним не прийти, там сразу сообразят, что похититель Фрязину ведом. Утром, значит, чтобы первым делом сюда пришёл — от службы попытаюсь отпроситься, хворым скажусь, а не отпустят, так ты сам с ним поговоришь. Растолкуй всё как есть, и немедля пущай идёт с челобитьем: так, мол, и так, прошу великого государя велеть Разбойному приказу тем заняться, чтоб дочку сыскали. Первым делом, вбей ему в башку, чтоб, упаси Боже, не проговорился, что Елисея подозревает в том деле...

    Годунов вышел, и не было его долго. Андрей с недоверием поглядывал на стоящие на поставце часы: круг не поворачивался нисколько, семёрки застыли возле указующей на цифирь золочёной стрелки — ночь, значит, уже перевалила за половину[22]. Не сломалось ли часомерие? Вещь умственная, доверять ей опасно, мало ли... Он даже подошёл, приложил ухо — нет, вроде стрекочет.

    Боярин наконец вернулся, сказал, что всё улажено и посыльный уже в пути.

    — Ну что, доспать, што ль, ночку, — предложил он и зевнул. — До утра-то новое что вряд ли будет...

    И не угадал! Только собрались разойтись по своим покоям, как в дверь постучали, — оказалось, снова прибежал арап.

    — Луноликую — о доблестный! — увезли во дворец высокого повелителя, — сообщил он, — а Бомелиус пребывает в здравии. Твоя подобная гурии невеста, сыне, метнула в него неким снарядом, и он постыдно упал без чувств, разбив себе нос. Слуги говорят, что стол был залит кровью, — вероятно, это гнусное зрелище и ввело в заблуждение жемчужину отваги и добродетели, вынудив её закричать «убила»...

    — Понятно, понятно, — перебил Андрей, схватив его за плечи. — Так её оттуда увезли?! И что ж, так и сказано тебе, что во дворец?!

    — Никто мне сего не говорил, ибо мог ли я спрашивать такое? Мне просто повезло — я успел увидеть, как достойнейшую сажали в возок и он сразу свернул в сторону дворца. Посуди сам, куда ещё могли её повезти, если не туда?

    — Он прав, — вмешался Годунов. — Ежели б на выезд хотели, то сюда бы повернули. Через Неглиненские[23] ворота не проехать, там мост разобран, а Боравинские на ночь замыкают. Юсупыч, у Елисейки тебе делать боле нечего, останешься у меня... на глаза только особенно не показывайся, поживи пока потаённо. А там видно будет, как с тобой быть... Я человек небогатый, — боярин возвёл взор к потолку, словно призывая небо в свидетели, — но за службу вознаграждаю щедро, и твоё усердие без награды не останется.

    — Великолепнейший! — вскричал Юсупыч. — Дал ли я повод думать, что усердствовал награды ради?

    Когда его повели устраивать на ночлег, Годунов сочувственно потрепал Андрея по локтю.

    — Такие вот дела, Андрей Романыч, — сказал он невесело. — Чего боялся, то и сбылось... хоть и заставлял себя не верить. Кой чёрт «для Вяземского»! И ещё Юшка этот, аспид злокозненный и ленивый, — он кулаком хватил по столу, — что ему стоило засветло поспеть в ту Коломну треклятую! Был бы ты здесь вчерашний день, так, может, и поспели бы, теперь же... — Он помотал головой. — Не знаю, что и посоветовать!

    Андрей тоже не знал, что думать и как теперь быть. Первым его ощущением, когда он узнал о случившемся, была ярость, слепой и нерассуждающий порыв что-то сделать, и сделать немедля, — идти туда, ворваться, сметая с пути любого, кто осмелится, и отнять, отбить... Порыв был совершенно необдуманный, но в то же время опирался на какую-то подспудную веру в то, что сделать это возможно, — в конце концов, не в неприступной же крепости сидит проклятый лекарь и не целое же войско там его охраняет! Если спешно поднять десяток-другой надёжных мужиков из его сотни, — а такие найдутся! — то почему бы и не разметать гадючье гнездо, да так, чтобы следа от мрази не осталось...

    А вот теперь всё это начинало уступать место другому чувству — доселе, пожалуй, им не испытанному, — и этим новым чувством было отчаяние, леденящее кровь сознание невозвратимой потери. Брали её, значит, для царя-батюшки, коль скоро к нему и повезли; а на государевы палаты стрельцов своих приступом не поведёшь... и в ноги ему не кинешься, не отмолишь, чтобы крестницу-то не трогал. А коли сказали б, что смилостивится, — валялся бы в ногах у венценосного ведьмака? Да! Ради неё, ради своей Настёны, — валялся бы, сделал бы что угодно! Да ведь не скажут...

    Он опустил голову в ладони и зажмурился, потому что свещные огни плыли и двоились в глазах, и он вдруг со стыдом и ещё горшим отчаянием почувствовал на щеках слёзы — это было непостижимо, он не плакал с тех пор, как остался без родителей, царствие им небесное, а прошло уж без малого два десятка лет, — что ж теперь, полжизни оставив за плечами, снова начать лить слёзы?

    — Полно, Романыч, — сказал Годунов, задержав руку на его плече, — убиваться — дело последнее, может, ещё и обойдётся, даст Бог. Ты помолись-ка лучше Николе Мирликийскому, этот на помощь скор, недаром кличут Угодником... Да, а я ведь прямо как знал: третьего дня подозвал меня государь и говорит, чтобы за немыми послать. У меня, вишь, есть там в одном сельце под Можайском мужики такие, глухонемые от рождения, так их привозят, когда что тайное надо сделать, — ну чтобы никто после не разболтал. Тайник ли какой выкопать, схоронить ли что — ну сам понимаешь. Я и спросил, много ли, мол, надо тех немых, а он говорит: «Четверых довольно, там утварь кой-какую перетаскать надо возле малой опочивальни». А возле малой опочивальни — он ещё ту палату зовёт вивлиофикой, книги там держит, — возле той вивлиофики тайный покой летось построили, не тесть ли твой, кстати, и ладил туда хитрые замки...

    Андрей слушал поначалу вполуха, встрепенулся лишь, услыхав про замки к «тайному покою». Не о них ли был разговор в ту ночь, когда он проснулся у Фрязина и обомлел, услыхав за стенкой голос великого князя и царя всея Руси...

    — Ну мужиков тех привезли, а я, улучивши миг, и поглядел, что ж они там такое таскают. Верно, утварь, стол там, стульца разные, кровать, ковров тож наносили... Я вчерась и подумал, то вспомнивши, — кому ж там жить-то назначено, в тайном покое?

    Андрея бросило в жар: а что ежели... Да нет, на то рассчитывать неразумно, но всё же, всё же! Даже и помыслить об этом — уже просвет, вроде как во мраке кромешном увидеть невзначай хоть малый, да огонёк...

    Утром Годунов заглянул к нему перед уходом во дворец — уже при посохе, в богатейшей шубе и высокой шапке горлатной.

    — Гонец мой Никитку видел и сказал всё, что надобно. Как отзвонят заутреню, будет здесь, так ты уж потщись его вразумить, чтобы сдуру чего не натворил. Я же там, может, чего нового сведаю. Крепись, Романыч, Бог не без милости...

    Крепиться было непросто, хоть Андрей и понимал, что иначе нельзя. К приходу Фрязина взял себя в руки и встретил почти спокойно, благо тот не заставил себя ждать, появился, едва стихло на звонницах. Видно, пришёл в кремль спозаранку и заутреню отстоял в одном из здешних храмов, чтобы после не тратить времени на дорогу.

    Никите эта ночь, видно, тоже не прошла даром. Вроде и виделись недавно, часомерный круг единого раза не успел обернуться, а Андрей теперь видел перед собой не того человека, с кем расстался вчера вечером, — у мастера и глаза ввалились, и всё лицо как-то усохло, и даже вроде бы седины поприбавилось. Андрей крепко его обнял, прижал к себе.

    — Прости, батя, — сказал глухо, — не уберёг я нашу касатушку...

    — То вина не твоя... Я её тебе с рук в руки перед аналоем ещё не передал, значит, и беречь было мне, — отозвался Никита. — А я, вишь, поленился, отпустил одну со старухой. Прознать хоть удалось, где она?

    — Во дворце вроде бы, в Середних палатах. Димитрий Иванович придёт, может, чего нового скажет.

    — А скоро ли?

    — Как служба позволит. Обещался не медлить! Покамест же вот чего велел тебе сказать...

    Никита Михалыч выслушал наказ молча, опустив голову, изредка согласно кивая.

    — Тако и я мыслил, — сказал он. — Сперва подумал: не пойду никуда, пустой это будет разговор... И не так даже: перво-то-наперво захотелось мне лекаря проведать, потолковать с ним... да так, чтоб душа с него вон, с паскуды. Смекнул, однако, что Настёнке тем не поможешь, только хуже наделаешь...

    — Это ты, батя, верно смекнул. Удавить гада и я могу, долго ли умеючи, да что толку-то? Пуще лютовать станут.

    — Да... А вот тогда уж и царю-батюшке бить челом охоты не стало. Что, думаю, он мне сказать может... Однако после любопытство взяло: как же это он, думаю, в глаза мне будет глядеть, куманёк богоданный? Ну и ещё... боярин верно рассудил: не пойти мне с жалобой, так оно будет нескладно — у отца дочь умыкнули, он же ухом не повёл. Боится, значит! А боится потому, что есть у него догадка, чьей волею учинён тот разбой...

    — Верно, верно. Ежели к государю тебя допустят, на иноземцев вали да проси об одном: чтобы Разбойному приказу велели сыск начинать. Всё ж таки не кого попало умыкнули, а самое крестницу государеву. Буде окажется при разговоре Бомелий, обходись с ним по обыкновению — ну, дружбы меж вами не было, но и вражды не надо казать. А что случилась когда размолвка, то про неё пора уж было и забыть... дело-то и впрямь давнее! Батя, ты после зайди сюда, — может, Димитрий Иванович уж вернётся, да и у меня к тебе разговор будет... только не тут. Отсюда домой пойдёшь? Ну там и потолкуем, я следом...

    Когда вернулся Годунов, Никиты Михалыча уже не было. Настя, сказал постельничий, наверняка там; обходя сегодня дворец, он нашёл стражу у перехода к выходящему на полдень крылу, и рында — дело неслыханное! — сказал, что даже ему, постельничему, не войти сюда без дозволения государя...

    — Так что задумки наши, Андрей Романыч, придётся оставить, — сказал он, разводя руками. — Что поделаешь! Видать, не судьба. Понимаю, каково тебе, сам был молод... да ведь лбом стену не прошибёшь, как ни тщись.

    — Фрязина не видел ли там? — спросил Андрей, снова подумав про мелькнувший во мраке огонёк.

    — Нет. Ежели его к государю допустили, то там я не был. Может, ему что удастся...

    — На это надежда пустая. Димитрий Иванович, мне бы какой одежонки поплоше, чтобы выйти.

    — Одежонку подобрать не задача, да только чего тебе по Москве шататься ряженым? Раз уж так получилось, то, мыслю, надо сей же час поспешать к полковнику вашему, придумавши половчее, пошто с Коломны съехал...

    — К нему покамест погодим, — отозвался Андрей, думая о своём. — Димитрий Иванович, ты вот про те тайные покои помянул, куда немые утварь таскали. Там же вроде Фрязин замки мастерил... они не в том ли крыле, куда вход ныне заказан?

    — То-то и оно, что в том самом! Потому и сказал, что непременно она там, — сокрушённо сказал Годунов. — Потом, конечно, и дале могут переправить... в слободу какую, хотя бы в ту же Александровскую. Там-то и вовсе не сыскать!

    — Там не сыскать, — согласился Андрей. Надежда, словно свет крошечного огарка, то разгоралась трепетно, то угасала до едва видимой искорки. Там не сыскать, а тут?!

    Перекусив наспех и отдохнув, Годунов снова уехал наверх. Теперь Андрей ждал Фрязина уже с неустанно растущим нетерпением и беспокойством, хотя и понимал, что ничего тот узнать не сможет.

    И мастер действительно пришёл совершенно обескураженный и растерянный. Государь оказал ему милость — принял, выслушал, велел не тужить: дочь, мол, найдут, куда ей тут деваться? А может, это она сама и устроила, сговорившись с подружками, молодые балованные девки любят такое выкомаривать, — побудет где день-другой, а после сама под отцовский кров и вернётся...

    — Тоже, нашёл когда шутки со мной шутить, — сказал Фрязин сквозь зубы. — Однако прошение в Разбойный приказ велел написать... подьячего тут же кликнули, он с моих слов и составил. Боярин не проведал ли чего?

    Андрей пересказал ему услышанное от Годунова, и Фрязин, повздыхав, ушёл, сказав, что будет ждать дома, как договорились. Выждав немного, Андрей переобулся в принесённые валенки, изрядно растоптанные и подшитые, накинул поверх кафтана ветхую рясу с куколем. Подстриженная бородка выдавала, правда, мирянина, но, ежели идти с пристойно опущенной долу головой, этого могли и не увидеть.

    Выйдя из кремля теми же Никольскими воротами, он сразу свернул влево, перешёл Неглинку по Воскресенскому мосту и выбрался на Тверскую, где легче было остаться незамеченным в многолюдье. Идти пешком, да ещё в этих окаянных валенках (годуновская подсказка: негоже, мол, чтобы под латаной ряской вышагивали нарядные стрелецкие сапоги), было с непривычки трудно, он даже запыхался слегка, подымаясь по взгорью к Столешникову крестцу[24]. Снова — и с какой болью теперь! — вспомнился тот клонившийся к закату день, жаркий и пыльный, гомон разноголосого гульбища и — над гнутым лучком таратайки — узкая девичья спина в обшитой позументом телогреечке цвета смарагда... Из какой милости складывается порой людская судьба! Тогда вот — миновать ей Столешников чуть ранее, или ему где Орлика попридержать, и ничего бы не было из того, без чего теперь нет жизни...

    В воротах фрязинского подворья Онисим, отворив калитку на стук, досадливо замахал рукой, приняв, видно, за безместного попа-христарадника, — ступай, мол, не до вашего брата нынче... Андрей откинул куколь на спину, воротник разинул рот, потом сорвал шапку, кланяясь, сделал скорбное лицо:

    — Бяда-то у нас, Андрей Романыч, ой бяда...

    — Беда, — согласился Андрей. — Хозяин в дому?

    — Не, тута был, зараз покличу...

    Вдвоём поднялись наверх, Никита сразу провёл к столу, где стояли глиняная сулея, хлеб и миска квашеной капусты, взял с поставца вторую чарку:

    — Пробуй, может, хоть тебя возьмёт... Я, поверишь, с утра хлобыщу, и хоть бы что. Пьёшь ровно воду, никакого толку...

    — На душе неспокойно, вот она и не берёт, — пояснил Андрей. — На рати, што ль, не бывал?

    Как на приступ идти, так пред тем корчагу целую в себя влей, и не шелохнёт...

    Чтобы не обидеть хозяина, принял протянутую чарку, выпил не спеша, истово, похрустел капустой.

    — Батя, ты когда какую махину новую измыслишь, на бумаге изображаешь ли её прежде, чем в работу пустить? К примеру, замок?

    Никита поглядел на него озадаченно:

    — Замок? На бумаге? А на кой его на бумаге изображать, коли он уж вот тут у меня. — Он стукнул себе по лбу. — Хотя погодь... А верно, иное и на бумаге накарябаешь, чтобы соразмерность была видна. Да тебе-то это на что?

    — Повиниться хочу, Никита Михалыч.

    — В чём же это ты хочешь повиниться?

    — Помнишь тот день, когда я впервой к тебе попал, — ну лошадёнка Настина меня зашибла...

    — Как не помнить! Так что с того?

    — А то, что ты меня тогда ночевать оставил, и спал я рядом с твоей работной, через стенку, а ночью псы меня разбудили... так что разговор твой с государем я слыхал.

    Никита помолчал, заулыбался:

    — С государем, говоришь? Так ведь, Андрей Романыч, в головушку-то тебе тогда шибко садануло, с такого ушиба не то что государя увидишь в сновидении, а и султана турецкого, и самого Римского Папежа! Ты что ж мыслишь, государь ко мне ночами презжает пива попить? Ну распотешил ты меня!

    — Да нет, пива вы с ним не пили, квасом же его потчевал — так вроде слыхать было. Полно таиться, батя, теперь-то уж чего! Он тебе про двери наказывал — чтобы в подземелье можно было пройти из того тайного покоя, что Алевизом устроен. Я к чему про то вспомнил? Годунов говорит, третьего дня в тот тайный покой утвари натаскали разной — ну ковры там, кровать... и он мыслит, что Настю пока там будут держать. Двери-то те ты изделал? И замки к ним? Я почему спросил, изображаешь ли свою работу на бумаге, — может, сумел бы, коли бумажки те сохранились, сделать такой же ключ?

    Никита долго молчал, потом сказал, не подымая головы:

    — Чего его делать, Романыч, его лишь отыскать надо. Первый-то государю велик показался, велел иной сделать, поменьше, бородка та же, а стебель чтоб полегше да покороче. Ну сделал, отдал, а первый ключ у меня остался. Он про него ничего не сказал, да я ведь и сам с понятием: должно его было сразу в горн и перековать, накаливши. А я, вишь, за недосугом... сунул среди железок своих да и запамятовал, грешным делом. А может, и не грешным... может, то Божья воля была?

   [image: chapter_end]


    
[image: before_title]

     16

    

    [image: after_title]


К концу третьего дня заточения в этих странных палатах, тихих и безлюдных, Настя не то чтобы успокоилась, но хотя бы сумела отбросить некоторые страхи из тех, что одолевали её вначале. Совсем избавиться от них не удавалось, она всё ещё не понимала, зачем её умыкнули, зачем водили к лекарю и потом привезли сюда, для какой такой надобности держат теперь взаперти. Лекарь молвил — чтобы пообвыкла, научилась носить придворное платье; да чему ж тут научишься, к чему пообвыкнешь с этими татарками!

    Грех было бы сказать, что ей здесь худо живётся, татарки всё ещё обихаживали её, как царевну (что мешало принять на веру слова Бомелия, будто готовят в комнатные девушки для государыни), а кормили так, что Настя только диву давалась всякий раз, садясь за стол. Она не была избалована лакомствами, отец этого не поощрял, и в доме Фрязиных ели сытно и здорово, но просто. Со сластями было особенно строго, мамка с тятиного наущения не уставала твердить, что нет хуже для девицы на выданье, чем пренебрегать заповедью воздержания и тешить мамону разными медовыми заедками, — оно, мол, и для телес не здорово, и для души погибельно...

    Здесь же Настя не могла бы назвать и половину блюд, что предлагались ей при каждой трапезе, да их и распознать было нелегко: рыба выглядела как пирожное, под сладкой подливкой подчас оказывалось мясо, про иное вообще было не угадать, из чего и как приготовлено, чем сдобрено и приправлено. Всякий раз, вставая из-за стола, она испытывала смешанное чувство раскаяния — ибо мамону всё-таки потешила, да ещё как! — и сожаления, что смогла отведать лишь малую долю предложенного.

    Так что жаловаться вроде было не на что, и всё же её не оставляла гнетущая тревога. Казалось бы, она была беспричинной: тятя, коль скоро не попросил государя вернуть её домой поскорее, счёл случившееся делом обычным — он-то ближе знает весь дворцовый обиход и, стало быть, не узрел ничего необычного в том, что её таким способом взяли в комнатные девушки к царице. Хотя... коли знал об этом заранее, почему не сказал ей, к чему было таить? А ежели утаили и от него, то зачем? Кто станет перечить — государь волен с каждым сотворить то, что будет в его государевой воле, однако ж... Одно дело — ратника, взять вот хотя б Андрея, — послать нежданно-негаданно в Курск ли, в Коломну либо ещё куда — тут уж, любо аль не любо, делать нечего, на то она и воинская служба. И совсем иное — имать на улице посадскую девушку, не сироту какую, не подкидыша, а отцовскую дочь (да ещё и невесту сговорённую!), и хочешь не хочешь, а ступай служить в царицыном терему! Да она что, холопка кабальная?!

    Тяте, стало быть, ничего про её службу не сказали (иначе он от неё не утаил бы). И жениху, выходит, тоже! Со свадьбой-то им теперь каково, и надолго ли её взяли сюда? Вопросов было много, а ответа вразумительного не находилось ни на один — впору ума лишиться...

    Она уже жалела, что перестал приходить Бомелий, как ни мерзок он был: всё-таки от него можно было попытаться что-то выведать. Хотя что он скажет, гнуснец? Другой бы кто зашёл... Андрей поминал одного боярина — вроде бы тот к нему доброжелателен, — да она не запомнила, как его звать; а и знала бы, так как до него докличешься? И не пойдёт к ней боярин, и вряд ли пустили бы его, даже вознамерься прийти. Видать же по всему, что никому нет сюда входу, окромя Елисейки да его татарок.

    Она, однако, не оставляла надежды, что боярин имярек — коль и впрямь доброжелателен он к Андрею — сумеет до неё добраться и хотя бы что-то толком ей объяснить. Тятя наверняка уже послал в Коломну, значит, Андрей вскорости будет здесь и сможет поговорить со своим вельможным знакомцем, а уж тот, Бог даст, что-нибудь да придумает...

    Настя так в это поверила, что нисколько не удивилась, когда однажды — на исходе то ли третьего, то ли четвёртого дня её заточения (она уже давно сбилась со счёта) — бесшумно растворилась дверь в дальнем углу (та, через которую обычно входил Елисейка, татарки пользовались другой дверью) и в палату, помедлив на пороге, вошёл некто в тёмном полумонашеском одеянии. Она обрадовалась, решив сразу, что наконец-то боярин нашёл способ её навестить и наконец-то она сможет узнать что-то об Андрее, о тяте и о себе самой. Быстро встав с лавки, на которой сидела, Настя поклонилась в пояс и, коротко глянув на вошедшего, замерла с опущенными глазами и колотящимся от непонятного испуга сердцем.

    Одного взгляда на незнакомца было достаточно, чтобы она убедилась в своей ошибке: это не мог быть тот боярин, про которого говорил Андрей, отзываясь о нём — это ей запомнилось — как о человеке доброжелательном к нему и по отношению к другим скорее добром, хотя и себе на уме и не без лукавства. Так или иначе, опасаться его было нечего. Этот же, напротив, источал опасность, хотя смотрел — в тот миг, когда взгляды их встретились мимолётно — без угрозы, скорее доброжелательно, и рот его, неприятно толстогубый и неряшливо опушённый редкой, в проплешинах, словно наполовину вылезшей, бородой, изображал даже некое подобие улыбки. Несмотря на это, ощущение исходящей от незнакомца опасности было настолько определённым и сильным, что в Настиной душе мгновенно — как будто ударом огнива высекли пламя — вспыхнула ответная потребность выставить против этой опасности какую-то преграду, щит, она не представляла себе совершенно, чем может оборониться от незнакомца, но уже — сразу! — отчётливо поняла, что если не найдётся обороны, то не будет и спасения. Хотя от чего ей спасаться, тоже было ещё не ясно.

    — Тебе чего надобно? — спросила она громко, изо всех сил стараясь, чтобы голос не задрожал. — Бомелий, што ль, прислал?

    — Нет, сам пришёл, — отозвался незнакомец. — Решил вот глянуть, как ты тут. Нет ли в чём нужды?

    — Какая нужда! — фыркнула Настя, дёрнув плечом. — Кормят, поят, убрали вот... словно царицу шемаханскую. — Она вскинула руку, выпростав из широкой разрезной от плеча накапки, вытянула её к незнакомцу, затянутую в узкий, огненно-рдяного шёлка, рукав верхней сорочки, и ещё с бессознательным стремлением покрасоваться повращала туда-сюда, заставив блистать золотое шитьё запястья.

    — Как же было не убрать. — Незнакомец проворно словил её пониже локтя, щекотно и неторопливо провёл пальцами книзу, к ладони. — Не у всякой царицы такие ручки... да, я чай, и всё прочее? — Тут в голосе его прослышалось такое, что Настя, прикусив губы, рывком выдернула руку и отступила на шаг.

    — Ты язык-то не распускай, — сказала она негромко, раздувая ноздри, — не то велю татаркам Бомелия кликнуть. Он хотя и сам невесть что, а вежеству тебя поучить сумеет... коли иным недосуг было! Говори, с чем прислан, и ступай отсюдова прочь. Хуже ведь будет, коли осерчаю...

    — Да ты уж не серчай, сударыня Анастасья Никитишна, — вымолвил он с глумливым смирением, — а то и впрямь спужаюсь... мне же то не по сану, так что оно негоже могло бы получиться. Ты что ж, так доселе и не разгадала, с кем говоришь?

    — Очень мне нужно тебя разгадывать. — Она отступила ещё на шаг, вплотную до самой лавки, но он снова приблизился к ней так, что она уже явственно — с омерзением — ощутила его тяжёлое нечистое дыхание.

    Положив руку ей на плечо, он заставил её сесть и сам опустился рядом.

    — Неужто не любопытно? — усмехнулся он. — Ладно, ужо узнаешь... А покамест скажи-ка мне, касатушка, что мне такого сделать, чтобы ты гнев- то на милость сменила...

    Говоря это, он полуобнял её, медленно поглаживая по лопаткам, левую же руку — словно невзначай, по рассеянности — положил ей на колено. Неведомо, что больше взорвало Настю, — наглое это прикосновение или слово «касатушка», которое она слышала доселе лишь от Андрея, но бешенство ударило ей в голову, туманя рассудок, и она вскочила, с омерзением отшвырнув его руку.

    — А ну не лапай! — крикнула она звенящим голосом, уже не помня себя. — Ты меня во гневе ещё не видел — так увидишь! Ишь разлакомился, плешивец!

    Незнакомец побагровел, лицо его стало страшным.

    — Да ты с кем говоришь, псица! — прохрипел он. — Опомнись, дура, государь пред тобою!!

    Настя издевательски рассмеялась:

    — Неужто сам Иван Васильич? Скажи на милость, а мне и невдомёк было! — Она метнулась к столу, схватила малый ножичек золочёный, которым очищала померанцы, и угрожающе выставила перед грудью. — Остатный раз говорю — ступай прочь! Я вот расскажу Бомелию, за кого себя выдаёшь, старый кощунник! Батогов, видно, давненько не пробовал?

    — Ну погоди же. — Страшный гость шагнул к ней, схватил за руку и стиснул так, что нож выпал из разжавшихся пальцев. — Хотел с тобою по-доброму, да, видно, прав был Елисей, когда подсказал, каким способом ваше евино племя в разум приводят! Погоди малость, будет тебе дудка, будет и свисток...

    Он тащил её за собой, пинками распахивая дверь за дверью, она отчаянно извивалась, пытаясь вырвать руку, но пальцы его были как железные. «Пусти, пусти, вурдалак!» — повторяла она сквозь слёзы, теперь ей было уже по-настоящему жутко, здесь с нею и впрямь могут сделать что угодно, и никто не услышит, никто не придёт на помощь. Вурдалак явно вознамерился бросить её в застенок, а там ей не выжить, это она знала точно, — она всегда до беспамятства боялась боли, самым страшным воспоминанием детства был давний случай, когда гадюка ужалила её в ногу и тяте пришлось прижечь ранку калёным железом. Она не знала, кто был сейчас её мучитель, ей и в голову не могло прийти — хоть на миг поверить в его наглое самозванство (великому государю только и дела, что ластиться к теремным девушкам, хватать их за коленки!), но что это был боярин не из малых, Настя уже догадалась по обилию дорогих перстней, многоцветно блистающих на его толстых пальцах. Так что вряд ли можно было испугать его угрозой пожаловаться Елисею! Верно, кто-то из думных бояр, а тем лекарь не указ — хоть бы и царский...

    Небольшая сумеречная палата, где вурдалак (или кто он там был на самом деле) отпустил наконец её руку, на застенок не походила. Она вообще не походила ни на одну из палат, какие Насте довелось видеть по сей день. Потирая запястье и боязливо оглядываясь, она поразилась множеству собранных тут книг — они занимали полстола, лежали и стоймя стояли на поставцах, громоздились под откинутыми крышками скрыней и сундуков. Непостижимо было представить себе, что кто-то может прочесть всё это, одолеть эдакую уйму премудрости...

    — Отвернись туда и не оборачивайся, — велел вурдалак.

    Настя покорно отвернулась, препираться и казать нрав было уже ни к чему, теперь оставалось лишь молиться. За её спиной что-то протяжно заскрипело, щёлкнуло, потом её взяли за плечо, обернули, как куклу, — в стене, перед тем гладко обшитой узорчатым наборным лесом, зияла приоткрытая невысокая дверца.

    — Ну что ж, красавица, ступай-ка теперь туда!

    Против ожидания застенка не оказалось и там. Войдя и оглядевшись со страхом, Настя немного успокоилась: покой был как покой, поменьше обычного, но убранный как положено, даже с ковром на полу, только освещался чудно — через малое, под самым потолком, забранное частой решёткой оконце, за которым горел масляный фонарь. Всё-таки, может, это и было своего рода узилище? Скорее всего так оно и есть... Да не всё ли равно, подумалось ей безнадёжно, она уж который день из узилища не выходит...

    Дверь за её спиной затворилась, в стене опять звонко щёлкнуло, проскрипело протяжно и уныло. Вход тайный, догадалась Настя, здесь, случись что, её не найдут сроду, могут и голодом уморить. Верно, не надо было с вурдалаком-то лаяться... а теперь он осерчал, не зря грозился — погоди, мол, будет тебе! Господи, да что же это её так все покинули: и тятя, видать, до государя не допросился, и Андрей этот сидит, что ли, в своей Коломне, словно бесчувственный...

    Андрей между тем (и отнюдь не бесчувственный) находился гораздо ближе к Насте, нежели она предполагала, — их теперь разделяло по прямой, как летит стрела, немногим более полусотни саженей. На левом береговом откосе Неглинки, у подножия кремлёвской стены и на полпути между стрельницами Боравинской и Свибловой, не всякий мог бы заприметить вросшую в землю скособоченную погребницу, теперь к тому же и занесённую снегом, с едва проторённой тропкой. Андрей, однако, отыскал её без труда, второй день присматривался, похаживая по Занеглименной стороне, а сейчас сидел внутри и пил водку со стражником, выспрашивая, как служится московским стрельцам: звероподобно ли начальство, и исправно ли выдают жалованье, и какой идёт корм. Про себя сказал, что утёк из Серпухова, больно уж донимал пятидесятник, и теперь хотел бы поверстаться в белокаменной — ежели нашлись бы надёжные поручители; а буде таковые отыщутся, заплатить за поручительство у него будет чем: в прошлом году, как отняли у литвинов Полоцк, ему таки удалось кое-чего закосить. Не так чтобы изрядно, но, худо-бедно, в накладе не остался...

    — И по сей день не пропил? — изумился стражник. — Ну ты силён, палена мышь! Я ить в Литве тож был — малость там пошарпали, да только после едва ноги унесли.

    — Это откуда ж?

    — А с-под Орши, когда Троцкий воевода побил Шуйского.

    — Да, там неладно вышло.

    — Потому измены было много! Чуешь? Вот то-то и оно... Я ж это к чему вспомнил... Нас там Микола Радзивилл когда подстерёг? Генварь кончался, вроде уж к Стретенью шло. А мы как в Полоцк оттудова прибегли, так я до Пасхи всё подчистую пропил, полушки не осталось! А ты силён, — с недоверчивым уважением повторил стражник. — Чтобы за два без малого года добычу не пропить, это... — Он, не найдя слов, покрутил головой.

    — На сохранение отдал жидам, — объяснил Андрей, — не то, ясное дело, пропил бы почём зря. А вы чего это тут стережёте?

    — Хрен его знает, это и десятнику моему неведомо. Вроде селитру там держали, а может, и теперь держат... только ходить никто не ходит. Дверь-то и не замкнута, да решётка за нею кованая — дай Боже... и замок в ней хитрый, я таких и не видывал. Похоже, не так давно и поставлен, решётка-то из старых, вся подернута ржою, замок же чистёхонек...

    — Сменили, стало быть, чтобы тати селитру не хитили, — сказал Андрей. — Слышь, а до кабака тут далёко ли?

    — До кабака-то? — оживился стражник. — Да Гос-с-споди! Вона Боравинский мост перешёл, и прям вот так вот наискосок и чеши, к нему, родимому, и выйдешь...

    — Надо, надо сходить, — сказал Андрей, выливая остатки из принесённой с собой глиняной сулеи. — А то чего-то и не согреться... хотя вроде и морозец невелик?

    Выпили по остатной, Андрей стал подниматься, запахнув на себе драный тулупчик, но пошатнулся и снова сел.

    — Не, не дойду, — сказал с сожалением. — Мне в Ливонии так однова заелдычили по темячку буздыганом[25], аж шелом прогнулся, поверишь ли, вот такая вмятина осталась — в пол-яйца куриного. Так я с тех пор как выпью лишку — вроде всё ничего, а в голове крутёж идёт, аж шагу не сделать.

    — Так вот ты с чего добычу-то не пропил! — обрадовался стражник. — То так бы и сказал, а то «жидам, вишь, на сохранение отдал». Придумает такое! Русскому человеку, коли выпить надо, жид не помеха.

    — Для того и отдал, чтобы не искушаться. Слышь, а вас часто тут проверяют?

    — А чего нас проверять? Как смена придёт, это уж ввечеру, так и увидят, что никуда я не делся.

    — Засветло обходов не делают?

    — Чего их делать-то, палена мышь!

    — И то верно. Тать на селитру не польстится, да и есть ли она там?

    — Мыслю, ни хрена там нету, а стережём так... сдуру, как всё у нас деется. Стукнуло кому-то в голову — поставим, мол, тут стражу, и поставили. А на кой хрен, про то уж никто и не почешется. Да ты к чему пытаешь-то?

    — Помыслил: может, коли обхода не опасаешься, так сбегал бы за винишком? А то ведь прям обида берёт — и деньжата есть, и есть с кем посидеть, а в посуде пусто...

    — Оно конешно, — стражник сдвинул шапку на лоб, поскрёб в затылке, — а всё ж таки боязно — а ну как...

    — Да чего «как»! Бердыш оставь при мне, в случае кто заглянет — назовусь твоим кумом, а ты, скажу, за нуждою побег — брюхо, мол, схватило. ..

    — За нуждою далеко не бегаем — вон стена рядом, под ней и ладимся.

    — Диво, что никто ещё вашего брата не словил на эдаком похабстве — обгаживать государеву твердыню. Так что, слетаешь в кабак? Да калача там прихвати, не то развезёт на голодное-то брюхо.

    — Эх, была не была! — Стражник сунул сулею за пазуху, слизнул с ладони отсыпанные Андреем копейки и, прислонив к стенке бердыш, выглянул наружу, воровато озираясь направо и налево. Не углядев опасного, спустился на лёд и наискосок почесал через Неглинку в сторону Боравинского моста — только снежком запылило.

    Андрей посидел ещё, охваченный внезапной слабостью — будто и впрямь пошёл в голове «крутёж». Но голова была ясной, выпил он всего ничего, благо стражник не приглядывался, поровну ли наливает Серпухове кий утеклец. Просто ему стало вдруг страшно — замок-де в решётке новый, хорошо, если не успел ещё оборжаветь сработанный Фрязиным; а ведь могли и сменить, ведьмак- то хоть и доверял своему умельцу, однако мог усомниться: тому велел ладить замки на всех тайных дверях, а после взял да и кликнул розмысла из иноземцев, аглицкого либо немецкого... мало ли ихнего брата на Москве околачивается! Тогда — конец...

    Вскочив, он рванул дверь, за ней, не вплотную, а отступя вглубь аршина на три, высилась решётка с искусно вклёпанным у самого края полукруглым большим замком.

    — Помоги, Господи, — прошептал Андрей, лихорадочно выдёргивая из-за пазухи подвешенный на бечёвке ключ. В скажину ключ вошёл легко, без задоринки, но повернуть его он не решался: вся жизнь — да и его ли только! — зависела теперь от того, фрязинский это замок или чей иной.

    Сняв шапку, он рукавом отёр со лба выступивший холодный пот, перекрестился и, зажмурившись, повернул ключ — как научил батя — дважды слева направо, потом трижды в обратную сторону. И замок безотказно щёлкнул!

    Трясущимися руками отодвинув решётку на пядь, он снова притворил её и запер замок, закрыл дверь и обессиленно опустился на приступок. Сердце успокаивалось, билось уже ровно и сильно, недавние страхи казались теперь пустым мороком. И он знал, — был уверен! — что остальное сделает как должно. Теперь всё зависело от него самого, и никто, чувствовал он, никто не в силах был ему воспрепятствовать.

    Его всё-таки немного сморило, и он просидел в блаженном полузабытьи, пока не вернулся стражник. Тот ввалился шумно, едва не своротив притолоку — видать, то ли изрядно приложился ещё в кабаке, то ли не раз прикладывался на обратном пути, — вручил Андрею сулею, взболтнув в доказательство того, что ещё не ополовинена, суетливо выложил на чурбак вяленую рыбину и захватанный, в мусоре и шерсти, пшеничный калач.

    — Лещика вот прихватил, оно неплохо под зелье... Ну, изопьём, дай те Бог здоровья, а поручители найдутся, отчего ж не найтись для хорошего человека, это мы спроворим...

    Андрей, со спокойной уже душой, не спеша вытянул корец, зажмурился, переводя дух, оторвал и почистил о рукав краюшку калача и решительно встал:

    — Ладно, пойду я, мне тут ещё к одному зайти надобно, чуть было не запамятовал...

    — Дык как же! — Стражник, едва закончив обдирать обколоченного о каблук леща, горестно оглядел приготовленное пиршество. — Вроде и почать не поспели...

    — Нетто без меня не управишься? Как раз до вечера и хватит. А мне недосуг, право. Гляди ж, насчёт поручителей не позабудь, я загляну днями...

    Удача с замком так его окрылила, исполнила такой уверенности в себе, что он не побоялся вступить в кремль через Боравинские ворота, хотя, понятное дело, разумнее было бы обогнуть стены вверх по Неглинке и пройти Никольскими прямо к годуновскому двору. Надвинул поглубже драный треух, лицо упрятал в поднятый ворот тулупчика — смерд смердом, вся надежда на то и была, что никто не польстится, не снизойдёт до любопытства...

    Димитрий Иванович оказался дома, вышел сразу, не заставив себя ждать.

    — Ну что у тебя, Романыч? — спросил обеспокоенно, понижая голос.

    — Здесь что, подслушать могут?

    — Да нет, это я так, — постельничий усмехнулся, — по дворцовой привычке. К замку удалось ли подобраться, опробовал его?

    — Опробовал, да. Подходит ключ, слава Те Господи, а то я уж опасался — могли ведь и заменить...

    — Пустое было опасение, государь Никите доверял... скорее иноземца заподозрит в каком воровстве. Ну так теперь что дале-то делать будем?

    — Теперь идти туда надо. Нынче же и пойду.

    — Не торопишься?

    — Помилуй Бог, Димитрий Иванович, куда ещё мешкать?

    — И то верно...

    — Так ты людишек мне подобрал ли? Душ пять, боле не понадобится, мыслю. Туда-то я один, эти снаружи покараулят, на случай. Мало ли, вдруг дозор какой!

    Годунов прошёлся по палате, пощёлкивая халкидоновыми чётками, вздохнул:

    — Мыслил я насчёт людишек-то, да оно, вишь, как выходит... Не обессудь, Ондрюша, не могу я тебе дать своих холопей. Не могу.

    Андрей показалось, что он ослышался.

    — Как, не можешь? Обещался же, Димитрий Иванович!

    — Не могу, — твёрдо повторил постельничий и сел напротив, упираясь в расставленные колени. — Я, Романыч, может, и не ёрой, однако и труса понапрасну не праздную. На человека надёжного полагаюсь без опаски... в твоё дело не сробел же влезть по уши, хотя Бог его знает, как оно ещё обернётся! Однако доверяться тому, кто ненадёжен, — это уволь. Этого опасаюсь... у меня ведь и Бориска на руках, и Ариша, и я в ответе за них. Тебе верю, ибо знаю твёрдо: схватят тебя, упаси Бог, так ты скорее язык откусишь, чем назовёшь тех, кто тебе помогал. Ну а уж коли опричь дознаются, знать, на то воля Божия! Холопа́ же, сам ведаешь, что за люд. Случись что, так тут же и выложат, чьи они. Неужто отпираться станут?

    — То верно, — не мог не согласиться Андрей. — Ладно, обойдёмся без караула. Со стражником и сам управлюсь, а там уж как Бог даст.

    — Нет, один ты не обойдёшься! Я сказал, что не могу дать своих холопей, так на Москве что, иных нету? Будут тебе людишки — вчера ещё велел Юшке набрать по кабакам шпыней с полдюжины, самую оголтелую сарынь. Они и покараулят.

    — Мыслишь, понадёжней будут твоих?

    — А их надёжность нам ни к чему, они и знать, окромя Юшки, никого не знают. Юшка же, хоть и ленивая стерва, человек верный. Они вас до места и проводят.

    — Посольство тронулось ли уже?

    — В пути, — кивнул Годунов. — Арап твой с ними поехал.

    — Юсупыч? Как это понять — «с ними»?

    — А вот так. Он тогда день у меня просидел, потом подался обратно к Елисейке: я, говорит, на посольское подворье был зван, подагра господина посла одолела, а я, про то услыхав, и вызвался. Меня, мол, один италийский знахарь учил исцелять подагру. После того арапского врачевания господин посол словно на свет народился, а как отъезжать собрались, подал в Посольский приказ прошение: есть, мол, у лекаря Бомелия помощник сарацинского племени, кой изрядно врачует подагрическую хворь, так они тому лекарскому помощнику просят дозволить выезд с посольским обозом, понеже ихний немецкий дохтур подагру исцелять не горазд. Ну Елисею куда было деваться? Отпустил арапа. Жалованье только не заплатил, сквалыга заморский.

    — Да, изрядно придумали... и слава Богу, я за Юсупыча неспокоен был, — рассеянно сказал Андрей. — Ну а с нами как будет? Посольство-то как нагоним?

    — День-другой пересидите у меня под Можайском, а после Юшка поведёт вас к Невелю, там и совокупитесь с посольскими...

    Андрей помолчал, потом спросил, был ли ещё разговор с Никитой. Годунов отвечал, что разговор был, и дважды, но Фрязин съезжать отказался твёрдо — он, мол, не заяц, чтобы на старости лет петли петлять.

    — Может, мне с ним ещё потолковать...

    — Боже тебя упаси там показываться, — сказал Годунов. — В Коломне наверняка уж хватились, а станут тут искать, так первым делом к фрязинскому двору почнут принюхиваться. Да и не было бы толку с того разговора! Никита — мужик-кремень, как сказал, так оно и будет.

    — Он что ж, не понимает, что, ежели я Настю оттуда выведу, первый спрос будет с него? От кого иного мог я проведать про тайный ход?

    Годунов молча развёл руками:

    — У тебя, Романыч, иные теперь заботы. А Никита, что ж, чай, не ребёнок и распорядиться собою волен. В твои годы того не понять, а ведь и так бывает, что иссякнет в душе охота жить далее...

    — Понять могу, однако это если бы с Настёной стряслось худое. Ну а коли всё добром обойдётся? Чего ж заранее-то панафиду петь?

    — Не токмо в Насте дело, — строго сказал постельничий. — Дочь для отца — отрезанный ломоть, как бы там ни обошлось. Никиту, чую, иное гнетёт. Рассуди сам — сколь годов служил великому государю верой и правдой...

    — Да уж, дослужился... Димитрий Иванович, а как известишь его, удалось ли?

    Годунов хлопнул себя по лбу и полез в подвешенную к поясу кису:

    — Вот, вручить тебе велел! Чепь со зверушкой — припаять, што ль, надо было... И ещё вот. — Он протянул Андрею грубое железное кольцо с выбитым на нём фрязинским мастеровым клеймом. — Ежели, даст Бог, всё сойдёт как надо, отдашь перстень Юшке — он немедля пошлёт Никите, то и будет весточка...
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Началось с недоброго: стражника — не того, с кем Андрей бражничал днём, а его сменщика — шпыни всё-таки порешили с маху, хоть велено было настрого: оглушить, связать, оставить с кляпом во рту (впрочем, верно и то, подумалось ему уже после, что легче было бедолаге помереть сразу, чем испустить дух в Разбойном приказе: с рук ему эдакое упущение всё равно бы не сошло). Огорчённый бессмысленным этим смертоубийством, Андрей оставил Юшку в сторожке (шпыни хоронились в сугробах вдоль берега, сани же были укрыты в чащобе за Неглинкой) и, плотно притворив дверь, зажёг фонарь и отомкнул решётку. Пройдя по сводчатому каменному проходу шагов с полсотни, прислушался — впереди было тихо, стащил рясу и вместе с приготовленной для Насти сложил на пол. Скинул и тулупчик. О том, придётся ли снова здесь одеваться, подумалось как-то покойно, отрешённо — вроде как бы не о самом себе, не о ней...

    Так же отрешённо подумал он — в который уж раз! — и о другом: что будет, если ведьмак окажется там. Время они с Годуновым рассчитали вроде бы верно — раньше третьего часа ночи[26] Иоанн Крестовую палату не покидает, но мало ли что взбредёт ему в голову... Андрей знал одно: Настю он не уступит никому. Рукоять сабли была привычно под левой рукой, шестизарядная пистоль (та самая, что чинил когда-то Никита) весомо оттягивала кушак. Ещё недавно поднять руку на государя было для сотника Лобанова так же немыслимо, как совершить жуткое кощунство в храме, — скажем, выплюнуть Святые Дары. Сейчас он знал, что не остановится ни перед чем, попытайся кто преградить ему путь. Попытаться же мог только один — Никита прав: в тайных проходах стражу не ставят, на то они и тайные. Может, Андреем владело какое-то безумие, но он знал твёрдо, что, коли придётся, пролить кровь венценосца ему будет не труднее, чем шпыням было зарезать бедолагу стрельца...

    Он так запомнил полученный вместе с ключом чертёж, что шёл уверенно, изредка лишь поднося к фонарю измятый листок бумаги с бледными следами свинцового грифеля. Всё было верно. Могильная, гробовая тишина царила в подземелье, он подумал даже, что ежели устроены где продушины для свежего воздуха, то его шаги могут услышать, поднять сполох. Но эта мысль не тревожила. Решёток он миновал уже три, все они исправно отмыкались одним и тем же ключом; впереди, в сотне шагов, как было указано на чертеже, оставалась последняя преграда — дверь, дубовая и окованная железом. Отшагав эту сотню, Андрей подошёл уже осторожно, прислушался — и к тому, что за дверью, и к своему сердцу. Потом, вздохнув и перекрестившись, вложил ключ.

    Ведьмака тут не было. А Настю Андрей увидел не сразу: покой был едва освещён через оконце под потолком, свой же фонарь, входя, он прикрыл заслонкой. Лишь когда глаза освоились, увидел, что кто-то лежит на постели лицом в подушку, поджавши ноги и прикрыв голову сгибом руки; узнать лежащую было трудно. Он подошёл ближе — платье было не Настино, он знал её уборы почти все, эта же была в чём-то невиданно богатом, лазоревом, в жемчужном и золотом шитьё, даже башмачок, выпростанный из-под юбки, пестрел цветными шелками. И всё же...

    Всё же это была она — само сердце подсказало. Он несмело протянул руку, чтобы отвести её запястье, но тут лежащая повернула голову и приоткрыла глаза, глядя на него с сонной улыбкой.

    — Андрю-ю-ушенька, — пролепетала она, явно ещё не совсем проснувшись, стала приподниматься на локтях и вдруг ахнула — вскочила и села, опираясь одной рукой о подушку, а другую прижав к губам. — Ты — здесь?! Андрей!! Забери меня отсюда!

    — Настенька, рыбонька моя, — он схватил её за плечи, сорвал с постели, прижимая к себе и покрывая поцелуями запрокинутое лицо, — заберу, касатушка, для того и пришёл, только тише! Он часто ли тут бывает?

    — Кто, вурдалак? А ни разу не был, загнал вот нынче сюда, больше я его и не видела... Ты-то как вошёл?

    — Батя дал ключ... После, рыбонька, после всё тебе расскажу, а сейчас уходим — не то, не ровен час...

    Неслышно ступая по ковру, они вышли, Андрей старательно — троекратно в одну сторону, двукратно в другую — запер окованную дубовую дверь и подхватил Настю на руки.

    — Ох, желанный ты мой, — простонала она, щекоча губами у него под ухом.

    От неё пахло и привычно — ею, Настёной, — и непривычно, какими-то странными благовониями...

    Дойдя до первой решётки, он осторожно опустил её на землю, замкнул замок и взял её за плечи:

    — Настюша, сразу скажу, чтобы после этого не касаться... Ежели с тобой сделали что худое — не говори мне ничего, мне про то знать не надобно, ты для меня — знай всегда! — какая была, такой и осталась — чистая и непорочная...

    — Андрюша!!

    — Погоди! Я воевал, сама знаешь, на приступы ходил, когда город не сдавали добром, так что всякого повидал. И давно понял: коли женщина остаётся без защиты — что бы с нею ни сотворили, её вины в том нету, хотя иные по-другому судят, как, мол, далась и всякое такое...

    — Да погоди же, Андрюша! — закричала Настя. — Как ты помыслить-то мог, неужто, случись что дурное, неужто ты живую бы меня нашёл?! Да я своими руками удавилась бы, коли меня б кто снасильничал! И раз уж про такое говорим, одно обещай: буде изловят нас — не отдавай им, греха на тебе не будет, ежели сам убьёшь, с собой же покончить — сам знаешь, на том свете не простится. Обещай мне это, Андрюшенька!

    Он хотел ответить, но не смог: дыхание перехватило и голоса не стало; Андрей только покивал и, до боли прижимая её к себе, зарылся лицом в её волосы.

    — Не думай такое, — выговорил с трудом, — Бог милостив, может, и не изловят... Идём, однако, каждый миг могут хватиться...

    Перед наружной решёткой он пошарил по сторонам лучом фонаря, нашёл оставленный узел со скарбом, помог Насте обуться в валенки поверх башмаков, надеть тулупчик. Потом она воздела руки и он натянул на неё ряску с куколем, вторую надел сам. Юшка, когда вышли в сторожку, воззрился на Настю изумлённо.

    — Экой ты, батька, несуразный, — сказал он, — мелкий, а поперёк себя ширше, и бороды не видать. Ты б, сотник, сказал загодя надрать шерсти с барана, такую соорудили бы бородищу, что любо-дорого, — до пупа б висела. Ну то что, уходим?

    — Уходим, да. Перстень нашёл ли с кем послать?

    — Есть там один ухарь — всю Москву ночью с закрытыми глазами пройдёт, и ни один решёточный его не приметит...

    — Ну то возьми. — Андрей подал ему кольцо. — На палец налезет ли? Чтоб не утерял, не дай Бог...

    — Авось налезет, а нет, так за щекой пронесёт... чай, не заглотает. Гаси фонарь, сотник, выходим...

    Вышли, Юшка негромким посвистом скликал свою сарынь, потолковал с нею в сторонке, потом вереницей потянулись через лёд. Было не морозно, но к ночи слегка запуржило, за метелицей уже с левого берега не видать было не то что обеих стрельниц, но и навершья стены меж ними. Едва выбрались на Занеглименную сторону, неслышно — только кони пофыркивали, звякая удилами — подплыли низкие просторные розвальни; Юшка пошуршал соломой, велел ложиться в серёдке ближе, к передку.

    — Мои позади сядут, с мушкетами, — мало ли, вдруг погоня, — сказал он. — А вас я холстиной покрою, больно уж вы приметны, чернецы. Метель метелью, а бережёного и Бог бережёт...

    Андрей вытянулся подле Насти, Юшка накинул холст, стал подтыкать по краям.

    — Слышь, сотник, ты там руки-то со своим попёнком особо не распускай... потому с духовным лицом блуд сотворить — оно грех вдвойне. Эдаким охальникам один путь в пекло, а там уж, сколь ни кайся, кара одна — за причинное место да на крюк...

    — Гляди, тебя б за язык не подцепили. Так мы что, прямо на Можайск теперь?

    — He-а, какой на хрен Можайск. Возле Новодевичьего заночуем, нам только заставу проскочить, там есть где укрыться...

    — А проскочим?

    — Да вроде договорено, — неопределённо ответил Юшка. — Бог милостив... К Можайску завтра ввечеру поспеете, я-то на Невель сразу подамся, поперёд вас...

    — Боярин вроде говорил — ты туда поведёшь?

    — Не, без меня доведут. Мне там загодя надо быть, гулящих этих поди ещё сыщи... Когда ненадобны, так они тут как тут, а как понадобятся, так с-под земли их не откопаешь...

    Андрей не больно-то представлял себе эту затею с нападением гулящих людей на посольский обоз; но Годунов, обговоривший всё с Лурцыным, был уверен, что всё сойдёт как надо. Сани тронулись и быстро набрали ход, мягко раскачиваясь и изредка постукивая полозом о мёрзлый ухаб; Настя, неосязаемая сквозь надетый под ряску тулупчик, теснее прижалась к Андрею и прошептала:

    — Господи, хорошо-то как... ты меня хоть за палец ущипнул бы, а то лежу и страх берёт: вдруг сон это, проснусь — а тут этот... вурдалак! Андрюша, ты не поверишь, он ведь за государя себя хотел выдать... «Я, говорит, государь!» Да грозно так. После, видать, сам ужаснулся, как я ножиком-то ему пригрозила... Андрюша, до Филиппова поста сколько ещё?

    — Да вроде неделя...

    — Успеем, стало быть. В Можайске, или где там будем, в первом же храме чтоб обвенчаться, ладно?

    — Меня-то уговаривать не надо! Мыслил, ты до Рождества подождать захочешь, чтобы уж там отпраздновать как положено...

    — Нет, ждать не хочу, до Рождества мало ли что ещё с нами станется, а ну как...

    — Ничего худого, ласточка, с нами не будет, а обвенчаться можно хоть завтра, кто ж против...

    — Жаль, тятя не увидит, — неожиданно всхлипнула Настя. — И как он отыщет нас там, после?

    — Отыщет, — не сразу отозвался Андрей. — Ну, конешно, может, не сразу...

    Тот, о ком они говорили, сидел тем временем у себя в работной и, праздно положив руки на чисто убранный верстак, разглядывал вернувшееся к нему железное кольцо с клеймом. Итак, Настёна на воле — прочее не имело никакого значения. Единственное, о чём ещё можно было заботиться, — это удастся ли им добраться до рубежа, погоню-то отрядят (ежели ещё не отрядили!) немалую... Ну да это уж как Бог даст, всего не предусмотришь...

    Своя же судьба Никиту Фрязина более не заботила, её круг замкнулся, едва он вручил Андрею ключ и листок бумаги с чертежом тайного государева подземелья. Что бы ни случилось после, ничего уже не могло в ней измениться. Поэтому он ещё днём сделал все распоряжения — и домоправителю, и старшому над подмастерьями — и даже (пересилив себя) поговорил с людьми, собравши их всех в столовой палате. Сказал, что государь на него опалился и потому он уходит — куда, ещё не надумал, может, к Троице-Сергию, а может, и в Печоры. Неведомо, кому казна передаст двор; кто захочет остаться при новом хозяине, пущай остаются, авось будет не хуже, прочие же вольны уходить кто куда. Коней и прочую скотину, а также всё, что удастся продать, домоправитель продаст и со всеми расплатится по записи, подмастерья же пусть разделят меж собою работный приклад — под приглядом старшого, чтоб по справедливости...

    В дверь стукнули, заробевший голос — он даже не разобрал чей — торопливо сказал, что мыльня готова, можно идти. Никита поднялся, впервые ощутив вдруг бремя возраста (и то сказать, за полсотни перевалило, не всякий до такого доживёт!), взял приготовленный узелок с исподним и лишь помедлил на пороге, в последний раз окинув взглядом свою мастерскую.

    Во дворе мело косым снегом, и он подумал, что метелицу прямо Бог послал: ясной-то ночью уходить им было бы не в пример труднее, а так, может, и обойдётся... Помывшись и остывая в предбаннике, снова ощутил это щемящее чувство последнего раза — оглядывая гладко обтёсанные, знакомые до мельчайшего сучка стены, вдыхая привычный запах горячего камня, лёгкого угарца, распаренного дерева. Ему вспомнилось, как достраивали двор после того большого пожара, когда пол-Москвы обратилось в пепелища; Марфуша была тогда на сносях (ждали, правда, сына, может, потому Настёнка и выросла такой нравной да своевольной), и всё представляли себе, как будут жить-поживать в новом доме, растить детей во утешение старости... Да, человек предполагает, а Бог располагает. Не довелось! Да и для него эти семнадцать годков скользнули, что миг единый. Дивно — ещё месяц тому жизни впереди было вроде как непочатый край, а теперь вот всё, чего ни коснёшься, всё — напоследок...

    Против ожидания уснул он в эту ночь скоро, спал без сновидений и проснулся, когда уже звонили к ранней обедне. Одевался с особым тщанием, во всё новое; раз-другой подумалось мимолётно, что до храма может и не дойти: если поторопятся, возьмут прямо на улице, да пораньше (чтобы и этот не утёк, пёсий сын). Но нет, дошёл без помех, Бог дал милости — исповедался, причастился, отстоял всю службу до подхождения ко кресту. На обратном пути домой снова вспомнил с острым укором совести, как Настя просила в гот вечер пойти вместе ко всенощной, а он отказался, сославшись на срочную работу. Может, будь тогда с нею... Да нет, пустое! Ничем бы он ей не помог, сам же мог пропасть за милую душу, — кто тогда дал бы Андрею ключ? Так что нечего гадать — если бы, да кабы. Как надобно, так судьба к тебе и оборачивается...

    Подходя к дому, он ещё издали увидел, что створки ворот притворены неплотно, а к ним ведёт свежий санный след. Ночная метель утихла, и утреннее небо разгоралось яркой безоблачной синевой.

    «Хоть денёк выдался погожий», — подумал он и вошёл в калитку.

    Сани, уже развернувшись посреди двора, стояли перед воротами на выезд, рядом похаживали двое в чёрных кафтанах. Работники боязливо поглядывали кто откуда — из конюшни, от амбара, с крыльца в дом.

    — Никита Михайлов, велено тебе быть ко двору, — сказал один из чернокафтанников, а третий — на облучке — стал перебирать вожжи, сделав Онисиму знак развести створки ворот.

    — Велено так велено, — отозвался Никита беззаботно и шагнул к саням. Потом остановился и обвёл взглядом двор и всех, кого смог увидеть хоть издалека.

    — Прощайте, братцы, — сказал громко и твёрдо, снял шапку и поклонился в пояс на три стороны. — Простите, коли обидел кого, и не поминайте лихом. Дай вам Бог...

    Когда тронулись, он закрыл глаза и долго не раскрывал, потом всё-таки раскрыл — подумал, что надо же наглядеться напоследок. От быстрого бега саней лицо обвевало морозцем, но день вставал безветренный, уже зарозовевшие по верху дымы подымались столбами, не изгибаясь.

    «Далеко ли успели отъехать за ночь», — подумал он с кольнувшей в сердце тревогой, но тут же заставил себя успокоиться: не было бы суждено Настёне выйти на волю, так и вчера не вышла б, а так что ж, станет ли ангел-хранитель играть с нею, как кошка с мышью...

    Во дворце его сразу провели наверх, он малость подождал в пустом покое, потом велели идти дальше. Государь сидел в кресле, одетый в узкий чёрный как бы подрясник, подпоясанный простым кожаным ремнём, и на вошедшего Фрязина воззрился свирепо, поигрывая рукоятью посоха.

    — Здрав буди, Иван Василия, — сказал Никита, отдав малый поклон. — Сказывают, видеть меня хотел?

    Иоанн долго смотрел на него молча, потом улыбнулся жутковатой усмешкой.

    — А ты смел, Никитушко, — сказал он. — Как с равным говоришь!

    — Так ведь кумовья мы, помнится. Аль память мне изменяет? Дело-то давнее, сколь уж там минуло — семнадцать годов скоро...

    — Верно счёл. Однако кум кумом, а всё ж таки я тебе ещё и государь, ась?

    — Да нет, Иван Василия, какой ты мне государь... Государем того величают, кого душа таковым признаёт, а коли этого нет, так что ж, тот и государь, кто над плотью властен? Так плоть, она плоть и есть... нынче живёт, а завтра обращается в прах смердящий. Тогда и тюремщик — государь, потому в его воле одному узнику жизнь оставить, другого же удавить.

    — Ну, ты не токмо розмысл, выходит, но ещё и филозоф изрядный, — с той же застывшей усмешкой вымолвил Иоанн.— Сейчас, однако, рассуждения филозофические оставим, понеже вызвал я тебя яко розмысла. Те замки к тайному ходу — не ты ли божился, что их никакая отмычка не откроет?

    — Божиться не божился, кощунствовать не привычен, а сказать — сказал. И опять скажу: тех замков отмычкой не отворить.

    — Однако же отворили! И не то чтобы отворили да открытыми бросили, а все до единого обратно позамыкали. Как сие объяснишь, умелец?

    Никита со скучливым видом пожал плечами:

    — Чего ж тут объяснять... Коли есть ключ, так оно просто. Что отомкнуть, что замкнуть — невелика наука, а позамыкали для того, мыслю, что погони опасались... всё ж таки лишняя препона.

    — Какой ещё ключ?! — Иоанн подался вперёд в кресле, опираясь на посох. — Ты про что это? Ключи при мне!

    — При тебе малые. А тот, первый, что велик показался, припомни. Его, конешно, сразу пережечь следовало, да я, промыслом Божиим, вишь, запамятовал... а он и пригодился.

    — Так ты, вор, отдал его?!

    — Отдал, вестимо. Не самому же было лезть в подземелье, староват я для таких подвигов... А вором меня не зови, не срамись. Кто из нас двоих вор, то на Страшном Судилище явным станет: я ли, что двадцать лет служил тебе верой и правдой, иль ты, крёстную свою дочь в неистовстве умыкнувший на растление... едино дабы похоть ублажить, сквернавец ты непотребный! Мало что в содомском грехе погряз, так иного захотелось отведать? Ещё, вишь, в обиде, что его «великим государем» не величают!

    — И кому ж ты ключ отдал? Хотя о том догадаться немудрено. Ладно, иное спрошу: через кого дознался, где дочь?

    — А вот этого тебе знать не надо.

    — Да ты, смерд, никак и впрямь обезумел? Всё ведь сказать придётся!

    — Ан нет, Иван Василия. — Фрязин усмехнулся, покачал головой. — Уж я коли решился не говорить, то и не скажу. Ты, я слыхал, потехи ради в застенки хаживаешь, так зайди, когда меня в работу возьмут. Зайди, не поленись! А то из бояр подноготную выпытывать, оно конешно, занятно бывает, да с теми ведь не натешишься, жидковаты они на расправу. Иных же ты ещё не видывал, верно? Ну так увидишь! Коли Господь дал мне дочь вырвать из твоих смрадных когтей, то уж, верно, поможет и муку принять достойно...

    Иоанн долго молчал, глядя в пол, потом поплескал в ладони и вошедшему служителю велел кликнуть Малюту. Тот, видно, был неподалёку — вошёл неспешно, косолапым своим ходом, оценивающе глянул на Фрязина, потом на Иоанна — вопросительно.

    — Бери его, Лукьяныч, — сказал тот глухо.

    Скуратов взял мастера за рукав, тот гадливо отдёрнулся:

    — Не трожь, сам дойду...

    Когда они вышли за дверь, Иоанн снова кликнул Малюту.

    — Выведешь вон туда, — указал он на залитое утренним солнцем окно, — и голову долой. У меня на глазах чтоб!

    — Помилуй, государь! — Малюта едва не потерял дар речи. — Может, хотя бы... на кол его?

    Иоанн с маху вонзил в пол остриё посоха:

    — Ты, хамово отродье, сам туда сядешь! Я что, совета твоего спрашивал? Или своим умишком решил суд за меня вершить? Ступай прочь, пёс! Да, вот ещё... Саблей искусно ли владеешь?

    — Государь, я в ратном деле не новичок!

    — Добро. Никитку топором палаческим не поганить, возьмёшь саблю... да проверь, чтобы наточена была как должно! И сам его срубишь. Не мешкайте там — я видеть хочу... Отвори окно!

    Фрязина вывели скоро. Небольшая отгороженная площадка у крыльца, покрытая выпавшим за ночь снегом, была уже вся освещена солнцем, сияла до рези в глазах, и так же ярко пылал лазурным огнём нарядный, крытый василькового цвета атласом кафтан на плечах смертника. Иоанн, весь подавшись вперёд, смотрел не отрываясь, беззвучно шевелил губами. Наконец появился Скуратов, неся под мышкой вложенную в ножны саблю. Фрязина, взяв с обеих сторон за локти, принудили стать на колени, он широко перекрестился и опустил голову, круговым движением подальше выпростав шею из ворота.

    Малюта отбросил пустые ножны, подошёл ближе, чуть отступил, примериваясь. Иоанн даже не уловил, как он замахнулся, — вспышкою полыхнул на солнце клинок, и обезглавленное тело, помедлив миг, осело наземь, заливая слепящую белизну алыми потоками.

    Иоанн, ступая медленно и тяжело, вернулся к своему креслу, сел, низко согнувшись. Не поднял головы и когда вернулся Скуратов. Тот потоптался у порога, кашлянул.

    — Чего тебе? — спросил Иоанн, не оборачиваясь.

    — Государь, как велишь... с ним?

    — Отпоют пущай... хоть у Николы Гостунского, и погребут пристойно. Гроб чтоб был как положено. Ступай!

    — Государь, дозволь ещё слово...

    — Ну?

    — Я насчёт утеклецов этих. Тебе ведомо ли, что Ондрюшка Лобанов давно уж с ливонским посольством снюхался?

    — Ведомо. Что с того?

    — Государь, чую я, вот те крест, что затеяли они с посольскими вкупе за рубеж уйти, дозволь вслед моих людей послать...

    — Не надо никого посылать, сумеют уйти — пущай уходят. Невелика потеря! Мне с кесарем свару затеять дороже обойдётся. Ступай, займись чем велено...

    Посидев ещё, Иоанн подошёл к кивоту, опустился на колени и стал креститься, истово прижимая щепоть ко лбу.

    — Упокой, Господи, душу новопреставленного раба Твоего Никиты, — шептал он, закрыв глаза, — яко благ и человеколюбец, милостив будь к нему на страшном Твоём судилище, прости ему все прегрешения его, вольные и невольные, словом, делом и помышлением, в ведении содеянные и в неведении...
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Нападение случилось не доезжая Невеля, в глухом лесу, — злодеи выскочили с обеих сторон со свистом и гиканьем, кинулись резать постромки, кромсать кожи, которыми были увязаны сани с поклажей, стаскивать наземь отбивающихся всадников. В схватку вступила московская охрана: рейтарам посольского эскорта вообще не полагалось обнажать оружие по сю сторону границы; пристав, сопровождающий ливонцев от самой Москвы, велел им гнать к Невелю что есть духу — с шайкой управятся и без них. Оторвавшись от москвичей, пошли дальше на рысях и уже под самым городом подобрали в обоз двух чернецов.

    Преследуя разбойную ватагу, охрана подзадержалась и к дому на рыночной площади Невеля, где посольство расположилось на ночёвку, подоспела уже под вечер. Лурцинг, пригласивший пристава отужинать вместе, посетовал, что и у них не обошлось без потерь: одному из рейтаров шальная пуля угодила в лицо и так рассадила нос и щёку, что бедняга чуть не изошёл кровью — лежит теперь весь перевязанный, и Бог весть, довезут ли его до Риги живым...

    Едва не изошедший кровью солдат сидел в это время в одном из невельских шинков, успешно начав пропивать полученный за выполнение нарочитого задания аванс. Задание (переодеться в вольное платье, перейти рубеж под видом местного жителя и пробираться в Ригу своим ходом) было ему не в тягость — немец по крови, он был здешний уроженец, «рифлянт»[27], как их тут называют, и знал округу как свои пять пальцев. За это и был избран из прочих наёмников.

    Наутро посольский поезд готовился в путь с сугубым тщанием. Хотя Невель после полоцкого похода и утратил значение порубежного города, ибо простирающиеся за ним литовские земли отошли к Москве, всё же это была Литва — край не полностью завоёванный и отнюдь не усмирённый. Невзирая на подписанное перемирие, там без конца дрались меж собой разные то ли шайки, то ли отряды, большинство коих не признавало власти ни царя Иоанна, ни великого гетмана Литвы Радзивилла Чёрного, ни короля Сигизмунда Августа. Орден в этой склочной войне участия не принимал и не держался ничьей стороны, к тому же шайки, даже из самых отпетых, не решались нападать на послов, чьи охранные грамоты были подписаны сильными мира сего. Поэтому московскому приставу велено было сопроводить ливонцев именно до Невеля, а там уж Бог им в помощь — авось доберутся...

    Пристав был человек степенный и службу нёс исправно, поэтому он и в этот последний день придирчиво, сверяясь по бумажке, пересчитал всех посольских слуг, конюхов и охранников и убедился, что одного рейтара и впрямь не хватает в строю. Раненого, сказали ему, устроили в санках отца капеллана. Пристав подъехал и к санкам — пострадавший лежал весь в повязках, дышал трудно и с присвистом, капеллан же, облачённый во всегдашнюю свою коричневую рясу, подпоясанную белым шерстяным вервием, сидел с низко опущенной головой под просторным куколем, прилежно перебирая чётки.

    «Ишь старается, — подумал пристав, — не дожить, видно, немчину до дому...» — И быстро отворотил коня, дабы не заразиться папежским духом.

    Андрей, наблюдавший за ним из-за плеча соседнего в строю рейтара, с облегчением перевёл дух, когда пристав отъехал, не попытавшись поднять куколь и проверить, действительно ли под ним капеллан. Впрочем, это было маловероятно, он больше опасался другого: Настя накануне слегка простыла, покуда подкарауливали посольский поезд, и ночью на неё дважды нападал чох. Могла расчихаться и теперь, а уж дотошный пристав наверняка разобрался бы на слух, кто чихает — старый мних или юная жёнка...

    Мало ли из-за чего всё может сорваться в последний миг! Такое тоже было предусмотрено: в случае чего рейтарам следовало задержать москвичей сколь можно дольше, остальным же — намётом уходить за рубеж. Но начать новую жизнь с того, чтобы скрестить оружие с соотчичами... Ему, сотнику Лобанову, драться с москвичами?

    А ведь могут и убить, в самой пустяшной схватке кому-то приходится плохо. Как тогда будет Настёна — одна, на чужбине, без отца и мужа... Он не уставал повторять жене, что Никита Михалыч непременно разыщет их, где бы они ни решили поселиться; однако сам в это не верил. Нельзя было понять решение тестя остаться в Москве, на что тот уповал — на государево милосердие? О теперешней участи мастера Фрязина страшно было и подумать. Только бы Настя подольше верила, что они увидятся рано или поздно...

    Странно, последние дни только об этом и мечтали, поскорее бы добраться до рубежа, а теперь, когда до него было уже рукой подать, Андрей не испытывал радости. Скорее он — чего никогда не бывало ранее — был растерян и подавлен, словно впервые представив себе вдруг объем ломки, предстоящей в их с Настей судьбе. Ломка уже началась, бесследно поглотив всё прошлое и привычное, но самое трудное было впереди — когда придётся привыкать к новому, приспосабливаться к чужому и незнакомому...

    А вот Настя, похоже, этого не испытывала. Или по меньшей мере не показывала виду, что испытывает. Единственным, что её угнетало, была разлука с отцом и страх за его судьбу; Андрей не мог не сказать ей, откуда взялся ключ, и теперь она (хотя ни словом об этом не обмолвилась) понимала, ясное дело, что отцу — если не успеет с побегом — придётся держать ответ. Но она верила, что убежать он успеет и сможет отыскать их в Литве и они будут жить все вместе. Как жить — её не заботило; это, сказала она, решать мужу, ему возводить жизнь, как возводят дом, а жене положено обустраивать её изнутри. И это она сумеет. А что будет снаружи, заботило её куда меньше, чем то, к примеру, что Андрею в Невеле пришлось первым делом обрить бороду. Увидев его в таком непристойном виде, Настя ужаснулась и расплакалась.

    — Что ж ты теперь, — причитала она, — словно кот: усы торчат, а внизу всё голое — срам-то какой!

    — Так мне ж немчином надо вырядиться, а они, глянь, все обриты, — увещевал он её. — По бороде ли тужить, новую отращу не хуже той, дай только ноги унести...

    По правде сказать, потеря бороды огорчила и его самого — больше, чем можно было ожидать. Хотя брадобритие не было на Руси под запретом со времён великого князя Василия Иоанновича, оголившего свой лик в угоду литвинке Елене Глинской, и московские вольнодумцы по сей день дерзновенно уподоблялись котам, всё же борода почиталась первым признаком мужского достоинства. Уступка новым веяниям проявлялась лишь в том, что бородачи помоложе уже не распускали свою красу во всю грудь, подобно венику, но подстригали накоротко — пальца на два-три, не дольше. Сейчас, обряженный в неудобный с непривычки рейтарский мундир, зябко ощущая морозец всей кожей выбритого подбородка, Андрей чувствовал себя постыдно и смехотворно — словно медведь, изловленный и выставленный напоказ...

    Подумать только, ничего не осталось от старой его, привычной московской жизни, всё облетело прахом! А можно ли было обойтись иным? Как? Отдавши Настю ведьмаку на поругание — смог бы жить? Или удавился бы, как Иуда?

    Капитан эскорта — рыжий, с устрашающими усами — выкрикнул команду, и строй тронулся, звякая удилами и оружием и поскрипывая непрогревшейся ещё кожей седел. Стремена висели слишком низко — посадка у рейтаров была не наша, с почти вытянутыми ногами; Андрей подавил вздох, вспомнив своего Орлика. Проехали мимо санок капеллана, потом миновали ещё одни, где из поднятого ворота тулупа понуро свисал отливающий сизым нос Юсупыча. Что ж, вот уже, почитай, и семейство — будет с кем починать новую жизнь...

    Выехав из города, снова остановились — здесь московская охрана их покидала. Пристав, спешившись, откланялся послу, обменялся с Лурцингом какими-то бумагами, и стрельцы, попарно разворачивая коней, потянулись обратно к Невелю. Посольский же поезд двинулся дальше — на Пустошку, удаляясь от рубежа Московской державы. Хотя никто не мог бы сказать определённо, в чьей власти сейчас земля, которой они проезжали, всё же это было уже новое государство — Великое княжество Литовское.

    Заночевали уже в Пустошке. Городок был занят небольшим московским отрядом, начальник его приехал узнать, нет ли в чём нужды, и был приглашён отужинать вместе с послом. Только после этого (было около полуночи) Лурцинг осторожно — чтобы не разбудить спящую Настю — постучался к ним в светёлку и сказал, что господин барон хотел бы видеть господина Андреаса.

    — Извини, что поднял тебя, мой мальчик, — сказал посол, — но это надо решить не откладывая. Ты хорошо обдумал то, о чём мы говорили вчера? И как смотрит на это дама Анастасия?

    Андрей понял почти всё, но всё же выслушал перевод Лурцинга и сказал, что да, они с женой говорили об этом и ехать в Пруссию всё же не решаются.

    — Трудно нам будет там прижиться, — сказал он извиняющимся тоном. — Тут всё-таки своих побольше, и храмы есть... А там как же — и к обедне пойти некуда...

    — Ну что ж! — Посол развёл руками. — Не скрою, мне было бы приятнее услышать другой ответ, но, скажу по правде, я его не ждал. Понимаю тебя. Очень хорошо понимаю! В Москве скончалась моя любимая сестра Анна, и в Москве же я нашёл тебя, так что для меня этот город уже не чужой и не враждебный, во всяком случае. И всё же поселиться в Москве я бы не смог! Поэтому вряд ли и вы с женой сможете жить у нас. Может быть, когда-нибудь потом, со временем, это изменится, но пока... Значит, вы едете в Острог?

    — Да, куда же нам ещё.

    — Вероятно, это разумное решение. Иоахим хорошо знает князя Константина, и он тоже считает, что там вам будет лучше.

    — Да, я действительно так считаю, — добавил Лурцинг уже от себя. — Князь давно уже стал как бы... вождём русской партии в Литве. Его владения на Волыни, а они огромны, так и называют — Литовская Русь. И многие твои соотечественники там поселились. Ты в Москве слышал про Ивана Фёдорова?

    Андрей подумал, пожал плечами:

    — Не припоминаю... Он что, в стрельцах числится?

    — Он человек учёный. Начал печатать книги, поэтому его из Москвы изгнали. Так Константин Острожский дал ему устроить книгопечатню там, в своих владениях. Князь весьма влиятельный человек, — Лурцинг уважительно поднял палец, — настоящий магнат, с ним считаются и в Вильне, и в Кракове. Для тебя будет большой удачей, если удастся поступить к нему на службу.

    — Не так-то это просто, я думаю, — заметил Андрей, — к нему, верно, многие хотели бы приладиться.

    — Именно поэтому ты поедешь туда с доктором Лурцингом, — сказал посол. — Охранную грамоту я не могу выписать на твоё имя, поскольку у тебя пока нет статуса. Поэтому не сочти за бесчестье, если ты, дама Анастасия и любезный твоему сердцу турок поедете в свите доктора. Ему мы придумаем какое-нибудь поручение к самому князю Константину, и для вас это будет надёжное прикрытие. Иначе добраться туда было бы трудно, война ещё не кончена, а временные перемирия — штука ненадёжная, и не все принимают их всерьёз. Иоахим, сколько отсюда до Острога?

    — Точно не помню, но миль четыреста наберётся.

    — Да, это неделя пути. Русскому сейчас не так просто пересечь Литву, не зная языка и местных обычаев, с доктором же вы будете в безопасности.

    — Спаси Бог, это хорошо придумано. А что до «бесчестья», то я не спесив, могу и слугой побыть... коли надо.

    — Ну, это уж крайность! Думаю, Иоахим сумеет убедить князя Константина оказать тебе должное внимание, однако помни, что, пока я жив, у тебя всегда есть к кому обратиться в случае нужды... и я позабочусь, чтобы твои права были обеспечены и после моей смерти. У меня есть ещё один племянник, но это сущие иуды — и он, и его отец, сообщаю на тот случай, если тебе придётся с ними столкнуться. Надеюсь, этого не будет: доктор Лурцинг взялся уладить легальную сторону дела, и едва ли с этим возникнут трудности, ибо Готхольд и его отродье столь же глупы, сколь зловредны. А тобой, Андреас, я горжусь! Камергер Готт-ду-нофф рассказал Иоахиму историю освобождения дамы Анастасии — ты истинный рыцарь...

    — Да какая там история... Ничего б я не сделал, не найдись ключ, а с ключом-то всякий сумеет.

    — Но не всякий отважится. Ладно, мой мальчик, не стану тебя захваливать! Итак, завтра разделимся у Себежа — мы едем к Риге, а вы с доктором поворачиваете на юг. Вы уже бывали там, Иоахим, какие города на пути?

    — Полоцк, Лепель, Минск, Слуцк, Сарны...

    — Полоцк, — повторил Андрей. — Туда вот не хотелось бы... Там нашего войска полно, не ровен час, напорешься на знакомца.

    — Очень хорошо, Полоцк обогнём стороной — с запада...

    Андрею опять стало муторно. Дожил, от своих должен теперь стороной бегать! Да какие они «мои», попытался он возразить себе, отныне всякий, кто служит ведьмаку верой и правдой, — мой враг. Выходит, что же, ну кончится перемирие, и что тогда? Знать хотя бы, как тут войско-то набирают... хорошо, коли верстают лишь охотных, а коли обязывают? Он теперь совсем по- иному смотрел на бегство Курбского, одного не мог князю простить: что тот стал водить литовские рати. Однако, если и он так же рассудил: всякого, мол, кто служит Иоанну оружно, надлежит числить врагом? Почему же тогда и самому оружие на него не поднять? Да-а, вот оно как всё обернулось...

    Возвращаясь к себе, он увидел под дверью свет. Свечка оплывала на столе, Настя сидела обхватив поднятые колени, положив на них щёку, смотрела на него круглыми глазами, где отражались два огонька.

    — Проснулась, а тебя нету...

    — Дядька просил зайти, судили, куда нам дальше-то утекать.

    — Хочет небось, чтобы в Немцы? Смотри, Андрюша, как те более по душе... мне-то что — куда ты, туда и я... только, мнится мне, в Немцах не больно приживёшься...

    — Нет, туда не поедем! Решили подаваться на Волынь, ко князю Острожскому... Там, говорят, наших много живёт — ну которые утеклецы, вроде нас.

    — Ну и слава Богу. А где эта Волынь?

    — Там, на полдень отсюда. — Андрей неопределённо махнул рукой. — Сказывают, за неделю можно доехать.

    — Слава Богу, — повторила Настя. — Среди своих оно проще-то будет. А я чего проснулась — тятю во сне видела, да таково хорошо!

    — Ну, я ж говорил. — Андрей задул свечу, лёг. — Разыщет нас Никита Михалыч! Как видела-то, расскажи.

    — А вроде стоит он на дворе, хотя двор не наш, — Настя вытянулась рядом, прижалась теснее, несмело провела кончиками пальцев по его плечу, — крыльцо какое-то... столбы толстые, закрученные... а снег чистый-чистый, и солнышко слепит прямо, а тятя нарядный страсть, в новом своём кафтане, — кафтан летом ему пошили, крыт синим атласом, блескучим таким, а застёжки серебряны. И ликом тятя светел, смотрит вот так прямо — будто я перед ним, хотя меня вроде там нету — смотрит, вроде и рад, что меня увидел. И мне тоже таково радостно, что свиделись... я оттого и проснулась, и так мне на душе хорошо стало... Андрюша, я чего простить себе по сей день не могу, тогда вот, как собрались мы с Онуфревной к вечерне, я тяте и говорю: «Пойдём, мол, вместе», а он не пошёл — работы, говорит, много. Так я, веришь ли, осерчала и крикнула, уходя: «Ну и сиди тут со своими железками!» Ещё и дверью хлопнула... а более с ним и не повидались...

    — Ну, ну, Настя, ну чего ты, — он прижал её голову к своей груди, — ну не горюй, мало ли чего не скажешь в сердцах. Может, он и порадовался тогда, что ты осерчала, — любишь, значит, коли так хотела вместе пойти. А сон добрый!

    — Добрый, да... Я нот и подумала: может, не серчает на меня тятя, коли таким светлым привиделся...

    — Ясно, не серчает, заверил Андрей. Усни, лада, может, ещё что доброе приснится. Да и поздно уже, петухи скоро заголосят. Завтра опять в дорогу, а путь нам не близкий...

    
Шёл уже декабрь, когда они добрались до Ровно — без приключений и неожиданностей, хотя ожидать можно было всякого. Эти земли населены были вперемешку литвинами и ляхами, встречались и русины, однако в меньшем числе. Иноверцев, включая жидов, было куда больше, и на едущих из Москвы посматривали косо. А что едут оттуда, следовало из охранной грамоты, где красовались подпись и печать комтура барона фон Беверна, интернунция Тевтонского ордена при дворе царя и великого князя Иоанна (Лурцинг разъяснил Андрею, что по протоколу дипломатическому посол фон Беверн являлся, по существу, лишь интернунцием, сиречь посланником). В каждом попутном местечке грамота предъявлялась войту, а уж от него весть о прибытии «московитов» расходилась быстро. Иной шляхтич при виде путников грозно подкручивал усы и хватался за рукоятку сабли, но до открытых стычек дело не доходило. Из Москвы-то из Москвы, но гонец ехал вроде бы орденский, а гневить этих «крестоносцев» здесь по старой памяти избегали. Даже спустя полтораста лет после Грюнвальда.

    Юсупыч не мог понять одного: судя по солнцу, путь лежал на юг, однако морозы становились всё крепче. Хотя, конечно, до вожделенных берегов Босфора было ещё далеко. Едучи вместе с Настей в санках под овчинной полстью, он стал донимать её прельстительными речами о том, что коли уж так сложилась судьба, — кысмет! — что несравненной пришлось покинуть город, осчастливленный её появлением на свет, то разумно ли ставить пределом странствия какую-то Волынь? Со столь ужасающим, судя по морозу, климатом!

    — Если госпожа соизволит прислушаться к моему ничтожному мнению, я укажу иной путь, более достойный твоего великолепия. Почему бы не склонить твоего доблестного супруга к тому, чтобы местом постоянного пребывания он избрал Магриб?

    — Какой ещё гриб...

    — Магриб, великолепнейшая! Дивный край на берегу Срединного моря — насупротив Гишпании. Там не бывает зимы, не увидишь снега...

    — Это что ж, круглый год лето? Скушно небось. И что б мы там стали делать, в том Магрибе?

    — Несравненная, там живёт тьма народу, и никто не бездельничает! Самым прибыльным считается морской разбой или, на худой конец, торговля. Мой почтенный отец занимался торговлей, но твоему супругу это не пришлось бы по нраву — по натуре он лев. Пожелай он стать пиратом, Срединное море содрогнулось бы от Александрии до Джибр-Альтара, а непобедимый Хайреддин выдрал бы себе бороду от зависти к его славе...

    В Ровно они побывали в «лазнях» (так в этих местах называли мыльню), переоделись во всё свежее. Наутро выехали рано и уже в полдень, на подъезде к Острогу, увидели за оснеженными деревьями парка кровли огромного дворца. Лурцинг придержал коня, указал Андрею рукой:

    — Вон палац князя Константина Острожского!

    Андрей помолчал, вглядываясь и дивясь размерам «палаца», потом спросил:

    — Ты прямо гуда?

    — Нет, поедем в город, поищем где остановиться, потом я пошлю человека — спросить князя, когда сможет меня принять. Вторую визитацию, думаю, сделаем уже вместе с тобой...

    Ответ князя Константина Константиновича не заставил себя ждать — достопочтенного доктора Лурцинга ждали сей же вечер, за ним были присланы богато убранные сани с провожатыми. Когда он отбыл, Андрей прошёлся по комнате, похрустывая пальцами, подошёл к сидевшей у камелька Насте и тоже загляделся на огонь.

    — Вернётся небось поздно, — вздохнула она, — спать уж будем... Или обождать хочешь?

    — Чего ждать-то? Завтра узнаем. Ко князю прилепиться, оно конешно, не плохо бы... да ведь и на нём свет клином не сошёлся. И в других местах люди живут.

    — Деда тут меня распотешил, — засмеялась Настя. — Уговаривает в магриб какой-то ехать — тепло, мол, и на берегу моря-окияна. Ты, говорит, разбойником морским мог бы стать, очень уж прибыльное дело. А чего, Андрюш? Не примет нас князь, так туда и подадимся. Одно худо — снегу там не бывает, а это что ж за жизнь...

    — Без снегу скушно, — рассеянно согласился Андрей. — Ладно, тут не выгорит — найдём, где нам своё гнездилище ладить. Знать бы только, надолго ли...

    — Наспех гнезда не вьют, — рассудительно отозвалась Настя. — Поискать — где, в каких краях, это надо не торопясь, а уж как корни пустим, того места и держаться. Ну а долго ли — про то и ненадобно нам знать, проживём сколь положено. Да вроде мы с тобой и не такие уж старенькие?

    — Я-то ещё ничего! — Андрей приосанился, играючи потеребил её за кончик косы. — А ты вот к Троице раздобреешь, так... ну всё, всё, молчу! Я, лада, про другое подумал: может, ещё и сподобит Господь домой вернуться...

    — Ещё чего! — возмутилась Настя. — К вурдалаку этому меня теперь калачом не заманишь. Мало тебе, что сей раз едва ноги унесли?

    — К нему и не помышляю... Да ведь он, чай, не Кащей Бессмертный? И так уж боле двадцати годов на престоле сидит, пора бы и честь знать! Хотя и то верно, что про царевича Ивана ближние его не больно-то по-доброму отзываются... Как бы ещё не вышло такое, что Иоанн Иоаннович почище Иоанна Василича окажется.

    — Бог милостив, — убеждённо сказала Настя. — Нешто мы на Руси такие уж все непутёвые, что нам теперь за грехи наши что ни государь, то вурдалак? Авось, чего иного дождёмся...
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   Примечания

  

  


    1

   

   Крыж — западный, католический, римский крест.

  

    2

   

   Лиходельница — блудница (старорус.).

  

    3

   

   Накры — бубны или литавры (старорус.).

  

    4

   

   Розмысл — изобретатель, механик (старорус.).

  

    5

   

   Муроли — каменщики (старорус.).

  

    6

   

   Ляда — дверца, ставень (старорус.).

  

    7

   

   Комтур — в германских военно-монашеских орденах — ранг, дающий право управления определённым участком подвластной ордену территории. Аналогично коменданту (нем.).

  

    8

   

   Имеется в виду император Священной Римской империи Фердинанд I Габсбург.

  

    9

   

   В XVI в. верста была вдвое длиннее и равнялась 1000 саженей.

  

    10

   

   Карманные.

  

    11

   

   Ныне г. Вильяпди (Эстония).

  

    12

   

   Т. с. хранителем большой государственной печати.

  

    13

   

   Памятная медаль или монета, носимая в качестве воинской награды.

  

    14

   

   Имеется в виду султан Османской империи в 1520 — 1566 гг. Сулейман Великолепный.

  

    15

   

   Арабское название Северной Африки.

  

    16

   

   «Красным львом» на профессиональном жаргоне алхимиков именовался препарат, якобы способный превращать в золото некоторые металлы (свинец, ртуть). «Белый лев» должен был превращать их в серебро.

  

    17

   

   Звёздного, т. е. определяемого положением небесных тел.

  

    18

   

   Касоги — в средневековой России общее название нескольких северокавказских племён: черкесов, кабардинцев, адыгейцев и др.

  

    19

   

   В XVI в. слово это употреблялось в значении «ищейка», «сыщик».

  

    20

   

   7055 г. = 1547 г.

  

    21

   

   Домашняя женская одежда в средневековой России — летник, подбитый для тепла мехом.

  

    22

   

   Времяисчисление XVI в. делило сутки на две части — день (от 6.00 до 18.00 по-нашему) и ночь (от 18.00 до 6.00). Следовательно, тогдашние часы показывали «6» либо в полдень, либо в полночь.

  

    23

   

   Ныне — Кутафья башня.

  

    24

   

   Слово «крестец» («крестцы») употреблялось в двояком значении: и как «уличный перекрёсток», и как «скрещение дорог» (в поле).

  

    25

   

   Ударное оружие, вроде булавы или шестопёра.

  

    26

   

   По-нашему — 21.00.

  

    27

   

   Испорченное «лифляпдец» (Лифляндия — нем. название Ливонии).

  Content
Государева крестница
КНИГА ПЕРВАЯ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
КНИГА ВТОРАЯ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Примечания

OEBPS/vignettes/title_before.png





OEBPS/page-map.xml
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



OEBPS/vignettes/chapter_end.png





OEBPS/vignettes/title_after.png





OEBPS/images/bin00000004.png





OEBPS/images/bin00000005.png





OEBPS/images/bin00000002.png





OEBPS/images/bin00000003.png
IOPUM CJIIEITYXUH

FOCYAAPERA
KPECTHNLUA






OEBPS/images/bin00000001.jpeg
W cxax on l’ycs CBOCY JKEJIC3HOW PYKOW.
W mapek ero nmpocrovt mox Msanom I'posubiv.
OxHako 1 Haj Hapem GhLIa A,
3B KOTOPYIO

TOCYIAPEBA %
KPECTHUIIA






OEBPS/images/bin00000000.jpeg
IOPVlT/l (UIEHYXI/IH

I‘QQ\’AAW 1A






